
        
            
                
            
        

    Annotation
В книгу известного прозаика и эссеиста Михаила Холмогорова (1942-2017) вошли эссе «Путешествие по воду» и «Хождение за три леса», сочиненные в деревне Устье Тверской области, где он жил в теплые месяцы в течение многих лет, впервые публикующиеся выдержки из «летних» дневниковых записей и размышлений за десятилетие 2006-2016, а также автобиографическое эссе «Кто я? Откуда?», написанное специально для этой книги.
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Моей жене Алёне —

к 40-летию нашей общей жизни




 

В последних числах сентября 


В деревне скучно —
Грязь, ненастье…

А. С. Пушкин. «Граф Нулин»




До последних чисел сентября мы доживаем в деревне не каждый год. Разного рода обстоятельства срывают с места, и вот мы в Москве, на целых 8–9 месяцев перезимовываем: настоящая-то жизнь осталась там, в Тверской области, в деревне Устье. Здесь в свободное от прогулок по лесам время сочинялись биографический роман о Лорис-Меликове «Вице-император», наши эссе, составившие книги «Второстепенная суть вещей» и «Рама для молчания», мой роман «Жилец». А по свежему впечатлению написаны были «Путешествие по воду» и «Хождение за три леса».

Увы, далеко не все, что приходит в голову, устремляется в жанровую форму. То афоризм сложится, то чем-то интересная дневниковая запись. Класса с девятого заводил блокноты и тетради, но – странное дело! – чем лучше была специально выбранная для такой цели бумага, тем крепче сжимал горло стыд за несовершенство придуманной и записанной фразы. И только на листах бумаги А4 оставались обрывки «ума холодных наблюдений». Но XXI век одарил нас ноутбуками, и вот уже доброе десятилетие мои записи, сделанные на крыльце деревенского дома, сохраняются, как белые грибы в морозильнике.

Решить, что из этого пугающего массива текста, из этих миллионов букв включить в книгу, оказалось задачей немыслимой. Поэтому действовал практически наугад. Оттого раздел «Летние записи» имеет подзаголовок «случайная выборка». Так что заранее прощу прощения за повторы. Они еще раз доказывают, что человеку свойственно топтаться на одной и той же мысли, когда-то показавшейся интересной.

А с Александром Сергеевичем позволю себе поспорить: в деревне скучно быть не может. Даже в ненастье.

 
Сентябрь 2016


Кто я? 

Откуда? 


Начнем, как говорится, ab ovo. Древностью род Холмогоровых не отличается. Родословная наша ведется от священника Михаила Семеновича, жившего в селе Ведерницы Дмитровского уезда Московской губернии в 1740 году. Я это знаю из «Родословия Холмогоровых», изданного в 1914 году священником Гавриилом Холмогоровым, нашим тщеславным родственником. Сын Семен и внуки Михаила Семеновича – дьячки, т. е. не священно-, а церковнослужители, те же крестьяне, только не крепостные, а церковные. Дочек, кстати, выдавали в крестьянство. Столь недавнее начало рода объясняется тем, что священники и тем более – церковный пролетариат – фамилий до 1822 года не имели, а посему не представляется возможным установить более древние корни Холмогоровых. Звучные русские фамилии, отдающие литературой, – Цветаевы, Розовы, Добролюбовы, Флоренские – верный признак духовенства. Еще с первых посещений Третьяковской галереи мое внимание обратили на эскиз М. В. Нестерова «Портрет М. К. Холмогорова». В картине «На Руси» он изображен в образе царя. В «Руси уходящей» Павла Корина одна из центральных фигур – он же, известный протодьякон Михаил Кузьмич Холмогоров, четвероюродный брат моего отца. Поскольку воспитание я получил атеистическое, большого впечатления это на меня не произвело.

К середине XIX века предки наши потянулись в Москву, и мой прадед Семен Васильевич (1814–1891) в 1846 году поступил на службу в Московский почтамт, где достиг чина статского советника, а в свидетельстве о дворянстве сказано, что в 1876 году удостоен был ордена Владимира 4-й степени. Так что с 31 августа (ст. ст.) 1877 года по рескрипту его величества Александра II мы – потомственные дворяне. Дворяне столбовые, насчитывающие минимум 14 поколений, прозвали выходцев из духовного звания колокольным дворянством.

Дед Сергей Семенович (1856–1925) окончил медицинский факультет МГУ, был в генеральском чине действительного статского советника, профессором кафедры акушерства медицинского факультета МГУ, судя по остаткам порванной фотографии выпускников 1880 года, однокурсник Склифосовского. Женат он был на Александре Ивановне Смоленской, дочери петербургского акушера профессора Ивана Федоровича Смоленского, тоже, видимо, из колокольного дворянства.

В свое время дед был знаменитостью. Его прославил поворот на ножку: если плод шел неправильно, надо было по его методу совершить этот самый поворот на ножку. Отражен в художественной литературе: Михаил Булгаков, «Записки юного врача», рассказ так и называется «Крещение поворотом».

Дед, женившись, съехал с казенной квартиры своего отца у Почтамта на Мясницкой и поселился в доме на Тверской. История дома и его строительства в 1873 году, описана в романе П. Боборыкина «Китай-город». Его герой Калакуцкий списан с первого хозяина дома Александра Александровича Пороховщикова, прадеда Народного артиста России. В квартире Калакуцкого дед и жил, здесь родились его дети. Один из первых московских шоферов-профессионалов, дядя Федя Красавин, катавший нас по двору вокруг сквера, был водителем у Гиршмана, который купил дом у Пороховщикова. Портреты Владимира Осиповича Гиршмана и его жены Генриетты Леопольдовны кисти Валентина Серова висят в Третьяковской галерее. В 1906 году дед, назначенный директором родовспомогательного заведения в Воспитательном доме на Солянке, переехал туда, на казенную квартиру с видом на Москва-реку, откуда было сфотографировано наводнение 1908 года. А в феврале 1917 года по всем предприятиям и учреждениям на набережных отряды поддавших красногвардейцев отлавливали директоров, насильно усаживали на тачки и сбрасывали в реку. Дед, вовремя предупрежденный, съехал и явился к Гиршману на Тверскую. Старая его квартира над аркой была занята, и дед поселился в той, где я провел первые 34 года своей жизни. После смерти профессора медицины швондеры нашего дома квартиру стали «уплотнять», и его младшим сыновьям остались две комнаты из пяти.

Детей у деда было четверо: Александр (1890–1920), Владимир (1894–1941), Николай (1900–1973) и Константин (1904–1948), мой отец.

С дядей Шурой, самым старшим братом отца, связан удивительный феномен. В десятом классе, роясь в домашнем архиве, я добрался до журнала «Свирель Пана», где в 1914 году была опубликована статья А. Холмогорова «Сексуальность и танго» в защиту танца от филистерских нападок. И вот что поразительно: стиль моего дяди – ритмика фразы, темперамент торопливой мысли, система аргументации и даже стремление ломиться в распахнутую дверь – удивительно совпадал с моим собственным, проявившимся в школьных сочинениях. А дядя Шура умер за 22 года до моего рождения! В доме считалось, что дядя Шура был чрезвычайно образован и талантлив, знал девять языков, читал лекции о футуристах в кафе поэтов и Политехническом музее, предваряя выступления Маяковского, Каменского, Шершеневича. Дядя Коля вспоминал, что Маяковский пил у нас в доме чай. Где-то в домашних архивах затерялась машинопись лекции о футуризме, прочитанная Александром Холмогоровым в марте 1918 года, и афишка об этом вечере. Дядя Шура успел до революции попутешествовать по Европе, Америке и, кажется, Египту. Недавно обнаружил фотографию В. В. Розанова с дарственной надписью. Судя по их переписке 1918 г., дядя Шура пытался распространять «Апокалипсис нашего времени». Какими-то судьбами его занесло в Овидиополь, где он умер от тифа 15 февраля 1920 года. Сохранилось письмо его коллеги, гимназической учительницы, о последних днях его жизни. Из всех братьев особенно выделял папу, несмотря на колоссальную разницу в возрасте. Видимо, явственно ощущал духовное родство.

С дядей Володей такого родства не было. За старательность братья прозвали его Копчиком: тот брал усердием. Но взял, видимо, немало. Дядя Володя был инженером-мостостроителем, и построил их пять или шесть на Украине. Перед войной в чине подполковника преподавал во Львове в военно-инженерном училище. В марте 1941 года их подняли по тревоге, трое суток провели в каком-то болоте. Результат – скоротечная чахотка. Он умер в Киеве 15 июня 1941 года. Что стало с его мостами? Едва ли сохранился хоть один.

У дяди Володи было три жены. Третья – тетя Муся приезжала к нам из Львова в 1951 году. Очень крупная и добрая женщина с сильным характером. В Москве она покупала драп. Я посмотрел и сказал, что он похож на одеяло в пионерском лагере. Очень все были смущены. Помню его первую жену – Веру Николаевну Страхову. Ее отец был главным врачом (а до революции, кажется, хозяином) глазной больницы в Мамоновском переулке. Оставил ей в наследство дачу на Николиной Горе, которая очень приглянулась какому-то чекисту. Дальнейшее понятно.

В 1956 году она вернулась из лагеря. Бывшая красавица, это была жалкая, выжившая из ума старуха, неряшливо одетая, плохо причесанная, и требовалось немалое усилие фантазии, чтобы увидеть в ней предмет бурной любовной страсти. Сын Юра если и давал ей деньги, то чуть-чуть и тайком от жены.

В нашей жизни этот Юра появлялся дважды. После смерти матери он стал менять фамилию отчима на отцовскую и чего-то в связи с этим хотел от нас. Нам он тогда очень не понравился. Второй раз он вспомнил о родстве лет эдак двадцать спустя. Ломился к нам в мое отсутствие, пытаясь через закрытую дверь доказывать свое родство, но моя жена Алёна, никогда не слыхавшая, что с холмогоровской стороны есть двоюродный брат, его не пустила. Тогда он явился к моему старшему брату Олегу на работу с раскрытым паспортом. Потом мы с Олегом были у него в гостях. Дочь Ира – плохонькая художница, работала в Кремле. Всем семейством стали жаловаться на евреев – заели бедную девушку! С таким чувством цвета, как у этой профессионалки кисти, и я бы заел! Тогда мы с Олегом стали хвастаться женами, особо упирая на их еврейское происхождение. Больше мы туда ни ногой, я ни адреса, ни телефона не знаю. Олег телефон сохранил и как-то позвонил племяннице. Та сказала, что Юра в начале 1980-х умер.

Дядя Коля сначала появился в моей жизни угрозой. В войну его мобилизовали, но направили не на Запад, а на Восток, к тому же – Дальний. Ожидались боевые действия со стороны Японии. Так что мы обитали в двух комнатах – нашей и дяди-Колиной. Там еще жила масса народу – мамины сослуживцы, гости из Ярославля. Но в 1946 году дядя Коля вернулся. Все гости срочно выехали из дома. А мне строго внушали, что теперь в большую комнату просто так не придешь.

И действительно – важный, вечно насупленный, сердитый, дядя Коля умел на всех наводить беспричинную робость. Собственно, почему беспричинную? Ему ничего не стоило на кого угодно наорать. Он никогда не скрывал своего раздражения, но нераздраженным бывал крайне редко. В детстве я его боялся, выросши, – смеялся над ним.

– Олег, давай играть: ты будешь Миша, а я дядя Коля.

– Давай.

– Михаил, пошел вон!

Мама рассказывала, как расстроился отец, застав нас за этой игрой.

Дядю Колю оберегали. Он был заместителем главного врача роддома № 18 на Гольяновской, часто его поднимали ночью и вызывали на операцию. Рассказывали, что мимо постели не пропустил ни одну медсестру. Он был туповат, но усидчив. Когда преподавал на фельдшерских курсах, заучивал конспекты наизусть. Профессию выбрал отцовскую, но звезд с неба, в отличие от деда, не хватал. При всем том специалистом (дедовская выучка) был отменным. Я как-то с домашним поручением приехал к нему на работу и был потрясен эффектом преображения: там, в роддоме, это был совсем другой человек. Шел по коридору, а за ним – свита врачей и сестер – очень доброжелательный, кого-то из свиты внимательно выслушивал, и чувствовался вполне заслуженный авторитет. При этом никакого страха вокруг него не ощущалось. Правда, едва Николаю Сергеевичу исполнилось 60, его выпроводили на пенсию.

В доме дядюшка был сущий тиран. После его смерти, конечно, локти кусал, что ни о чем его не расспрашивал. Хоть и был он порядочно труслив, однако свидетельство о дворянстве сохранил именно он. Но к нему невозможно было подступиться. Гораздо приветливее, человечнее была его жена тетя Соня – Софья Алексеевна, урожденная Козлова, из таганских купцов. Она работала в Моспроекте в мастерской Л. Полякова, но в 1958 году из-за туберкулеза вышла на пенсию. Тут она как-то опростилась, вся ее интеллигентность куда-то подевалась: как спущенный мяч. 20 августа 1967 года у дяди Коли был день рождения, который мы с Олегом проигнорировали, исчезнув из дому, а когда вернулись, застали картину ужасную: тетю Соню увезли в больницу с инсультом. Полный паралич, первое время даже речь отнялась. Дядюшка громогласно стенал и возмутил нас с Олегом пассажем, который мы ему до смерти не простили: «Да, у Вацлавны (нашей мамы), если давление поднимется, кровь носом пойдет – и все, а Соне вон как!». Любимая фраза Николая: «Барином родился, барином и умру!». Но Господь ему удружил – до самой смерти горшки таскать. Грехи свои он, конечно, искупил. И меня гложет совесть, что 13 декабря 1973 года подавил я порыв навестить его в больнице, а на следующий день он умер.

И вот папа. Константин Сергеевич Холмогоров. Родился 17 февраля 1904 года. Прожил всего сорок сорок четыре года. И я о нем преступно мало знаю. Учился на факультете общественных наук (бывшем философском) МГУ и бросил после второго курса. Параллельно поступил в консерваторию, ее он закончил по классу фортепьяно профессора Самуила Евгеньевича Фейнберга в 1929 году. Есть фотография С. Е. Фейнберга в окружении учеников того выпуска. Поскольку моя жена Алёна – внучатая племянница Самуила Евгеньевича, в ее архиве точно такая же. В папиной записной книжке начала 20-х годов нашел адрес и телефон его университетской однокурсницы Эммы Григорьевны Герштейн. Позвонил. Вступавшая в столетие, она ничего не помнила. И опять досада: попалась бы мне эта запись до 1972 года. Я с ней познакомился в Комарове, она была тогда в твердой памяти. Но вот что интересно: в том телефонном разговоре Эмма Григорьевна произнесла фразу о годах ученья в МГУ ту же, что я слышал от мамы со слов отца: «этот университет ничего мне не дал». Еще бы: в 1922 году лучших профессоров, к которым они стремились, выслали. Сохранилась папина зачетка с росписью Бердяева.

После консерватории отец много лет не мог устроиться по специальности: мешало дворянское происхождение. Видимо, из снобизма идти в кинотеатр тапером не захотел. Наконец, в 1937 году устроился в железнодорожной школе учителем пения и в первый же учебный год поставил с учениками «Майскую ночь». Только после этого попал в музыкальное училище Сокольнического района и музыкальный техникум им. А. К. Глазунова. В обоих заведениях был заведующим учебной частью и преподавателем – теории и истории музыки и класса фортепьяно.

Отец был человек несомненно талантливый, не реализовавшийся в силу завышенных требований к себе и лени одновременно. Ну и отсутствия везения. Сохранилась его по-юношески наивная, но с тонкими догадками курсовая работа о Канте. Впрочем, об отцовских философских взглядах судить не могу: после этого была целая жизнь. Очень страдал в войну, что, против собственных убеждений, придется стрелять в людей. Обошлось: в тотальную мобилизацию 17 октября 1941 года призвали и его, но как нестроевого отправили пешим шагом на восток. Дошел до Ногинска и попал в госпиталь. Инфаркт, который не установили, а погнали, едва отдышался, дальше, в Муром. Там он работал на химзаводе со свинцовыми парами: в мирное время туда не брали блондинов – слишком широкие поры, куда проникали ядовитые испарения. У отца это кончилось общим заражением крови и экземой. Комиссовали, но ненадолго: призвали снова, да еще в войска НКВД – был в Одинцове комендантом женского лагеря для «указниц» – опоздавших на работу свыше 15 минут и по какому-то калининскому (разумеется, сталинскому) указу 1940 года приговоренных к двум годам не самых каторжных лагерей. Кстати, однажды такая беда случилась с маминой подругой. Что придумала моя мудрая мама? Она обзвонила все вокзалы и выяснила, что на Ленинградском опоздал утренний из Подсолнечной, где жили наши друзья. На него и свалили. А так бы пришлось отбывать двухлетний срок в лагере, которым в войну командовал отец. Должность хлебная, но не для моего папы: он еще что-то доплачивал из своего сержантского жалованья. После этого был писарем. Помню посещения в казарме на Большой Спасской, но очень смутно. Из войны папа вышел полным инвалидом. Он думал, что у него неизлечимый тогда туберкулез и сильно запил. На самом деле – сердце. Инфаркт за инфарктом. При вскрытии обнаружили 9 рубцов на сердце. И 8 августа 1948 года он скончался.

Мама Утлинская Анна Вацлавовна. Родилась 19 апреля 1907 года. Скончалась 4 декабря 1979 года. О ней – потом, это вся моя жизнь.

Дед Вацлав Оттонович Утлинский родился 27 сентября 1881 года, погиб в бою у города Станислава (Ивано-Франковск) в мае 1915 года. Происходил из древнего шляхетского рода, в 1831 году лишенного дворянства (дед деда Лев участвовал в восстании Иоахима Лелевеля). Кто-то из его предков был женат на француженке, так что и французская капля гуляет в моей крови. Дед был исключен с волчьим билетом из последнего класса реального училища (они с одноклассником выкрали ночью из православной церкви гроб с телом учителя, тоже католика, и перенесли в костел). Работал на железной дороге: накануне Первой мировой войны был начальником крупной станции на Виндавской дороге, кажется, Режицы, ныне по-латышски Резекне. Я немного на него похож. С его гибелью почему-то ассоциируется вальс «На сопках Маньчжурии». От Первой мировой мелодий не осталось, а в русско-японской он тоже участвовал. 28 сентября 1962 года, в день святого Вацлава по католическому календарю, у меня родился сын. Разумеется, получил имя прадеда.

Бабушка (Бабока, по-домашнему) Александра Николаевна родилась в феврале 1884 года, умерла в феврале 1958 в Ярославле. Урожденная Грязева. Прадед Николай Иванович был состоятельный крестьянин, дети получили образование. Бабока окончила Уржумскую гимназию. От нее остался девичий альбом, очень смешно иллюстрирующий вкусы уездных барышень, но никак не совпадающий с тем ее обликом, который запомнился внукам. В моих глазах она целиком вписывалась в образ классической русской бабушки, как в гончаровском «Обрыве».

Мама была старшей из детей. Ее брат Георгий Вацлавович, дядя Юра (30 апреля 1910–10 января 1975), знаменитый в Ярославле спортсмен, завкафедрой физкультуры в Ярославском пединституте, бывал у нас редко. Зато тетушка Галина Вацлавовна (9 сентября 1912–26 мая 2000) была рядом всю жизнь. Тетя Галя была попроще мамы, но добрее, хотя в детстве от нее и доставалось: за дело, разумеется.

Дядю Юру я знал плохо, в Москву он приезжал на своем «Москвиче» только до ближайших к городской границе гастрономов, где закупал продукты в голодный областной центр. В 1972 году мы с ним всю ночь проговорили. Но он о себе ничего не рассказал, только меня расспрашивал. Жена его Ольга Васильевна, тетя Ляля, была из мещан, и характер имела соответствующий, плела против мамы и тети Гали мелкие интриги, доносила о них Бабоке какие-то сплетни. Говорят, была отменным фтизиатром, руководила областным диспансером.

Мама была человеком сильного, героического (не геройского) характера, недюжинного ума и проницательности. Как она вырастила двух балбесов 6 и 16 лет, оставшись вдовой? Она окончила Педагогический техникум с сельскохозяйственным уклоном им. товарища Л. Д. Троцкого – вот и все ее образование. Из-за болезни связок учительствовать не могла и всю жизнь проработала на мелких канцелярских должностях, чаще всего – инспектором отдела кадров. Зарплата нищенская, только к концу жизни стала получать 140 – почти среднюю по тем временам. Она была авторитетна всюду: среди подруг, на работе, в нашей коммунальной квартире. Правда, и авторитарна, меня она подавляла своим сильным характером, унаследованным от Грязевых. Свойство крупной личности: мама не могла затеряться в толпе. Шельма, меченная Богом. При том, что, в отличие от отца, яркими дарованиями не блистала. Доставало интеллигентности. Но подлинной, той, о которой сказал академик Лихачев: «Интеллигентом нельзя притвориться».

Олег, мой братец, родился 1 сентября 1932 года, а 23 марта 2002 года скончался, как мама и дядя Юра, от рака легких. Отношения наши были отягощены неизжитыми комплексами «старший – младший» с редкими порывами природной, почти животной братской любви. У Олега были гуманитарные наклонности, но жизнь их задавила. Когда умер папа, Олег остался на второй год в 8 классе, пришлось школу бросить, и он поступил в Ярославский строительный техникум. Кончил уже в московском, работал десятником и прорабом на стройках, потом тетя Соня устроила его в «Моспроект», а ученье он продолжал в вечернем строительном институте. После института перешел из «Моспроекта» в «Гидропроект», работал в Братске, где, по собственному признанию, стал настоящим конструктором. Видимо, серьезным: в проектном институте Минздрава России был сначала главным конструктором, потом – главным инженером, откуда ушел во всесоюзный институт «Союзкурортпроект». Ровно в 60 в результате местных интриг ушел на пенсию, а в 1994 году вместе со своей бывшей сотрудницей создал фирму, которая уничтожила в конкурентной борьбе институт Минздрава, живший по-советски под управлением коммунистки, когда-то изводившей Олега кляузами.

Вот, наконец, и ко мне подобрались.

Я был дитя и внук мировых катастроф XX века.

Зачат я был между словами «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» (Молотов, 22 июня 1941 года) и «Братья и сестры… К вам обращаюсь я, друзья мои» (Сталин, 3 июля). Мама, когда я спросил ее об этом, подтвердила: в ту пору было не до контрацепции. У них с отцом, судя по переписке, тогда был разлад, дело подходило к разводу. Как, впрочем, и после войны, когда отец, чуя близкую смерть, запил, а мама не могла понять отчего. Похоже, она вообще поняла его уже после кончины.

Итак, я дитя не любви, как старший братец, а тревоги. Возможно, это каким-то образом сказалось на моем духовном существовании. Поскольку родился я в весенний праздник Благовещения, мое появление на свет предвещало победу, хотя даже трагедии Харькова и Сталинграда были впереди. По маминым рассказам, в предречевом детстве я обладал пророческим даром. Точно предсказывал салюты и приходы отца. С утра твердил «Бам-бам!» или «Папа!» – «Миша, голубчик, только вчера был салют!» – «Бам-бам!». Включают радио, а там Левитан: «Нашими войсками освобожден город…».

Салюты эти я помню. Бывало, они даже днем гремели. Папа тоже появлялся внезапно, посланный в город с курьерскими обязанностями. Когда он меня целовал, кололся щеками. В военной форме у папы был очень суровый вид. Он вообще выглядел гораздо старше своих лет.

И куда подевался тот пророческий дар? Если и сбываются какие-нибудь взрослые предсказания, так это благодаря логике и кое-как усвоенному историческому опыту, который и детям не передашь – им, видите ли, неинтересно. А посему – пусть шествуют по ржавым граблям, исколовшим нам ноги и набившим гору шишек на некогда ясных лбах.

Со мною в животе мама пережила бомбежки Москвы и дежурства на крыше с тушением бомб-зажигалок. Одна попала в наш задний двор и уничтожила двухэтажный корпус 31 августа 1941 года. Родители были в тот день в гостях за городом и увидели уже руины. А в нашей комнате образовалась трещина на потолке, которая не поддалась ни одному ремонту. В ту же бомбежку разнесло летний театр в саду «Аквариум» – «Варьете» в «Мастере и Маргарите». Роясь в его руинах, находили массу интересных бутафорских вещиц. Но в 1958 году руины обнесли забором, за которым еще через год вырос Театр им. Моссовета. Мама пережила панику 16 октября и приняла решение, если немцы возьмут Москву, идти пешком в Ярославль по пути Наташи Ростовой. В общем, много чего она пережила, передумала, перечувствовала, как каждый москвич, которому война отнюдь не мать родна.

Когда у мамы начались схватки, позвонила в ближайший роддом в Леонтьевском переулке, кажется, имени бесплодной Крупской (С тактом у большевиков все было в порядке: если роддом, то или имени бесплодной Крупской или старой девы Клары Цеткин), где родился Олег. «Да-да, – сказали, – приезжайте». Приехала. Там – солдатский госпиталь, и всеобщее ржанье. Но надо знать мою маму. «Хорошо, я прямо у вас начну рожать!» Всполошились и сами отвезли на Большую Молчановку, 7, в роддом Грауэрмана.

 
7 апреля 1942 года ровно в полдень с третьим сигналом радио (их тогда было не шесть, а три) я издал торжествующий вопль. Через девять часов после моего рождения объявили воздушную тревогу. Рожениц позвали в бомбоубежище. Брат маминой подруги в одну из первых бомбежек погиб, погребенный в бомбоубежище разрушенным домом в Лаврушинском переулке. После этого мама ни в каких бомбоубежищах от судьбы не пряталась. Отказалась и тут. «Тогда, мамаша, ребеночка мы принесем вам». Так я совершил первый и последний подвиг в своей жизни.

 
Ну что сказать о нашем поколении? Мы последние, кто зубрил математику по гимназическим учебникам А. П. Киселева, задачнику г-жи Березанской (арифметика) и Рыбкина (геометрия). Шедшие за нами алгебру учили по Барсукову.

Мне ли рассуждать на эту тему, если с шестого класса я не вылезал по сим славным предметам из двоек? Лишь в последнем, десятом классе под угрозой неполучения аттестата и с помощью учителя 23-й школы Александра Федоровича, сильно смахивающего пьющим ликом на Макара Девушкина, я вдруг прочувствовал радость чистой мысли при решении замысловатых алгебраических и геометрических задач. Даже Бином Ньютона дался мне тогда с головокружительной легкостью. Хоть всю математику с начала проходи, заштопывая дыры невыученных теорем!

И неуемную жажду учиться, учиться систематически я испытал к концу пятого курса института, когда все уже было позади.

Как-то странно я развивался: замедленно и скачками, одолевая пропасть. Черта эта родовая. Многих Холмогоровых за неуспеваемость выгоняли из семинарий, а жизнь они кончали профессорами, статскими и действительными статскими советниками. Олег остался на второй год в 8 классе, а на пенсию уходил с поста главного инженера всесоюзного проектного института.

Видимо, таким же спохватывающимся разгильдяем был наш отец. Дядя Шура, хоть и кончил гимназию с блестящим аттестатом, что-то долго проходил университетский курс. А перед смертью корил себя за лень: не стал, как мечталось, университетским профессором литературы и кончил дни свои простым учителем в малороссийской дыре – Овидиополе.

 
Себя помню с удивительно раннего возраста, около двух лет. Жил я на два дома – наш № 28 по улице Горького и «у Марьи Григорьевны» в доме № 17, он тогда назывался «дом под юбкой». Над угловой башенкой до 1958 года стояла гипсовая скульптура балерины, по слухам, моделью служила Ольга Лепешинская. Без нее купол выглядит каким-то опустелым. Квартира была на четвертом этаже с балконом, окна смотрели на Козицкий переулок напротив, но главное – в этом доме топили. Марья Григорьевна, добрая старушка в синем в белый горошек переднике (его помню отчетливо), была по профессии патронажная сестра, идеальная няня.

Легенда. 7 ноября 1942 года. Меня выгуливают на балконе. Каким-то чудом мама заглядывает туда и видит: на моем лице сидит крыса. Мама, панически боявшаяся маленьких мышек, отрывает от меня голодную крысу и бросает ее с балкона. Шрамы на лице были видны лет до семи. Вторая легенда – о моем везении. В войну заботливое государство одаривало младенцев разными льготами: то мыло бесплатное, то молоко, то карточки какие-то особые. Льгота ограничивалась возрастом младенца: аккурат, таким, из которого я только что вырос.

У Марьи Григорьевны со мной играла девочка-подросток Наташа. Однажды она нечаянно разбила цветочную вазу и очень плакала над осколками. Наташа умерла в 1944 году от скарлатины, но я ее ясно помню: темно-шатеновые волосы, две довольно длинные косы, школьная форма и светло-серое платье. Ваза укрепилась в памяти моей младенческой фотографией, она там присутствует рядом с щекастым ребенком – и это дитя войны? Такая же по форме ваза долго жила у нас дома и была из моих любимых вещей: ее разбило ураганным порывом в 1976 году. В большой комнате с балконом висел на всю стену ковер. Почему-то помню купание в ванночке и красную пластмассовую рыбку, ее запах. И запах той квартиры. В 1964 году я застал освобождение жилого дома для конторы (проектное бюро при «НИИАсбестцементе», где я подрабатывал). И вдруг из подъезда обдало теми запахами, которыми был полон дом Марьи Григорьевны, – детского мыла, пластмассовой игрушки, еще чего-то очень родного.

Помню себя у подножья Пушкина на Тверском бульваре. Почему-то зимой, помню, как лепил снежок. Вновь нахлынуло, когда впервые прочитал начало цветаевской книги «Мой Пушкин». В детстве у нас с Мариной Ивановной был одинаковый Пушкин. Под памятником Пушкину видел дневной салют по поводу освобождения от фашистов очередного города.

У меня были удивительные погремушки. Только совсем взрослым понял, что они собой представляли. Это были корпуса противопехотных мин, начиненные дробью. Жестяная коробочка окрашивалась в голубой цвет и скреплялась с деревянной ручкой, окрашенной красным. И наоборот: красная коробочка на голубой деревяшке. Обе они хранились в моем игрушечном хламе лет до семи-восьми, на ручках – следы моих младенческих зубов. Играя на балконе, я уронил этот продукт конверсии на голову майору. Из-под фуражки пошла кровь, и взрослые ужасно перепугались. Майор вычислил траекторию полета, поднялся на четвертый этаж, вернул погремушку, пролжепророчествовал: «Вырастет – минометчиком станет». Не стал, даже наоборот: вырос пацифистом. И слава Богу.

В гостях хорошо, а дома лучше. Еще одна легенда. Мама вела меня к Марье Григорьевне, но стоило дойти до Музея революции, я каждый раз вырывался и шествовал обратно. Тогда мама решила меня перехитрить и повела по другой стороне. В первый раз сошло: слишком поздно обнаружил обман и стал вертеть головой почти у кинотеатра «Центральный». На следующий день, дойдя до Музея революции, пусть и по другой стороне, я вырвался и опять пошел обратно. Пришлось брать на руки и нести.

Во дворе Музея революции лежали серебристые аэростаты. Их не убирали, по-моему, года два-три после войны. Такие же из окна троллейбуса видел во дворе института Склифосовского. Всегда изумляло название улицы Газгольдерная. Оказывается, газгольдеры – это как раз те самые дирижабли, аэростаты воздушного заграждения, которыми я любовался в детстве. Но все же лучший памятник человеческой глупости, запечатленный в московской топонимике – 2-й Магистральный тупик.

Дома, конечно, было интересней. Во-первых, дома была мама. О том, что она, сдав меня Марье Григорьевне, уйдет не домой, а на работу, я, естественно, не догадывался. Во-вторых, дом был полон любящих людей. Мама всю войну работала в «Союзвзрывпроме» – управлении, в ведении которого была организация взрывных работ в горной промышленности. В начале войны домашние телефоны приказали сдавать. А сообразительная соседка спасла телефон: «Вы что, Утлинская работает в «Союзвзрывпроме», ее в военное время могут и ночью вызвать».

В соседней с нашей комнате всю войну жили мамин сослуживец дядя Степан Давыдов, его сестры тетя Груша и тетя Даша, наконец – Катюшка, дочь тети Груши. И их родители Александр Васильевич и Екатерина Сергеевна. Поскольку родного дедушки у меня не было, до поры полагал, что Александр Васильевич Давыдов и есть мой дедушка. Он был седенький, с бородой, как в русских сказках. И бабушка, урожденная Лопухина, под стать ему. Почему-то помню в ее руках толстый том с маленькой гравюрой (скорее всего, энциклопедия, набор был в две колонки) – остроносый профиль с усиками, но женской прической. «Это Гоголь», – объясняет мне бабушка. Помню, как она читала нам с Катюшкой из большой желтой книги «Русские народные сказки» про медведя на липовой ноге и про хитрую лису с поговорками «Мерзни-мерзни, волчий хвост!» и «Ловись, рыбка большая и маленькая» и про другую лису, у которой была избушка ледяная.

Дядя Степан был занятной личностью – охотник, мастер на все руки. Не получивший нормального образования в силу социального происхождения от героя-партизана Дениса Давыдова (и далее, в глубь веков от татарского мурзы Давида, поступившего на службу к Ивану Грозному), он волей случая стал инженером-взрывником. По призванию был, скорее всего, естествоиспытателем. В голодные времена стрелял голубей и ворон. Я помню, как, обнаружив эту птицу нарисованной в книжке, воскликнул: «Ворона! Я ее ел. Она вкусная». Память закреплена семейной легендой, а мне еще кажется, что я помню синеватое мясо и косточку от вороньей ножки. Из командировки в Среднюю Азию привозил вяленые дыни – я до сих пор скучаю по их вкусу. Дядя Степан водил нас и в зоопарк, и в Уголок Дурова. Ездили с ним убирать картошку на выделенном «Союзвзрывпрому» огороде на станции Марк. Помню там, на Марке, холмы и овраги. Какое-то время Степан Александрович носил бороду и был совершенный крестьянин по виду. Ничего барского в его внешности, никакой породы, в отличие от родителей и сестер.

Александр Васильевич, отец Степана, был убежденный толстовец, после революции имение свое раздал крестьянам, сам с женою остался учителем в им же построенной для крестьянских детей школе. Отговорил мужиков от участия в антоновском мятеже. От репрессий не спасло. В 20-м за ними пришли чекисты с устным приказом расстрелять по дороге. Старшая дочь Леля, тогда еще маленькая, вцепилась в родителей и разжалобила чекиста. Это выяснилось в 1944 году. Где-то в поезде к Александру Васильевичу подсел пассажир и сказал: «А я вас помню. Я приходил вас арестовывать, а ваша дочка так вцепилась, так горько плакала, что я нарушил приказ и не застрелил, а доставил вас до Тамбова в тюрьму». Дальше были бесконечные ссылки и поражения в правах. Но в 1941 году намечалось 100-летие гибели Лермонтова (Сталин в силу некрофильства с большей помпой отмечал юбилеи смерти, чем рождения). Екатерина Сергеевна – единственный потомок лермонтовской бабушки, Александр Васильевич – Дениса Давыдова. Освободили и дали персональную пенсию. После войны Александр Васильевич съездил в свое тамбовское имение. Мужики взмолились: «Барин, оставайся, мы тебя председателем колхоза выберем!». Только этого ему не хватало!

Кроме сборника сказок, помню маленькую золотистую брошюрку про курочку-рябу и пеструю книжку-раскладку Агнии Барто «За работой» с обезьянкой и ананасом на первой картонке. Любимая же книга была «Сказки» Корнея Чуковского с иллюстрациями Владимира Конашевича, изданная «Академией» в 1935 году. Там на цветной вкладке был устрашающий Бармалей с ножом и вилкой. В первом классе в Доме пионеров на утреннике видел Корнея Ивановича, и он читал стихи оттуда. Оказывается, у этой книги была суперобложка – пестрая, с преобладанием желтого цвета.

Когда мне исполнилось 7 лет, дядя Степан подарил синий однотомник Пушкина, вышедший к 150-летнему юбилею. Мама где-то в середине 60-х передарила его какой-то своей молодой сотруднице, поступавшей в институт. Мне было несколько жаль. Я не люблю расставаться с книгами, тем более – любимыми.

Тошнотворное в моем детстве: стишки Зинаиды Александровой и назидательные рассказики Валентины Осеевой. Эти детские, с позволения сказать, писательницы были начисто лишены чувства юмора. О несуразицах Хармса, вероятно, написано и защищено с десяток диссертаций, в ленинградском НКВД целый отдел разбирался, но едва ли хоть одна попытка что-либо понять взрослыми мозгами проникла в тайну ювачевского замысла. А дети берут эту преграду легко, как профессиональный бегун с препятствиями.

Разоблаченный обман. По радио все время читали «Счастливый день суворовца Криничного». Иззавидовался суворовцам. Дорвался до книжки – дикая скука и вранье. Такая же история с Гулей Королевой, героиней книжки «Четвертая высота». И – страшно вымолвить! – мать главной героини нашего детства Зои Космодемьянской и в выступлениях по радио, и, тем более, в «Повести о Зое и Шуре» своей неискренностью, дидактикой и самохвальством убивала восхищение подвигом дочери. Это была типичная советская училка, к тому же явно прочитывалось, что Шура был нелюбимым ребенком. Все-таки в детстве у меня, судя по отвращениям, вкус был. Я был чувствителен к фальши и в стихах, и в прозе.

Еще одно воспоминание о войне. По Москве вели пленных немцев, и мы с Олегом наблюдали их бесконечную колонну. И долго еще после этого немцы снились мне в ночных кошмарах, которые казались ярче действительности.

 
Марью Григорьевну сменили ясли. Ясли располагались на Кузнецком Мосту напротив магазина подписных изданий. Куда нас в этих яслях на Кузнецком Мосту выводили гулять? Сколько взрослым ни ходил по этим наглухо заасфальтированным просторам, не мог найти. Вот разве что чахлый скверик между Кузнецким Мостом и Столешниковым переулком. Но отчетливо помню, как высовывался из-за железных прутьев ограды и спрашивал прохожего:

– Дядя, вы куда?

– Домой!

И я с тоской отхожу, мне самому домой хочется.

Моей колыбельной была песня «Соловьи». Она и сейчас трогает меня до слез. Вторая – «Спи, мой беби». Это – привет от союзников, начало советской карьеры «борца за мир» Поля Робсона. Союзники, англичане кажется, одарили еще одной песней, смысла которой я долго не понимал:

Зашел я как-то в кабачок,
Кабачок!
Вино там стоит пятачок,
Пятачок!



Так вот, кабачок для меня трехлетнего – исключительно овощ, а пятачок – поросячий нос.

Брат Олежек с начала войны жил с тетей Галей в Ярославле и в деревне у няни кузена Ясика Нади в Костромской области. Дома появился, когда мне было два с половиной года. Меня привели от Марьи Григорьевны, и я увидел, что какой-то большой мальчик сидит у моей мамы на коленях. Я разбежался и столкнул наглеца.

 
Ясли – громадная пустая комната, на стене – репродукция «Утра в сосновом лесу» Шишкина, а на полу – огромный ковер, на котором резвились дети. Я хожу взад-вперед по ковру и бормочу про себя речевые звуки, не оформляя их в слова, пробуя на вкус. Видимо, так, притом бессознательно, вырабатывался поэтический слух. Этот Божий дар совершенствовался потом в редакторской работе, но он же выставлял такие требования, на которые не хватало не то отваги, не то духовной зрелости. Вследствие эстетического страха и лени так мало написал, всего 4 книги: «Ждите гостя» (1985), «Напрасный дар» (1989), «Авелева печать» (1995) и «Жилец» (2005, 2016). Ну, и еще три в соавторстве с женой Алёной.

Гораздо лучше, чем ясли, помню дорогу туда или домой. Мамино горькое воспоминание: «Мама, пошли груши-яблоки смотреть!». Я не знал, что их можно есть, и любовался на витрине коммерческого магазина (в войну были такие, где расплачивались не карточками, а живыми деньгами, которых у мамы, разумеется, и быть не могло). Но я из пути от яслей помню, как смотрел на витрину хозяйственного магазина на Тверской, где демонстрировалась ванна с газовой колонкой, лилась горячая вода, возможно, была подсветка. По улице Горького ходили голубые двухэтажные троллейбусы. Конечно, проехались на втором этаже, поглядывая сверху на пешеходов. Недавно узнал, что эти троллейбусы нам по ленд-лизу прислали англичане. Недолго они красовались на московских улицах. В 1949 году, когда я пошел в школу, их уже не было.

Ребенок я был противный, чему яркое свидетельство – детские фотографии. Коротко остриженные мальчики имели казенный детдомовский вид. В голове тоже варилась казенная фразеология: «Сталин – наш отец» внушалось с ясельного возраста. Поскольку отцы родные пропадали сначала на войне, потом на работе, дети верили педагогам. Мама один раз видела автограф Сталина в 1951 году, и это привело ее в ужас, хотя виза была не только не репрессивная, а очень даже добрая: разрешаю. Великий вождь всего прогрессивного человечества, гений всех времен и народов разрешил Горному надзору (по рангу – не министерству, а всего-навсего главку!) постелить паркетные полы. Вот идеал вертикали власти и источник неуправляемости: страх таков, что дело компетенции начальника АХО может решить только глава крупнейшего в мире государства.

Из более позднего воспоминания о детском саде, который почему-то называли санаторным. Олег с приятелем на самокатах везут меня по Старопименовскому переулку из этого детского сада. Мне страшно. Почему-то особый страх от крапинок камешков в составе асфальта, которые своим движением в обратную сторону указывают на бешеную скорость. Громкий раскатистый шарк голых подшипников об асфальт – один из основных звуков нашего детства. Во дворах – от самодельных самокатов, на улицах – от тележек безногих инвалидов.

1947 год. Воспитательница читает нам «Ваньку» Чехова. Объясняет мораль: Ванька неправильно написал адрес «На деревню дедушке Константину Макарычу», и до дедушки оно не дошло. Зато его прочитали товарищи Ленин и Сталин и совершили революцию, чтобы освободить бедного Ваньку от мастера-мучителя. Дома подобных глупостей не разоблачали. Был прецедент. В 1938 году мой двоюродный брат Ясик в детском саду, когда завели песню о Сталине мудром, родном и любимом, вдруг возмутился: «Да что мы все про Сталина да про Сталина! Давайте лучше про козла!». Лет до двенадцати я оставался доверчивым сталинистом. Тем более что радио у нас почти не выключалось и хорошо утрамбовывало детские наивные мозги.

В этом детском саду дружил с будущим одноклассником Лериком Воровицким и Геной Антоненко. Гена однажды пришел весь в ажиотаже: он был накануне в цирке и очень живописно рассказывал, захлебываясь от восторга. Я стал канючить: «Хочу в цирк». Но домашние были люди «невоцирковленные», и помню, как папа настойчиво долбит Олегу: «Пойдешь с Михаилом в цирк». Это было мое первое серьезное разочарование. Запомнилось только мороженое в вафельном стаканчике, и фонтан воды из клоуна, которого партнер ударил по животу. Ни акробаты, ни даже фокусник не произвели решительно никакого впечатления. Исстрадался от скуки.

 
Младенчество было счастливым: взрослые, окружавшие меня, меня любили. И близкие, и соседи по квартире. В первой от входной двери комнате жила добрая тетя Александра Александровна, вечно она мне совала что-нибудь вкусненькое, привезла из Германии и подарила мне губную гармошку (не только она: тогда уйма была трофейных губных гармошек). В 1945 году в Германии у нее был аппендицит, и ее зарезали на операции. Спустя много лет я узнал, что эта добрая тетя пересажала уйму народу в Комакадемии, где она работала. Посадила и соседку по квартире Ольгу, жившую с двумя дочерьми в чулане при кухне. До революции Ольга была у деда прислугой. Вернулась из ссылки году в 1955-м. Еще лет восемь семья мыкалась в крошечном чулане без окна.

Я родился с пороком сердца. Не настолько сильным, чтобы угробить меня во цвете лет, но достаточным, чтобы «в детстве у меня не было детства». Я физически очень слаб. Может, отсюда и возникли приступы агрессии и истребительское отношение к вещам: у кузена Саши Белодеда ломал, к негодованию тети Гали, игрушки. Свои игрушки тоже, конечно, ломал, но это никого не волновало. Мама вообще легко относилась к утратам. Помню, мне лет пять, сижу на горшке и английской булавкой, на которой держались лямки штанов, протыкаю мячик. И другой позорный миг. Тетя Ляля Утлинская подарила нам по сабле. «А она железная?» – и с этими словами переламываю Сашкину саблю через коленку. Сашка младше меня на два с половиной года, но возрастная разница стерлась к раннему отрочеству, и до своей кончины в 2005 году был он мне близким другом.

Когда поступил в институт и оказался в девчачьей группе, сжал ручной силомер: он показал 20 кг, я был слабее всех. Впрочем, тогда это обстоятельство уже никакой роли не играло. Зато в детские годы!.. Меня не бил только ленивый. А побить слабого никому не лень, особенно другим слабакам. На своих боках выучил психологический закон: самые злые садисты – из слабаков. Особенно из тех, кто искусственно нарастил бицепсы изнурительными упражнениями.

Правда, в дошкольном детстве мне доставалось не так, как во дворе, когда я был в первом классе, и в пионерских лагерях. Но в детских садах я стал козлом отпущения. На меня сваливали проказы, о которых я узнавал, когда воспитательницы проводили следствие. Девочки в показаниях на меня были так истовы, а мой лепет так жалок, что никакой веры мне не могло и возникнуть. То я умывальники обрушил, то какую-то змейку из клетки выпустил, то еще что-то, уж не помню что. 37-й год в микродозах.

Летом 1948 года меня отправили в детский сад в Томилино. Папа свалился с инфарктом в июне; когда в родительские дни меня навещали мама с Олегом, все спрашивал, как папа, и почему-то промолчал, не спросил после его смерти. Мама объявила мне об этом по возвращении. Ее утверждение, что умереть придется каждому, утешения не принесло. Я тогда всех опрашивал, даже незнакомых: «Вы знали моего папу?».

В Томилине нас по жаре таскали «любоваться природой» – солнце нещадное, ни деревца, и я на всю жизнь возненавидел открытые пространства. Моя стихия – лес, желательно хвойный, и город. Воспитательница в Томилине скорбела по Жданову, и нам велела скорбеть: вождь советского народа, друг и соратник товарища Сталина. Про художества обоих тогда, разумеется, ничего не знал, печалился вместе со всеми и благополучно о нем забыл, пока не прочитал мерзостей про Зощенко и Ахматову. Но это уже было в отрочестве.

В Заветах Ильича по Ярославской железной дороге была дача Ефимовых.

Тетя Вера, урожденная Шульман, – папина первая жена и мамина подруга. Удивительное дело – их дружба сохранилась на всю жизнь. Я всего два раза видел маму плачущей. Первый раз, когда в январе 1969 года на Камчатке погиб мой троюродный брат Боря Шапиро, ее любимый племянник, а второй – в декабре 1973, когда умерла тетя Вера. Вера Александровна обладала острым умом и чувством юмора – ее дети этих качеств не унаследовали. Они были похожи на отца – тихого и добросовестного инженера, всю жизнь отработавшего на заводе малолитражных автомобилей, но так честно, что уже после выхода на пенсию завод дал ему квартиру. Шуряй – старший, он на год старше Олега, очень любил его и ухаживал, как нянька, когда Олег умирал. Он, пожалуй, был Олегу ближе, чем я, родной брат. Безоговорочно принимал Олегово первенство: так сложились у них отношения.

 
Недовольство миром и судьбой в детстве выражалось фразой «Ни в лесу ни родилась ни елочка». Папе это нравилось, и до сих пор, когда вспоминается эта фраза, в памяти встает папин образ.

Папа был старообразен и выглядел лет на двадцать старше своего возраста. У папы был двойник – великий дирижер Евгений Мравинский. Вообще двойники – это чаще всего не антиподы, как в моем «Жильце», а пары реализовавшихся и нереализовавшихся с одинаковыми, может быть, задатками. Этот сюжет богаче и интереснее, чем литературная игра в антиподов. Видимо, Бог создает на всякий случай несколько персонажей для осуществления какой-то определенной цели: не вышло у одного, получится у другого. В своих подарках бывает рассеян: осматривая меня в младенчестве, великий детский доктор Лагодин сказал, что мое нёбо – певческий купол. Но к певческому куполу хорошо бы иметь сильные легкие, а главное – музыкальный слух. Но тут Божья щедрость кончилась. Всевышнему достаточно было протодьяконского баса Михаила Кузьмича.

С папой связано воспоминание о вафельной трубочке с кремом. Их продавали в расписных ларьках на Пушкинской площади, там, где сейчас памятник. Были торжества по поводу 800-летия Москвы. В 1-м классе несколько ребят еще носили значки, посвященные этой дате: к маленькому ромбику через звено цепочки присоединился большой, синий, на котором изображен салют над Спасской башней. Еще помню, как папа ведет меня в детский сад в Старопименовском переулке. Его большую желтую твидовую кепку.

 
Овладение грамотой зимой 1948–49 г. в детском санатории в Михайловском совпало с детской любовью к девочке Соне. Их было две – сестры-близнецы Сонечка и Верочка, черные кудрявые девочки, Соня покрасивее. Мы даже целовались, и вредная девчонка Зинка наябедничала воспитательнице. Нас тогда разлучили. Почему-то запомнился оттуда мальчик Ваня, который читал на утреннике «Колокольчики мои» Алексея Толстого.

После этого не мог пропустить ни одной вывески, чтобы не прочитать. Помню, едем с мамой на 1-м троллейбусе в детский сад на Полянку. И я ору на весь троллейбус:

– Мама! Мама! Смотри – в слове «аптека» сразу две ошибки: оптика!

В первом классе хотел писать пьесы под впечатлением радиопостановок. Впоследствии оказалось, что именно драматургического дара я и лишен – мне совершенно не даются конфликтные замыслы, вообще сюжеты: тут мое воображение пасует. Хотя внутри сюжета я с персонажами разбираюсь вроде бы грамотно.

Читать профессионально, т. е. не для развлечения и не удовлетворяясь голым сюжетом, начал благодаря учителю Феликсу Раскольникову в 14 лет, с восьмого класса. И уже не мог воспринимать так называемую приключенческую литературу с тупыми героями, от которых требовалась одна только храбрость. В конце учебного года в классе разгорелся спор, и я один против всех оказался сторонником классики. Главным в книге для меня уже тогда была психология, познание личности.

Как все подростки, очарованные лермонтовским «Героем нашего времени», страшно кривлялся и «печоринствовал». И тут – бац! – «Обыкновенная история». С меня мигом слетело позерство. Подражатели Печорина почему-то принимают форму и суть Грушницкого. Собственно, убивая Грушницкого на дуэли, Печорин убивал подражателя, пародию на самого себя. Грушницкий позволял себе озвучивать и тем самым опошлять сокровенные мысли Печорина.

 
Как личность я сформировался как раз в 14 лет под влиянием осмысленного чтения русской классики, преподавателя литературы Феликса Раскольникова, одноклассников Игоря Берельсона и Володи Быковского. Берельсон со своим волевым напором, иссякшим впоследствии, бурными книжными страстями много лет влиял на меня, оба мы были двоечниками в благополучном по учебе классе, что нас и сблизило. На Быковского же, прикрепленного к нам отличника, чтобы втроем выпускать классную стенгазету, все всегда озирались: он обладал острейшим чувством иронии и самоиронии, всегда и во всем успешен. Он был нацелен на дипломатическую карьеру, и сделал бы ее, не будь этой чертовой саркомы. Кстати, пойти на японское отделения Института восточных языков ему посоветовал я: в ту пору в большой моде был арабский. Да, еще из школьных учителей несомненной яркостью и умом выделялась Эльфрида Моисеевна Абезгауз, у которой я был беспросветным двоечником, пока, по ее словам, не «попал в хорошие руки» репетитора Александра Федоровича, который освободил меня от страха перед математикой, цепенившего меня с первого класса, от уроков арифметики.

Пять институтских лет пролетели, как бы минуя меня. Только двое преподавателей чуждого мне языкознания произвели сильное впечатление: великий лингвист Михаил Викторович Панов и Елена Андреевна Земская, племянница Михаила Булгакова, о чем узнал много лет спустя. Но годы эти зря не пропали. Я тогда сблизился с кузеном Ясиком Белодедом и его компанией по ординатуре 1-го мединститута – Валерой Ларичевым и Володей Леви, а свою компанию привел к нему. Ясик тогда увлекался Ницше и переписывал в толстую общую тетрадь «Так говорил Заратустра». Мой друг Володя Быковский острил: «Ясик почерк вырабатывает». Леви тогда работал в архиве психиатра С. С. Корсакова на Бужениновской, которую переименовали в улицу другого психиатра – Россолимо. Там я прочитал не только «Заратустру», но и всего переведенного на русский язык профессором Иваном Ермаковым Фрейда. Тот же Быковский называл наши сборища Ассамблеи у Ясика.

 
Превратности судьбы. Мы всегда опираемся на авторитет старших, оглядываемся на них, ожидая оценки. Но у меня взгляд уходит в пустоту. Грамоту я освоил в конце 1948 года. Папа умер месяца за четыре до этого события, предопределившего, как окажется, мои будущие профессии. Мама успела подержать в руках журнал с первой публикацией моей прозы, но уже не в силах была ее прочитать. Старший брат Олег всего месяца не дожил до того дня, когда я поставил последнюю точку в романе «Жилец».

Одно утешает: а вдруг они там всё-всё знают про нас…

 
2016


Путешествие по воду 


Нога певца Средней России Константина Паустовского не ступала на тропу вдоль крутого берега Дёржи. А жаль – места у нас таковы, что перо его не удержалось бы в покое. Но тем человек и отличен от Бога, что не вездесущ. Хотя очень может быть, что душа его, освободившаяся от телесного плена, витает над моей головой. Я же думаю о нем, вижу, как он щурит глаза, вглядываясь в даль, распростертую за Волгу, могу вообразить его маленькую фигурку, как съежилась она над удочкой в самом устье Дёржи, где хорошо берет подлещик. И даже завидую ему – у меня всего и улову два-три окунька с детскую ладошку. Нет, определенно душа его здесь, где я ее поместил.

Книг из собрания сочинений брать с собою я не стал, так что тексты, писанные рукой Константина Георгиевича, не соблазнят своим сладостным ритмом – мое перо беспризорно и может позволить себе вытанцовывать на листе все, что ему одному угодно, соблюдая правила правописания и стилистики и руководствуясь здравым смыслом. Постмодернизировать моему перу неугодно. Староват я для таких игр. Нет, не староват, тут что-то другое. Вот Валентин Катаев – у самого гробового входа вдруг затеял шутки с мовизмом. Видно, отмаливал столь экзотическим манером грехи молодого мерзавца, того самого, который поучал Мандельштама: «Правда, по-гречески – мрия».

Не начав пути, мы заблудились. При чем здесь Валентин Катаев – мы по воду идем. Моему перу как раз и угодно поведать миру прелести предстоящего предприятия. Идти нам надо на источник. Их, собственно, два – ближний и дальний. Над ближним струится полая вода Дёржи, и, если дождей не случится, ждать надо дня четыре, пока откроется бетонное кольцо, которым он отделен от общего течения реки. Но и к дальнему дорога не длинна; полсотни метров одолевшему путь от избы до Дёржи – дело плевое. Путь же на реку составляет метров триста-четыреста.

Мы берем два ведра и непременно ковш. И легкие ведра, и ковш ярко-красной пластмассы. Цивилизация! При всех своих преимуществах над оцинкованной или, того тяжелее, эмалированной стариной, она своим цветом и блистающими боками насмешливо и нагло торжествует над тихим покоем пробуждающейся природы. Мой вкус оскорблен, но, раб удобства, смиряюсь.

Итак, идем. Мы – это я и мой верный Барон, сын лайки Байки и ризеншнауцера Корнета, можно сказать, родоначальник новой породы – волго-держский ризенлай, зачатый здесь, в нашей деревне Устье на празднике людей и зверей по поводу дня рождения моей жены.

Все умные книги о воспитании собак предупреждают: не очеловечивайте своего четвероногого друга! Да как это существо не очеловечить, когда – я вижу, вижу! – его на части разрывает та же радость воли и простора, что бьется и во мне самом. Открытая калитка подарила ему весь обозреваемый мир – и солнце, и белое далекое облачко на юго-востоке, и дорожную пыль, и юную, как он сам, тоже вырвавшуюся на свободу, пронзительно-зеленую траву. Смотри, Барон, смотри, втягивай запахи, пробуй на вкус – больше ты такой свежести не увидишь. К следующему нашему приезду трава загустеет, заматереет и до самой осени ее зелень усыпит наши с тобой восторги своим постоянством. Не потускнеют ни трава, ни листва на деревьях, потускнеет наша с тобой радость, мы перестанем различать оттенки, лишь изредка обнаруживая неоднородность цвета, когда вдруг покажется, будто овсы зеленеют с налетом легкой серебристой седины. Но что нам сегодня овсы – они даже росточками не пробились на пашне, влажной и холодной, не выпарившей из себя памяти о снежном покрове.

За молодой сосной лежит розовый гранитный валун, отмеченный всеми деревенскими собаками: здесь прерывается приступ безудержного восторга и счастья. Барон Корнетович на мгновенье – ученый, вдумчивый исследователь, всем обонянием он предается анализу, постепенно переходящему в синтез: вот он поднимает голову, взгляд рассеян и сосредоточен куда-то глубоко внутрь. Впечатление такое, будто он только что читал Канта, «Критику чистого разума»: новая мысль кенигсбергского философа оторвала от текста, он поплыл по волне ассоциаций… Плывет, плывет – а за забором напротив приоткрыта калитка. Забыт и розовый валун с лихими росписями местных знаменитостей – Шурика, Лапкина, Чапы и Китти, и Кант забыт с его категорическим императивом, щен рвется в гости.

Самый большой дом на нашей улице принадлежит Веронике – подданной Великого некогда княжества Финляндского, но вот уже больше восьмидесяти лет – суверенной республики Финляндии, богатого соседа вконец обнищавшей от воплощения мечты всего прогрессивного человечества России. Это, кажется, про Финляндию детский поэт, встретивший Великий Октябрь стихотворением «Путаница», сказал: «Только заинька был паинька…» Теперь паинька заново учит нас элементарным правилам нормальной жизни. Правда, не очень здорово это получается. Бизнес у финляндской подданной шел поначалу блестяще, явное чему свидетельство – просторный барский дом Вероники с открытой террасой для утреннего чаепития по южную сторону и обнимающей дом с севера и запада террасой остекленной – для биллиарда и пинг-понга; напрашивается туда изящный ломберный столик для публики почтенной, предпочитающей вист или пульку-другую преферанса по маленькой.

Но хозяйке теперь не до ломберного стола. Наши, отечественные чиновники вернулись на привычную стезю мздоимства по «новым свободным (они же – рыночные) законам»; а тут и молодые шакалы подросли – ранние морозовы и рябушинские. Зубки у них острые, вонзительные, морали – никакой. Рынок в России еще лет сорок будет саморегулироваться, пока не откроет им глаза на простую истину: надувая партнера, роешь яму себе. Но сейчас они вырыли яму доброй Веронике, она ушла из большого бизнеса в скромный, и только отчаянная, невероятная для холодного западного человека любовь к России удерживает ее от решительного шага. Угадать в ее северном облике отчаянную любовь к России трудно – редкое чувство отразится в ее прозрачных, льдистых глазах.

Вероника с младшей своей сестрой Сари – контрастно на нее непохожей хрупкой кареглазой женщиной – на открытой южной террасе свершают breakfast. Пьют кофе со сливками. Бесцеремонный Барон взлетает на террасу, ожидая улыбок и чего-нибудь вкусненького. Улыбки он получает, но ничего более. Вероника щедра, но в пределах. Ей прекрасно ведомы все чувства и капризы четвероногих друзей: ротвейлер Чапа вышколена ею дай Боже – собака управляется одним строгим взглядом. Правда, если рядом нет кота – тут Чапу не удержит и сама плетка. Барон очень скоро понимает, что запахи бутербродов и печенья не для него и, вежливо помахав хвостом, бежит на мой зов.

Наш путь идет дальше, мимо усадьбы экривена земли русской, а проще говоря, писателя Вячеслава Пьецуха.

Мы с Бароном сокращаем дорогу по его участку, а Пьецух с мансарды хвастается:

– На четвертую страницу перелез!

Посему идти с нами по воду не намерен. И правильно. Пусть сидит и пишет и ненавидит свою прозу до шелкового столыпинского галстука. Все равно ведь потом от четырех страниц останется полторы. Они на время примирят писателя с собственным сочинением. А когда читающая публика скажет веское доброе слово, он позволит себе стаканчик-другой хлебного винца и вновь полюбит человечество, а заодно и прозу свою, для человечества писанную.

В ненависти к своим текстам я, пожалуй, могу с ним и поспорить, но в любви к человечеству заметно уступаю. Даже перед впадением в богатырский сон я, скорее, полюблю отдельную личность, пусть даже на трезвую голову и несимпатичную, но человечество? Я, признаться, и народ не люблю. Любой, не только русский (тут меня господа патриоты не прихватят). Самое это понятие «народ» придумали одни интеллигенты, чтобы охаживать им, как дубиной, других при сонном безразличии тех, кого и зовут народом. И по чьему-либо произволу тебя запросто могут как бы исключить из народа. А кого-то, наоборот, приласкать с такими словами: «вышел из народа». Куда? Ну куда можно выйти из собственного народа? Во французы, что ли? Ну ладно, мы одиночки, как-нибудь со злыми силлогизмами справимся. Но в устах политиков дело принимает крутой оборот: народ ими понимается как вернейшее средство стравливать людские массы между собой где-нибудь под Лейпцигом в каком-нибудь 1813 году. Или ставить ребром от его имени сакраментальные вопросы: «Чей хлеб ест академик Сахаров?»

Так, размышляя о народе, мы вышли на луг, что начинается сразу за усадьбой русского писателя Пьецуха, через дорогу. Луг здесь не заливной. Едва ли наша Дёржа распростит сюда полые воды свои – ей разливаться и разливаться, чтобы достигнуть таких высот. Ну вот разве что повторится наводнение августа 1942 года, когда после полуторамесячных злых дождей Дёржа, Вазуза и Гжать едва не слились друг с другом.

Несмышленая зелень играет с майским приветливым солнцем и бьет в глаза свежестью и восторгом. Наивная, ну куда, куда она стремится? Солнце, такое ласковое сегодня, еще вдарит по ней беспощадным зноем, еще высекут злые дожди… Но сейчас траве радостно и беззаботно, как и нам с Бароном. Совершенно невероятным представляется тот всамделишный факт, что еще совсем-совсем недавно на нестаявший зимний покров грянул мощнейший снегопад и казалось, что эта масса мерзлой воды никогда не растает, трава никогда не взойдет, а деревья навсегда останутся голыми. Но в России, знающей как никто смену времен года, понятия «всегда» и «никогда» весьма сомнительны. Осенью 1904 года под писк младенца, моего отца, старший его брат гимназист 5 класса в крамольном азарте продирался сквозь тяжеловесные конструкции старинного русского языка, которым было написано «Путешествие из Петербурга в Москву», и пребывал в твердом убеждении, что крамольные записки Радищева никогда не будут напечатаны в нашем отечестве. Мне же, племяннику того гимназиста, суждено поплыть на экзамене, схлопотав билет с вопросом о жизни и творчестве глубокомысленного русского философа, глубокочувствительного сострадальца и при всем том отчаянного графомана. Дотянувший кое-как на брошенной добрым экзаменатором соломинке до берега, племянник гимназиста, с жаром продираясь сквозь самиздатские творения, заранее сострадал будущим школярам, распутывающим в сочинениях тугие узлы солженицынской красноколесицы. Надо же – не только племянник гимназиста, но и автор дожил! И въехал в Россию в спецвагоне, как Троцкий по фронтам гражданской войны. Да, ведь и про Троцкого вещалось, что никогда его имя не будет поминаться иначе как с присказкой «Иудушка». И вот вам, пожалуйста – и снег растаял, и про Троцкого с Солженицыным можно рассуждать сколько хочешь. Но – не хочется. Хочется только смотреть и смотреть, как несмышленая зелень играет с майским приветливым солнцем и бьет в глаза свежестью и восторгом.

Не все так радостно на лугу по-над Дёржею. Здесь царствует ива, разбитая молнией. Ее расщепленный обгорелый ствол похож на руки Иова, воздетые к Богу в тот момент, когда потерял он всех сыновей своих, и имущество свое и сам не знает, проклинать ли Господа или молить о пощаде.

Старая эта ива хранит в своем теле пули 1942 года. Едва комсомольцы спели «И врагу никогда не гулять по республикам нашим», враг тут как тут и чуть не ворвался в Москву, беременною мною, но был отброшен и покатился было назад, и вот, вцепившись в берега Дёржи и Волги, как раз и остановился. В день моего появления на свет, как я вычитал из прозы Вячеслава Кондратьева, здесь и были самые жестокие бои. Может, и деревню нашу отобрали у немцев в праздник Благовещения 1942 года. Фронт остановился на целый год именно в деревне Устье. Этот берег Дёржи стал наш. Тот – за немцем. И по Волге: этот берег наш, тот – за немцем.

И пятьдесят с лишним лет назад точно так же несмышленая юная зелень, вырвавшись из-под снежного плена, играла с майским приветливым солнцем и била в глаза солдатам свежестью и восторгом? А на том берегу, на расстоянии выстрела из игрушечного лука был враг? И русский солдат Слава Кондратьев стрелял в немецкого солдата Вольфганга Борхерта, угодившего в эту мясорубку штрафником за антифашистский анекдот? Моя робкая младенческая душа вселялась в тело, а ей навстречу как раз отсюда сплошным потоком возносились святые души убитых подо Ржевом. «Куда!?» – вопрошали они, хлебнувшие земного ада, но душа моя еще не владела речью и безмолвствовала в ответ.

В подтверждение грустным думам подкатывает новенькая «Волга» стального цвета с крутыми ребятками в камуфляже. Сравнительно штатский вид им придают кожаные кепочки, как у московского мэра. Они вытаскивают из багажника металлоискатель и начинают шарить по лугу в удачливом поиске оружия. Очень оно хорошо идет нынче на черном рынке. Это ж когда война кончилась, а мародеры и ныне сосут ее усохшую кровь!

Мой верный Барон тоже возмущен, он страстно облаивает искателей зарытых гранат и пистолетов, и стоит больших трудов отвлечь его от праведного гнева. Силы не в нашу с ним пользу. Как бы чего не вышло. Да и нам нечего стоять, любуясь бывшим немецким Восточным фронтом.

На краю луга раскинули, как итальянские пинии, широченные кроны две сосны. Под ними сооружена скамейка для страстных ночных поцелуев. Мы еще присядем на эту скамейку. За нею – крутой обрыв, под которым запросто можно поставить трехэтажный дом, и лишь телевизионная антенна с его крыши достигнет наших подошв. Вниз ведет некое подобие лестницы, выложенной много лет назад известняковыми плитами, отшлифованными до столовой чистоты тысячами шагов идущих по воду. Ступеней этих разной высоты сорок четыре, я подсчитал.

Барон поначалу стоит в робком оцепенении, страшновато ему спускаться с такой высоты. А может, тоже задумался. О народе, например, или о судьбах подпольных самиздатских текстов, или о свойствах сухого корма «Педигри». Хоть он и «лаяй», и громко, на низких, шаляпинских басах лаяй, но загадочно и бессловесно – поди разбери, о чем он так крепко задумался. Я уже одолел добрую половину лестницы, как, едва не сбив меня с ног, вниз проносится прервавший теченье молчаливой мысли мой верный пес. Любопытство победило и страх, и задумчивость.

Мы спустились на тропу, как и лестница, выложенную известняковыми плитами. Вода с них сошла с неделю назад, и когда ступаешь, из-под плиты выжимаются бледные струйки. Дорога идет вдоль стены с мощными скальными разломами. Из трещин пробиваются пучки реденькой, но крепкой травы. Она зацветет к июлю пижмой, цикорием, жарками, татарником – растениями сухими и цепкими, но сейчас ее ростки по-майски нежны и ласковы, как бабочки, присевшие на нагретый камень. Камень слоист и полосат, уровни давно исчезнувшего морского берега обозначены на его боках, испещренных лианами сосновых корней, едва-едва зацепившихся за трещинки, как сорвавшийся с вершины и неумолимо соскальзывающий вниз верхолаз, чудом инстинкта вжавшийся в спасительные зазубрины, неприметные глазу, праздно любующемуся красотой гибельного утеса.

Зелень верхнего луга покажется тускла и пустынна, когда глянешь на луг нижний, заливной. Здесь все блистает изумрудом, влажным, прозрачным счастьем соединенья воды и травы. В немыслимо радостном, до головокружения, сиянии светятся осколки разбитого оземь солнца. Это калужница болотная весело дразнит глаз и сама не может наглядеться на белый свет. Нет, не все солнце опрокинулось в луг, что-то осталось светиться из голубого с легким белесым оперением неба. Калужницы – единственные пока цветы вдоль бурного течения Дёржи. Ее заросли распирает гордость первородства, и она надменно посматривает на купаву, чья победа еще таится в бутонах.

Как и ожидалось, ближний источник закрыт, его бетонное кольцо еле угадывается под бурой толщей быстрой воды, так она мутна. Дня через три-четыре берег сдвинется, отвоевав заросшую травой пядь земной тверди у течения, а пока надо идти вперед, где желтая калужница танцует кругами, опоясывая дальний источник, вырвавшийся из плена быстротекущей Дёржи. Река махнула рукой на отбившийся из-под опеки колодец и стремглав понеслась дальше. Она спешит, она торопится, она жаждет покоя, вот втащит зимние снега в ненасытную Волгу и уляжется в тишине и застынет в болотном молчании ракитника, разросшегося по всему устью. Впрочем, здесь, в этом месте, где до устья метров с полтораста, нашей Дёрже и в знойном июле не будет покоя. Здесь Дёржа – река горная, она стремится вниз по перекатам к ближнему источнику, а уж после него вдруг останавливается, застигнутая внезапной немотой, тихо застаивается и нехотя, по капле отдает свои излишки Волге.

Если подняться по течению Дёржи вверх километра на четыре, вы окажетесь в краю, невероятном для Средней России, где мы, в соответствии с географической картой и средне-обывательском о сем представлении, присутствуем. И не только обывательском. Что-то не приходилось читывать о каньонах на юге Тверской области. А каньоны здесь настоящие. Наш крутой спуск к воде со скальными обнажениями и разломами ничтожен по сравнению с тем каньоном, до которого на машине минут пятнадцать. Испанское слово «каньон» чуждо нашему уху, так что здесь он зовется по имени бывшего хозяина разрушенной в коллективизацию мельницы Мудышкиной горою. Верхушки прибрежных сосен не достигают вершины обрыва. Ходить и тем более ездить на каньон рекомендуется исключительно в трезвом виде и никаких пикников желательно не устраивать. Не только потому, что русский пикник оставляет за собой битые бутылки, пивные банки, объедки, кострища и прочие безобразия. Года три назад сюда на тракторе прикатила деревенская свадьба. Тризну по молодым и пятерым их гостям справляли на безопасной равнине.

Охотничья карта Подмосковья, изданная в 1972 году, охватывает и наши места. Они раскрашены бледно-желтеньким равнинным цветом с пятнами зелени, означающими низменность, и мало чем отличаются от воспетой Паустовским Мещеры в районе Солотчи. Константин Георгиевич, как известно, любил географические карты. Интересно, как он ими пользовался? Ни одна карта, выпущенная в свет при советской власти, не соответствовала реальной местности. Целые институты работали, меняя углы речных излучин, конфигурации холмов, расположения сел и деревень, дремучих лесов и болот. Карты в нашем отечестве издавались исключительно с одной целью: для дезинформации условного противника. А таковым первое в мире государство рабочих и крестьян почитало каждого гражданина Союза Советских Социалистических Республик. По праву своего рождения каждый из нас подозревался в шпионаже в пользу империалистических государств, а посему вынужден был блуждать по собственному отечеству без верных ориентиров.

Тут вспоминается один, весьма курьезный для читателя, но для героя – драматичный, случай. Некий инженер-мостостроитель никак не мог раздобыть сведения о параметрах наших речных судов. Сие была величайшая государственная тайна, а допуска к таковым инженер не имел. Кто-то надоумил его, что в Западной Германии едва ли не в любом книжном магазине можно купить справочник со всеми интересующими его сведениями о речных судах мира. По причинам, от него не зависящим, инженер был невыездной, и в Западную Германию мог попасть разве что в прекрасном мечтательном сне. И он решился на шаг почти отчаянный – выписать для своего института немецкий справочник речного судоходства официальным, законным путем. Он написал докладную записку своему непосредственному начальнику. Непосредственный начальник написал другую докладную начальнику вышестоящему. Тот убедил директора института, и директор института особым письмом обратился в министерство. Через месяц письмо директора обросло гроздью виз и попало самому министру. Министр был в добром расположении духа, но иностранной валюты у него не было ни пфеннига, а посему распорядился написать другое письмо – в министерство, облеченное финансовым доверием, чтобы оно выделило сорок девять марок ФРГ и через объединение «Международная книга» купило искомый справочник. Когда свершился круговорот официальных писем, в городе Бонне за сорок девять марок искомый справочник купили, и теперь он сам пошел гулять по разным ведомствам и через год-полтора после того, как инженер-мостостроитель отважился на бюрократический подвиг, лег ему на стол. Инженер открыл книжку, патриотически радуясь тому, что посрамлены скептики с лестничной площадки, где часами мостостроители, не ведая параметров речных судов, томились на перекурах, что и у нас в Советском Союзе, можно добиться желанной цели, доказательством чему – вот он, искомый справочник. Дрожащею от победительного торжества рукою инженер раскрыл книгу. О Боже, что он увидел! А увидел он вот что: все параметры всех видов советских речных судов были тщательнейшим образом замазаны черной непроглядной ни на какой просвет краской. Ибо среди ведомств, по чьим коридорам странствовал западногерманский справочник, был и Комитет по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР. А вдруг, сочли в недреманом комитете по охране государственных тайн, тот инженер, что заказал книжку и ввел родное отечество в расход валютных средств, перепишет ценные сведения о параметрах советских речных судов и продаст за ихние марки германской разведке?

Так вот, если верить охотничьей карте Подмосковья, мы с Бароном находимся вовсе не в деревне Устье – таковой на карте нет, видно, ее присутствие в натуре представляет строжайшую тайну, – а в деревне Саблино. Пять оставшихся от нее домов стоят на берегу Волги километрах в пяти отсюда. Крупнейшего в округе села Борки с барским домом знаменитого в начале XIX столетия драматурга Владислава Озерова, где теперь правление колхоза «Путь Ильича», нет и в помине, хотя поворот на него обозначен на 204-ом километре шоссе Москва – Рига. Здесь тоже не без военной хитрости. На указателе до Борков 13 километров. Шпион, поверив ему, проскочит Борки, до которых всего 8 километров, и окажется в Мозгове, где бдительные сельчане повяжут его и сдадут в органы. Хотя воинских частей в наших краях с 1943 года не было, дорога, ясное дело, стратегическая: на карте она не обозначена. Так что мой терпеливый рассказ о том, как мы с Бароном пошли по воду, можно расценивать как шпионское донесение в некий Центр. Какой? Это уж на усмотрение компетентных людей из компетентных органов. Они лучше меня знают, на какую разведку мы работаем и на чью мельницу прольем воду, которую я сейчас ярко-красным пластмассовым ковшиком переливаю из колодца в ярко-красное пластмассовое ведро. Набрав ведра, пью на редкость мягкую воду, обливаю лицо, руки, дрожь взбадривает и веселит.

И правильно. И хватит о печальном. Эти времена, слава Богу, временно прошли и нечего их вспоминать. Правда, в России подобным эпохам свойственно возвращаться. Может, тому причиной наша мазохистская историческая память. От тихого княжения какого-нибудь Симеона Гордого ничего в народной молве не осталось, зато злодейское правление людоеда Ивана Грозного запечатлелось до единой казни в сладострастной памяти нации. Вот и кличем беду, поминая то батоги Петра, то лагеря товарища Сталина. Впрочем, это ведь все народы обнаруживают мазохизм при взгляде на собственную историю. На них никакие проклятия, даже законодательно установленные, не действуют. В Германии, особенно в восточной, бывшей гэдээровской ее части, родилось целое поколение, готовое, несмотря ни на какие запреты, поклоняться Гитлеру.

 
Только собрался в обратный путь – шлеп! – и радужный фонтан. Барон влетел в реку, я испугаться за него не успел, а он уж поплыл тем самым стилем, что я освоил в детстве, когда вырвался из пионерских лагерей в настоящую деревню и научился плавать: среди людей этот стиль зовется – по-собачьи. Мокрый, пес выбирается на берег, отряхивается и обжигает меня студеными брызгами. И мчится очертя голову куда-то вперед, глядеть на него радостно, зверь вписался в свою стихию, без него теперь луга не луга.

Отягощенный полными ведрами, ступаю на плиты, нагретые солнцем, я даже сквозь подошвы чувствую их тепло. Капли, пролившиеся из ведра, расползаются по камню и испускают легкий стелющийся пар, мгновенно исчезающий. Когда руки устают, осторожно, чтоб не расплескать, ставлю ведра на широкие плиты, но, как ни ухищряйся, вода чуть переливается через край и долго еще колеблется в емкости.

Сорок четыре ступени вверх одолеваются не без трудностей. Нога за зиму отвыкла от автоматизма, когда безошибочно угадывала то короткую, то на целый шаг высоту. А посему глаза сосредоточены на лестничной тропе и жизнь видят мелкую, насекомую – строгие муравьиные дороги, роение пробудившихся комаров, жаждущих моей крови. Кстати, о комарах. Вот вам пример дискриминации по половому признаку. Один пьяный гражданин в электричке как-то возгласил, что все беды – от баб. Я ему тогда не поверил, поскольку был молод, влюблен в одну прекрасную даму, потом в другую и третью и иногда даже пользовался успехом, и было это упоительно, пока не поросло бытом, быльем. Но вот уже видавший виды задумался о комарах… Когда-то давно, классе в шестом проходили, что кровушку нашу сосут комарихи, но слово «комар» рода мужского, и, злобно расчесывая укусы крылатой негодяйки, мало кто вспомнит школьную науку и проклянет весь род мужской, ни в чем не повинный, оболганный правилами русской грамматики, науки точной и объективной.

Наверху взгляд освобождается от пристальной мелочи, простора ему подавай, панорамы. Будет и панорама, только бы мне отдышаться. Пока ставлю ведра и делаю три шага к скамейке для страстных ночных поцелуев, успеваю заметить: из поваленного ствола ивы, что воздела обгорелые руки наподобие Иова с гравюры Густава Доре, вырос целый гребень опушенных сережками веток – жизнь неистребима.

Как пишут в некрологах, перестало биться сердце… Нет, конечно, не перестало – унялось, вошло в свой ритм и теперь неощутимо. Поднимаюсь со скамейки, оборачиваюсь назад, за Дёржу и распаханное поле на том берегу. Говорят, под лен, значит, летом оно будет синее ясного неба – глаз не оторвать, не то, что сейчас, когда бурая супесь торопит взгляд выше и дальше. Скользить ему недалеко. Поле здесь неширокое – Волга течет параллельно своему притоку и в сотне метров от слияния с Дёржей делает навстречу ей резкий поворот под прямым углом. За Волгой поднимаются холмы, то голые, то поросшие кустарником, а иные украшены грядами нежно-оливковых березовых рощ. Одна из них, самая малая, издали напоминает льва, хозяйски обозревающего окрестности.

Рощи свежи и прозрачны. Их робкий цвет отдает в невесомую желтизну. Я пытаюсь угадать происхождение желтизны на бледно-зеленых глянцевых листочках, наконец, присмотревшись к дереву неподалеку от меня, догадываюсь: сережки, покрытые цыплячьим пухом пыльцы, крупнее едва-едва проклюнувшихся листьев и перебивают их глянец, тоже с легкой прожелтью – солнечный луч отскакивает от упругой зелени. Ветра обдуют спелые сережки, снесут пыльцу, а листва пойдет в рост, загустеет, и дня через три-четыре обретет вполне летний вид. Весну же будут демонстрировать на ее заматерелом фоне облачка пока еще лиловатой кроны осин и редких кленов – их черед еще не настал, соки бьются в почки, ожидая выхода.

Писк металлоискателя вырывает из тихого, блаженно-мечтательного состояния. Мародеры в пыльных кепках на звук аппарата вонзают в сырую песчаную землю остро отточенные саперные лопаты, и хотя они далеко, слышится (или чудится) ржавый скрежет, и мороз продирает по коже, и опять я думаю о войне в день моего рождения через 1943 года после явления Архангела Гавриила Пресвятой Богородице деве Марии. Сейчас это кажется невероятным – чтобы перейти вон то поле, распаханное под лен и имеющее глубины всего-навсего жалкую сотню метров, пресеклись десятки жизней по бездумному приказу любимого вождя – отсечь Ржевский выступ иссякшими в успешной битве силами. Природа приказа понятна – головокружение от успехов. Да солдатам-то от этого было не легче. Они шли и шли, рота за ротой, батальон за батальоном, и гибли, гибли, гибли. Дёржа впадала в Волгу розовой от крови.

Юные вертеры, одетые в черные эсэсовские мундиры, смахнув сентиментальную слезу по красавице Лотте, с хладнокровным азартом расстреливали онегиных и печориных, стряхивая с них лень и тяжкие думы. Если прямой наводкой попадали в русского солдата и его разрывало в куски, погибшего в сводках числили пропавшим без вести. Уже действовал людоедский приказ «Ни шагу назад!» и обрекал семью героя на позор: пропавший без вести – значит, пленный, а пленный – ясное дело, изменник родины. Писари такого будущего своих товарищей не знали, и отшлепывали привычными штампами их судьбы.

С чего это я вдруг о вертерах? Вот с чего. В пору нежной дружбы Молотова и Риббентропа, нежнее, чем Манилова с Чичиковым, в московских филателистических магазинах запросто можно было купить почтовые марки фашистской Германии. Альбом с марками мне достался в наследство от старшего брата, и я с обостренным любопытством рассматривал натуральные изображения Гитлера, дивясь тому, что карикатуристам нечего было утрировать: опереточное ничтожество рейхсканцлера бросалось даже в мои детские глаза. И как он сумел одурачить целые народы? Но, кроме фюрера, были и другие портреты: Гете, Шиллера, Моцарта, Бетховена.

Оборотная сторона славы. Нищие духом потомки натягивают ее на себя и, хотя в современности ведут себя точно так же, как те, кто сжил когда-то гениев со свету и затерял могилы Моцарта и Шуберта, мнят себя прямыми наследниками великих. А угоди те же Гете, Шиллер и Бетховен в XX век, быть бы им рассеянным по Равенсбрюкам и Дахау. Но они вовремя умерли и украшают своими портретами знаки государственной почтовой оплаты. Это называется национальной гордостью.

Наши патриоты тоже не лучше. Потомки Булгарина, Дантеса и Мартынова, с каким наслаждением они по команде «фас!» рвали в куски поочередно Цветаеву, Мандельштама, Бабеля, Платонова, разоблачали антинародную сущность Зощенко и Ахматовой, травили Юрия Казакова, Паустовского… Но каждый год 6 июня сбиваются в кучки вокруг мемориалов давно убитого Пушкина, стихи читают, больше, правда, своего изготовления и льют по нему нескупую слезу. Позора за его раннюю гибель никто на себя не берет. А что это за любовь к родине без стыда за ее преступления?

Патриоты что пограмотней едко мне заметят, что убийца Пушкина был француз и восторжествуют над моим невежеством. Так ведь не простой француз, а шуан – тоже своего рода патриот. И кто пригрел этого шуана? Вот-вот, они самые – истовые проповедники православия, самодержавия и народности. То-то они так разобиделись на лермонтовские стихи.

Мародеры за моей спиной склонились молча над вырытой ямкой. Скребут, скребут – выскребли. Пряжку от солдатского ремня. С разочарованным матерком швыряют ненужную вещь мне под ноги.

– Барон, ко мне! – Зов мой напрасен. Пес исчез. Я кричу, свищу, гневаюсь, за гневом скрывая волнение – упустил, недоглядел, а несчастный сын лайки и ризеншнауцера заблудился, упал в яму или большие, злые собаки терзают его.

И когда я потерял последнюю надежду докричаться, вдруг выныривает из кустов. Надо бы отругать, оттрепать за шею, но я так рад, что он целехонек – лишь укоряю взглядом. Оказывается, и взгляда достаточно: Барон виновато поджимает уши и бредет за мною понуро шагов пятнадцать. Дальше его снова распирает радость жизни, и он рвется вперед, но тут уж я его осаживаю и заставляю идти хотя бы приблизительно рядом.

Обратный путь дольше и почти лишен праздных мыслей. Барон слегка разочарован. Я ему обещал порассуждать о королях и капусте, но темы их как-то не легли в течение мыслей сегодняшнего майского дня. Ну что ж, Барон, о королях и капусте поговорим в следующий раз, когда, сменив ведра на корзинку, где-нибудь в июле-августе пойдем в ближнюю рощу за белыми, маслятами и подберезовиками.

 
1998


Хождение за три леса 


1
– Ну что, Барон?

– Как, неужели по грибы?! – отвечает весь вид нашего пса. Барон резво подпрыгнул на месте, тут же сорвался и бешеными скачками помчал к калитке. Иногда и вопроса не надо – достаешь корзину, а этот хвостатый интеллектуал все уже понял.

Итак, вдвоем идем в лес. Впрочем, понятие вдвоем – условное. Скорость Барона, умноженная счастьем свободы, такова, что только черное колечко хвоста мелькает где-то у горизонта, едва я закрыл калитку. Уже на расстоянии невидимому псу внушаю ленинскую мысль: «Мы пойдем другим путем». И направляюсь в сторону Дёржи. Там начинается лес, похожий на Подмосковье вдоль Рязанской дороги. Только здесь царствует красота, не замученная изобилием дач и заборов, толпами отдыхающих и стадами автомобилей.

Едва я вышел к реке – несется Барон. Даже не взглянул на хозяина, у него свои дела. Нашел меня – и ладно. И устремился вниз, к воде.

Сосны над Дёржей стоят в отдалении друг от друга, а потому кроны их широко простираются над головой, подавляя березовую и рябиновую мелочь. Река внизу бурлива, вода шумит, как духовые в оркестре, сопровождающие соло птиц на фортепьяно. В ясный день солнце пахнет хвоей. Вот-вот грянет осень, а трава под соснами молодая и свеже-зеленая, как в мае, зато в стороне от них – уже высокая и жухлеющая. По земле стелются жилы сосновых корней, из-под них вдруг выглянет шляпка прорастающего белого. И это на самой дороге!

Взрослый человек, старый грибник, а радуюсь, как семилетний мальчик, когда в детском саду на берегу Оки под Каширой впервые оказался в грибных местах – там было множество маслят в устланном желтыми иглами сосновом бору. Сосны стояли корабельные, пахло смолой и речным песком от красивейшей в мире реки.

Азарт с его радостями рушит границы, возведенные в душе нажитым опытом, возвращает детские ощущения – ничто пережитое не пропадает. В основе поэзии лежит наша эмоциональная память – о зрительных, слуховых и вкусовых впечатлениях, о запахах. При хорошо развитом воображении провалы памяти подменяет фантазия, и спелые ее плоды бывают на вкус и цвет богаче и, что поразительно, – убедительнее непосредственных переживаний. Все случайное отлетает, и воображение включено на полную мощность. Из неприятностей остаются самые острые, дающие импульс осмыслению: понимание сглаживает боль, а то и примиряет с ней. Но в этом человеческом качестве есть опасность обольщения и самообольщения прошлым. Спросите любого недовольного нынешним порядком вещей, ни за что не вспомнит, что году в 1974 на всем пространстве Союза Советских Социалистических Республик от Калининграда до мыса Дежнева не было в продаже ни одного полотенца. А это ведь еще недоразвитый социализм, нереальный. К развитому мы победили остальные товары. Кроме ракет, разумеется. Кстати, именно в 1974 году я открыл основной закон политэкономии социализма – Закон исчезновения материи. Звучит он так: если материя в том или ином своем воплощении исчезла в одной торговой точке, значит, она пропадет во всех торговых точках Союза Советских Социалистических Республик. А в 1981 созрело дополнение к нему: на месте исчезнувшей материи образуется министерство по ее производству. Тогда как раз возникло министерство плодоовощной продукции, заняло трехэтажный особняк и громадный доходный дом в Скатертном переулке, а как бы в задах его, на Большой Никитской, в овощном отделе знаменитого магазина «Консервы» в июле отсутствовали огурцы.

Однако я заболтался, а слева что-то мелькнуло. Мелькнуло и снова скрылось с глаз, надо сделать полшага назад, всмотреться – да вот он, голубчик. Беленький. Темно-темно-коричневая шляпка водружена на дебелое тело кустодиевской купчихи. Шляпка щегольски перерезана прилипшей травинкой, теперь на ней ярко-желтый шрам: травинку-то я, вывинчивая гриб, снял. Жадно шарю глазами вокруг – напрасно, рядом пустота, можно опять выйти к краю дороги, по которой когда-то гоняли коров. Чтобы не сорвались с обрыва, край огорожен колючей проволокой, судя по всему – немецкой: колючки чаще, а железо крепче, и ржа не сожрала ее за 64 года насквозь. Наша попроще и пореже – мы всегда и во всем брали количеством. Да и проволоки Сталину нужно было куда больше, чем Гитлеру: в одной только Магаданской области этих освенцимов были сотни. Огражденные ею пустынные территории я видел вдоль всей Транссибирской магистрали, едва поезд перевалил за Урал. А на Колыме, где я проучительствовал 1965/66 учебный год, сорок лет назад эти памятники великой эпохи торчали чуть ли не каждые десять километров пути. Здесь колючка фронтовая – памятник страшнейшей битвы Второй мировой войны, самой кровавой и самой бесславной для обеих сторон – Ржевской. Если Курск и операция «Багратион» воплощали стратегический гений нашего командования, то под Ржевом была воплощена вся его бездарность и полное безразличие к жизни собственных солдат. За деревню Свиньино, которую держал батальон гитлеровцев, мы положили едва ли не две дивизии.

Прочь дурные мысли! Там, за колючей проволокой, где к склону крутого берега прицепилась неведомо каким образом гигантская береза, так вот прямо под ней вырос великолепный гриб. Он гордо расправил шляпку на высокой ножке, смотрит эдаким гренадером: пойди достань!

А пойду! Только надо осторожно подлезть под проволоку, а за ней надо еще осторожнее – не дай Бог поскользнешься, до дна с хороший двухэтажный дом. Но тут и кочки, и валуны, так что тихо-тихо, но до этого красавца добираюсь, винтом отдираю от грибницы и так же осторожно ползу наверх, под проволоку.

Уф! Добрался. Теперь хорошо бы посмотреть, не зря ли пустился на такое упражнение в старческой ловкости, хотя ножка вроде бы крепкая на ощупь. Прекрасно – ни дырочки! От среза исходит тонкий, едва ощутимый грибной запах. Моему Барону этот запах неинтересен, он где-то внизу шлепает по воде и спугивает птиц. Говорят, во Франции выучивают собак отыскивать в земле трюфели. Я вздыхаю печально – Барона уже ничему не научишь. Потомок лайки, он, стоит выйти за калитку, уносится черт-те куда, чтобы явиться с самой неожиданной стороны и только когда ему заблагорассудится. Чаще всего благорассуждается ему в такой момент, когда попадаешь на золотую россыпь лисичек. Осторожненько, чтоб не дай Бог не раздавить случайно скрывшуюся под листвой маленькую шляпку, становишься на колени или присаживаешься на корточки, тут вдруг, сметая все на пути, мчится к тебе добродушный пес – он, бедный, соскучился, ему надо немедленно проявить любовь и нежность, лизнуть в лицо, прижаться; может и опрокинуть, если некрепко сидишь на согнутой ноге. Что ему твои лисички – он воплощенная преданность! Минуты три спустя этого преданного до умопомрачения существа и след простыл, а ты собираешь обломки хрупких рыженьких грибочков, раздавленных его любовной прытью.

Только подумал – он тут как тут. Мокрый, отряхивает брызги, так что даже на лицо мне попадают освежающие капли, делает вокруг пару ритуальных кругов и снова исчезает уже в противоположном направлении: за короткой лесной полосою – овсяное поле. В этом у нас с ним вкусы не сходятся. На открытом пространстве я вспоминаю Апухтина:

Да, жизнь прожить – не поле перейти.
Но поле перейти мне все-таки труднее.



Мне тоже. Я бреду через поле, особенно в жару, а у нас еще и в горку, едва-едва, с одышкою, а всего-то ходу метров двести-триста. Но стоит войти в лес – я дышу легко и свободно и готов пропадать в нем хоть пять часов.

А хороший поэт был Алексей Николаевич Апухтин. Родись он где-нибудь в Голландии или Люксембурге, странах, обильных на тучных коров и скудных на поэтические дарования, слава его была б мировой. А к нам природа была так щедра, что имя Апухтина завалилось куда-то в длинный ряд второстепенных. Ну и что ж, что завалилось? Вспомнил же я его сейчас, по случаю. Опять же и романсов немало. Впрочем, слава романса чаще достается композитору, тем более что стихи Алексея Николаевича на музыку сам Чайковский перекладывал. Да Бог с ней, со славою. Поэт обязан хоть строчку после себя оставить. От Надежды Львовой всего-то, на мой вкус, две строчки сохранились:

Белый, белый, белый, белый,
Беспредельный белый снег…



И я их твержу спустя 91 год после глупого самоубийства девчонки, безраздельно влюбленной в Брюсова.

Эк занесло! А ведь начал-то всего лишь с отношения к открытым пространствам.

Я человек двух стихий – города и леса. Равнодушен к морю, не люблю поля и степи, а пустыни, хоть и не видел, заведомо ненавижу. Даже читать о степях и пустынях скучно. Но в широколиственных лесах, лишенных хвои, мне тоже неуютно. На Колыме в долине, окруженной сопками, я прожил, как в театральной декорации, такое же впечатление вынес и от Кавказа. Видимо, человек – существо ограниченное, в том числе и географически.

Раннее детство прошло в детских садах дачного Подмосковья, которое не произвело никакого впечатления, а в Томилине в 1948 году было особенно плохо. Злые воспитательницы, окруженные ябедницами-фаворитками, вечно меня за что-то наказывали, причем чаще всего о событии преступления я узнавал в момент вынесения приговора. Нас таскали по каким-то жарким полям «наблюдать природу» в сторону села Жилина, его церковь, проезжая потом по Рязанке, я узнал. В результате этих «наблюдений природы» возненавидел и природу, и особенно неотъемлемую часть ее – русское поле. С природой вообще смирился и полюбил, поля – нет. А кроме того всё лето болел и в августе умер папа. Вернувшись в Москву, я узнал смысл слов «кладбище» и «могила».

Зато следующим летом я попал на берег Оки – поразительно живописный, там нас водили в настоящий лес, и в Оку я влюбился. Где бы я ни видел эту реку: в Мещере, в старинной Калуге, под крутым обрывом холмистой Тарусы – везде она главенствовала в пейзаже своими песчаными отмелями и дремучими лесами по берегам.

Но в настоящий русский лес я погрузился летом 1954 года на границе Ярославской и Костромской областей в деревне Титовское у станции с очаровательным и загадочным названием Сахареж. Там были две знаменитые ели – Ёлка Бабушка и Ёлка Тётя Дуня, высоченные стройные красавицы. Ель вообще мое любимое дерево, я ее вижу во всех русских сказках про дремучие леса. Что-то завораживающее в ее темно-зеленом конусе, немного жутковатое, но и притягательное: нас же всегда притягивает некая жуть. А конус – ее геометрическая форма. Я помню, в детстве в метро встречал армянского священника в черном клобуке и побаивался, а глаз оторвать не мог.

Хвойный лес на горизонте пробуждает мистическое воображение. Знаешь, что ничего необыкновенного там нет, эта полоса и на полкилометра в глубину не уходит, а всё ждешь, будто Серый волк выскочит или Баба Яга в ступе вознесется над синими елями. Леса сугубо лиственные, как в пушкинском Болдине и соседней Львовке, где я проводил лето 1957 года, пусть даже и бескрайние, в которые зайди без компаса и через пять минут заблудишься, такого ощущения не дают. И язык не поворачивается назвать их дремучими. Это клен или ясень дремлют? Они даже без ветра шелестят.

Природа Михайловского мне ближе болдинской. И Пушкина в Михайловском легче представить себе, чем в Болдине. Александр Сергеевич и сформировался в Михайловском. Его южные поэмы сильно отдают Ленским, что автор и сам впоследствии признал. Именно в Михайловском освоил он труднейшую из наук – «удерживать вниманье долгих дум». А в Болдино приехал в самую счастливую для пишущего пору: уже достиг змеиной мудрости и еще не растратил ни духовных, ни физических сил. Да и осень была золотая, в лиственном краю гораздо более богатая красками, нежели в хвойном с легким березово-осиновым вкраплением, а потом – голая, предзимняя, с морозным свежим воздухом и запахами садовых и диких яблок, обильных в этом краю.

Больше всего в «Каменном госте», сообразуясь с местом и временем написания, люблю фразу: «А далеко, на севере – в Париже»…

Здесь столько мечтательной тоски, что в неизбежную паузу проваливается весь сюжет, вся мысль, весь уже прочитанный текст. Он вернется к концу монолога, обогащенный этой мечтательной тоской. Но пока длится пауза, плакать хочется – и вовсе не о красавице несчастной Лауре, не об убиенном доне Карлосе и тем более не о доне Гуане, а о самом Александре Сергеевиче, запертом в холерном карантине с ежедневной опасностью подцепить смертельную заразу, о Пушкине невыездном, который вместо Парижа увидит оловянные глаза его императорского величества: НЕ ПУЩУ!

А при всем при том, какое это было наслаждение – сидеть в глухой нижегородской дыре, за окном злой ноябрьский ветер метет острый холодный снег, морозный воздух струится из форточки, но барский дом натоплен, перо само летит, вспархивая над бумагой, оставляя за собою:

Румяный критик мой,
Насмешник толстопузый…



А вот радости углядеть спрятанный в палой листве краешек шляпки боровичка или подосиновика Пушкин, кажется, не испытывал, во всяком случае, страсти этой не обнаруживается ни в прозе, ни даже в письмах. Вообще-то русская литература бедновата грибниками – старик Аксаков да наш современник Солоухин. Вот, пожалуй, и все. Тургенев, Некрасов, Пришвин с Казаковым – губители птиц и зверей, охотники, Паустовский все больше с удочкой под ракитовым кустом, а такое азартное дело да еще в глубине красивейших лесов почему-то почти не оставило следа в русской литературе. И ягодам никто, кажется, не радовался. Один только Бергман прославил земляничную поляну, но это не русская литература, а шведское кино. На мой малопросвещенный взгляд, почти одно и то же. Я равняюсь по Духу, который дышит, где хочет. Захотелось ему после живописи Возрождения и русской литературы подышать в шведском кино – пожалуйста, для меня все доступные моему пониманию произведения искусства равнозначны. В январе 1966 года «Земляничную поляну» ненароком завезли в клуб поселка Нелькоба, и к середине сеанса я остался единственным зрителем этого шедевра.

В какие, однако, дебри заводят рассуждения о грибах.

Я тем временем стою на вершине крутого берега Дёржи, шаг за проволоку – и обрыв из бледно-желтого известняка, прорезанного змеевидными корнями сосен и клочьями отцветших трав, среди которых изредка вспыхивают голубые фонари цикория. Бурлит, бурлит река – совершенно горная, как на Урале, а метрах в пятидесяти от впадения в Волгу вдруг замрет, скрывшись в густом ивняке – недавнем жилище бобров, изгнанных нелюбезным соседом Валерой из Ржева. Чем они ему мешали? Зато он по всему берегу Дёржи вдоль деревни высадил сосенки и елочки, так что внуки мои будут гулять в хвойном бору.

Причуды речных извивов. От деревни Мозгово, которую вижу отсюда, Волга делает поворот под прямым углом и течет параллельно Дёрже на запад, чтобы на окраине нашей деревни сделать новый такой же поворот под прямым углом и опять двинуть воды свои на Север, к Угличу, так что, переплыв ее и направив стопы куда глаза глядят, попадешь в Западную Европу, тогда как левобережье основного течения от Ярославля поведет путника на Урал и дальше – в азиатскую Сибирь… Волга отсюда кажется медлительной и спокойной, в отличие от рокочущего притока.

Странная наша Дёржа: обычно реки и ручьи к устью ускоряют свой бег, с облегчением сваливая в могучую Волгу свой тяжкий груз и еще более тяжкую ответственность за него: на, матушка, неси сама. А эта – разве что не болото в устье. Когда заплываешь в Волгу, на ее стремнине течение холодное и быстрое, так что ее внешний покой, как отсюда кажется, – иллюзия.

А моя дорога резко идет под уклон, сосну сменит сырая ольха, и в который раз я мысленно поймаю любимого поэта в любимой песне на поэтической неточности, заимствованной от невнимательных цыган:

На горе стоит ольха,
А под горою – вишня…



В природе все наоборот: ольха – дерево низменное, любит влагу и окружает своими зарослями низкие берега рек и болота. А вишня любит солнышко и предпочитает расти на горках. Но не берусь утверждать столь категорично: почему-то в нашей деревне на вершине холма сыро, влажно и произрастают ольха и крушина, а мой участок – под горой, и на солнышке хоть худо и бедно, но две вишни выросли, чтобы померзнуть недавней зимой, очень крутой: мы подобного с нового 1979 года не видывали. Тогда в Подмосковье яблони даже зимних сортов вымерзли. Впрочем, вишни я обрезал, и они ожили, дали ростки снизу.

Вторая ошибка у Высоцкого, покруче будет:

Но и в церкви все не так,
Дьяки курят ладан…



Ладан курят не дьяки, а дьяконы. Дьяк на Руси – это чиновник. В церкви же служат дьяконы и дьячки. Суффикс здесь не оттеночный уменьшительно-ласкательный, а словообразующий, смысловой. Дьячок – церковный пролетариат и называется не священнослужителем, как сам священник и дьякон, а церковнослужителем: следующая ступенька – пономарь, за ним – псаломщик.

Просветить автора не успел – я его видел живым всего несколько минут. Но вообще по этой части мы, дети «научного атеизма», всем поколением невежественны. Я и сам просвещен потому только, что являюсь прямым потомком этих самых церковных пролетариев восемнадцатого века из села Ведерницы Дмитровского уезда. Но в одном Владимир Семенович прав на века:

Все не так, ребята!



Это во мне старый редактор зудит, может, еще и выкину занудные абзацы. В конце концов, и классики не свободны от ошибок. То у Пушкина выскочат вдруг дурацкие слияния – «слыхали львы» и «сосна садится в ванну со льдом», то у Лермонтова львица с гривой. Только что вычитал у Сервантеса приведенную в самооправдание цитату из Горация, который, в свою очередь, тоже отбивался от критиков, уличивших его в каких-то погрешностях: «Случается и Гомеру задремать». Да и сам уж сколько раз прокалывался – стыдно вспоминать. Публично уличен Зеевом Бар-Селлой в том, что в романе «Жилец» ляпнул о советском городе Кишиневе, который на самом-то деле в описываемое время принадлежал Румынии. Что я, не знал, что Кишинев мы у румын отобрали в 1940 году по сговору Молотова и Риббентропа? Знал, конечно. Но это знание не включилось в сознание, когда писал. И у тех, кто читал до Зеева, – тоже. Два известных писателя задали уйму дельных вопросов, я полгода избавлялся от увиденных ими ошибок в сфере языка и психологии, но Кишинева и они не заметили. Еще хуже – ошибка в эссе «Поток», где я вместо «Принцессы Грёзы» назвал панно Врубеля «Царицей Савской». Декаденты обратили почему-то на эту царицу свой взор, отсюда и ошибка. Но меня это никак не оправдывает. Интересно, всю жизнь вылавливал ошибки у авторов, а сам не могу цитаты привести без промаха, тщательно переписывая с источника.

В свое время довелось мне редактировать монографию доктора филологических наук профессора Захаркина. Стилистика этого быстрого разумом учителя юношества была такова: «Некрасов изобразил Музу в виде крестьянской девушки, наказываемой кнутом». Редактура превратилась в негритянство в чистом виде. Главу о Некрасове практически пришлось писать заново. За одно Захаркину спасибо – я сделал для себя сногсшибательное открытие: оказывается, Николай Алексеевич Некрасов – на самом деле великий русский поэт, несмотря даже на плохие стихи в хрестоматиях. Но любовь к Некрасову – мое личное дело, а вот когда я завершил свой труд, пришлось немало покраснеть: Захаркина, т. е. меня, печатно уличили во вранье в цитатах.

Собирая материал для книги о Лорис-Меликове, наткнулся на рассказ печника Зимнего дворца о покушении Соловьева на императора Александра Второго. Переписываю: «Злодей-то целится, целится, а его императорское величество всемилостивейше уклоняются». Так вот, переписывая, пропускаю то единственное слово, ради которого и схватился за рассказ печника: «всемилостивейше»! Хорошо, жена и соавтор сидела рядом.

Прецедент мало утешает, но вот Паустовский тоже отличался небрежностью в цитатах, на что его литературный секретарь и исследователь Лев Левицкий указывал в примечаниях к прижизненному собранию сочинений. Выходит, автор знал о своих оплошностях. Знал, но не исправил.

Почему-то пишущий, видимо в силу неуёмного творческого зуда, при переписывании не удерживается от подмен. И отнюдь не улучшения ради: даже если и соврешь лучше, чем у автора, утрачивается частица его личности, отраженная в потерянном слове. Просто наша глупая память подсовывает синонимы, но абсолютных синонимов не бывает: каждый звук вносит свой если не смысловой, то уж точно эмоциональный оттенок.

Не любой подберезовик назовешь челышком. Челышок – маленький, с дочерна коричневой шляпкой, вот он, кстати, и высунулся у края дороги. А старший его брат уже расправил шляпку во всю ширь, и таким уютным словечком его не укроешь. Полный вроде бы синоним челышку – обабок. Да то-то и оно, что вроде бы. Уже нет укромности, напротив – тут, скорее, не таинство произрастания, а уже результат – вырост на загляденье.

Лес в этом месте обрывается внезапно, и мы с Бароном оказываемся перед широченным – аж голова закружилась – заливным лугом, в июне покрытым лиловато-голубым облаком от обилия колокольчиков. А сейчас только и увидишь что малиновый луговой василек да бодяк. Это цветы запоздалые, нынче даже цикорий усох, так – вспыхнет один-другой, а какие голубые фонари сияли еще неделю назад!

Ты, Барон, и не знаешь, что опустевший, до бурой желтизны выцветший луг – верный признак твоей грядущей беды: кончается свобода, не гулять тебе до будущей весны по просторам, не переплывать Дёржу, чтобы носиться по другому заливному лугу – между Дёржей и Волгой, а судьба твоя – пятачок газона во дворе, а если не со мной, а с хозяйкой гулять, так вообще на привязи. Ты не хуже меня знаешь, как она боится тебя отпускать, и даже в лесу, когда ты отрываешься на волю, она ежеминутно вскрикивает: «Где собака?». Всё ей мерещится, будто злые медведи терзают тебя. Или стая жадных, голодных волков. Или даже зайцев. Помню, ее чуть удар не хватил, когда ты по овсяному полю погнал ушастого марафонца.

Перед нами на той стороне луга – опустевший загон. Последний пастух Боря, растатуированный так, что вся кожа являла собой синий неразборчивый орнамент, спился окончательно, и стадо перевели в Никифоровское: там нынешней зимой председатель колхоза «Сознательный» закодировал от алкоголизма всех мужиков. Удивительно, но попросить помочь в домашних работах все равно некого: протрезвев, наши пейзане утратили стимул для заработка. О, таинственная славянская душа! Луг, некошеный и не объеденный коровами, зарос высокой выцветшей травой, давно не веселящей глаз, зато цепляющейся за ноги и затрудняющей ход.

– Нет, Барон, в Новую мы не пойдем. Там злой, несмотря на опереточное имя, Эдвин, которому ты, правда, дал взбучку, но каково мне вступать из-за тебя в неловкие объяснения с его знаменитым хозяином. Ты не знаешь, кто хозяин Эдвина? Темный, невежественный пес. Это же ярчайшая из всех звезд, когда-либо сиявших на опереточном небосклоне Герард Васильев.

Я, правда, не пес, но тоже темный и невежественный и совершенно ничего тебе не могу рассказать об оперетте. Ничто меня с ней не связывает. Разве что фотография папы в окружении выпускников музыкального техникума им. А. К. Глазунова, где он преподавал и был завучем. Из того техникума вышли многие звезды оперетты. Одна из них – Татьяна Шмыга. Есть два рода искусства, которые мне чужды с детства. Это оперетта и цирк. Я всегда завидовал Куприну, читая его цирковые рассказы: не дано мне постигнуть прелести арены. Так что когда речь заходит о цирке или оперетте, тут я, как мастер из авторемонтного ангара Владимир Иванович. Как-то при нем зашел разговор о змеях, и он сказал: «О змеях ничего не знаю. Вот если бы они были из железа…»

Кстати о змеях. На пятый год жизни в деревне я узнаю, что мы поселились в самом богатом в Средней России ареале гадюк обыкновенных. Каньон – наша гордость, будто с Урала или из северо-западного угла США перенесенный пейзаж – их любимое обиталище. Отсюда они распространяются по всей Руси великой, заползая и на наш участок.

Как-то утром я задумался о притягательной силе смерти, вспомнив, что лет в пятнадцать – семнадцать «юнкер Шмидт из пистолета хочет застрелиться» и, пренебрегши советом Козьмы Пруткова погодить, не дождавшись, когда лето воротится, очень многие Шмидты таки застреливаются. В позднем отрочестве покончили с собой несколько моих сверстников. Да и сам я, прочитав на каких-то маминых каплях страшное слово «Venena», однажды глотнул из пузырька. Потом эта влекущая сила ослабевает, но не отпускает до конца даже глубоких стариков. Говорили, что великий детский доктор Сперанский, перешагнув за девяносто пять, выбросился из окна. Я в азарте мысли фразу такую записал: «У смерти глаза удава». Довольный, отправился к сараю в состоянии рассеянной задумчивости, то есть в том, когда перед собой ничего не видишь. И вот, потянувшись открывать дверь, вдруг увидел на пороге черный, блистающий на солнце чешуёй клубочек. Аспид. Тот самый, окаянный. Змея испугалась раньше и юркнула под сарай. Фраза, которой только что гордился, как всегда бывает с красивыми фразами, тотчас же осыпалась, как новогодняя елка к празднику Крещения, явила всю свою пустую пышность и окатила с ног до головы стыдом.

А потом вдруг сообразил, что запросто мог и наступить на змею, и эта дурацкая фраза стала бы последней. Если нет загробной жизни, то не все ли равно, что после тебя останется в черновиках? Мало ли с каким глупостями на устах люди уходят из жизни. А если есть? Ад в моем представлении вовсе не сковородка с жареными душами, а ясность, с которой видишь все свои глупости, пошлости, воплощенные и невоплощенные умыслы, и тут сгораешь от стыда за все. Добрых же дел за тобой так мало, и доброта их столь сомнительна, что несколько охлаждающих капелек только усилят мучение.

А для писателя ад – переселение души в воплощенные произведения. Какой-нибудь Павленко вкушает чахлое свое «Счастье», а мятущийся дух Всеволода Кочетова, освобожденный от штампов, бродит между убогими мыслью и характером братьями Ершовыми и секретарями обкомов, и даже Журбины всем семейством не приносят успокоения. Впрочем, об этом у меня целая повесть, если кто не читал. «Ушелец» называется.

А если все же загробной жизни нет, есть некоторая неловкость перед теми, кто когда-нибудь прочтет. Я не внял завету Пастернака «не надо заводить архива, над рукописями трястись». Потому что довелось перебирать черновые листочки в РГАЛИ. И проследить, «из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Черновики разные бывают. Это дилетанты полагают, что какой-нибудь рассказ улучшается от варианта к варианту. Вовсе не обязательно: окончательный вариант свидетельствует о состоянии писателя в момент, когда он откинулся от стола и сказал себе: «Хватит!» Мы же по себе знаем: сегодня я совсем не тот, что был, допустим, 26 октября 1979 года. Не глупее и не умнее, а просто другой – меня посещали в тот день другие мысли, другие настроения, и если в тот самый день что-то написал, я 26 октября 1979 года в той записи и остался.

Компьютеров тогда не было, и я не всегда писал сразу на машинке (да и сейчас – тоже). А разгоняюсь мыслью на бумаге, особенно в начальный период, когда перед машинкой стыдно. Но вот – разогнался, мысль полетела, можно садиться за машинку… И ни разу не было такого, чтобы текст из рукописи совпадал с машинописным. Мысль куда-то уходит от задуманного, развивается по каким-то своим, неведомым автору законам, тут уже произведение руководит твоими пальцами, шлепающими по клавиатуре. А спустя время, когда рассказ закончен, перечитываешь черновик и кусаешь локти: вот ведь какая была хорошая фраза, а текст, что полетел стремглав на машинопись, обошелся без нее. И уже не воткнешь, не нарушив естественного хода повествования. Так пусть себе лежит в архиве: как знать, может и дождется своего читателя.

Сколько словесной роскоши залегло в фонде Андрея Белого! Одна параллель шумного въезда Коробочки в город с пролетом Бабы Яги в русских сказках из набросков к «Мастерству Гоголя» чего стоит. И гораздо убедительнее книжного варианта, где Коробочка не без насилия сравнивается со старухой-графиней из «Пиковой дамы». А история Сигизмунда Кржижановского, открытого Вадимом Перельмутером! Вадим прочитал в дневнике Георгия Шенгели об «очередном прозёванном гении России» и стал искать, что ж это за гений такой, о котором и через 35 лет после смерти никто толком не слыхивал… Недавно в Петербурге вышло собрание сочинений С. Кржижановского аж в 5 томах. Нет, Борис Леонидович, надо, надо заводить архивы. И над рукописями трястись надо.

Вроде совсем о грибах не думаю, памятью гуляю по Москве, где за станцией метро «Водный стадион» расположен Архив литературы и искусства, а Бог весть каким образом углядываю под маленькой елочкой краешек бурой шляпки. Уставившись рыщущим взглядом впрямую, не увидишь, так этот боровичок замаскировался. Это, пожалуй, удивительнейшее из свойств хождения за грибами – самые радостные находки, как правило, непроизвольны, мы угадываем рост гриба не столько сознательным вниманием, сколько подсознательным воображением.

И вообще пора оглядеться. Пока я сам с собой болтал об архивах, ноги принесли меня к местной достопримечательности. Лужа у корней. Здесь, на краю поля и леса, сходятся две дороги от шоссе к нашей деревне, и у их слияния распростерлась лужа, не пересыхающая даже в самые знойные дни. Ее объезжают по сосновым корням. Однажды машину, увязшую в этой луже, вытаскивал эвакуатор и сам застрял, да так прочно, что пришлось из Никифоровского вызывать трактор – еле вытянули.

Я превращаюсь в тётю Полли из первых строк «Приключений Тома Сойера»:

– Барон!

Ответа нет.

– Барон!

Никакого ответа.

И куда запропастился этот несносный сын лайки и ризеншнауцера?

А здесь все-таки нет-нет да машины проносятся. Впрочем, сегодня среда, и если кто проедет, так наверняка свой и, увидев Барона на дороге, притормозит. Это в выходные сюда заносит шалых рыбаков, от которых всего можно ждать. Уж мусора на берегу Волги точно!

Отсюда до дому ровно два километра, полкорзины уже собрано, и можно бы возвращаться, но до чего ж скучны слишком знакомые дороги да еще через поле! Нет, лучше снова войти в лес и наведаться к старым местам, хотя дело это совершенно безнадежное. Почему-то в нынешнем году грибы появились только в середине августа и не там, где они произрастали каждое лето, а совсем-совсем в других местах, откуда в урожайные годы выходил с пустой корзиной. Но тут влечет меня на дальний Клондайк и к аллее Красных героев и тем более к Апельсиновой роще не корысть, а сила эстетического тяготения. А Барон догонит меня, и я даже знаю где.
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Дорогой, перпендикулярной пути домой, углубляюсь в лес. Слева от меня густой, еще не прореженный природой ельник, а справа – сырой ольшаник. В ельнике в иные годы изобилие поддубовиков, хотя ни одного дуба там не растет. А поддубовики – такие грибы, похожие на белые, только ножка у них тонкая, а трубчатая подушечка, зеленоватая, как у боровика, синеет, когда чуть нажмешь. Но нынче их почему-то нет совсем, в ольшанике же тем более пусто. За развилкой, где левая дорога ведет в безгрибные дебри, ельник кончается, а ольшаник перебегает дорогу и оказывается слева от меня, уступая с правой стороны чистому смешанному лесу: березы, осины и мои ровесницы ели в возрасте 64 лет. До войны вместо леса было колхозное поле, изрытое в 41-м траншеями, окопами и воронками от фугасных бомб. Я сворачиваю с дороги и прохожу этот неглубокий лес насквозь к старой поваленной березе.

Здесь я всегда сажусь перекурить. И как только я удобно устроюсь, вытянув усталые ноги, размечтаюсь, вперив взгляд в кипящий рабочей суетой муравейник, затянусь беломоринкой, невесть откуда «черной молнии подобный» налетит Барон с непременной жаждой общения и ласки, взгромоздит мне лапы на плечи, норовя облизать всю площадь лица.

Ну, я же говорил. Вот он, тут как тут. Благо я еще не успел папиросы достать, а корзину поставил так, что псу ее не опрокинуть. К ритуалу братства готов, и минут пять уходит на поглаживание жесткого меха, любовного лепета и уклонения от особо яростных проявлений собачьей преданности. Но вот и Барон успокоился, разлегся подо мною в позиции «язык на плечо», готовый к разговорам на самые отвлеченные темы.

Да я не готов. Устал. Ты смотришь на меня умными вопрошающими глазами, кажется, вот-вот и заговоришь человечьим языком, будто где-то там, где тебя черти по непролазным кустам носили, ты не следы неведомых зверей исследовал, а всю мировую философию. Размышляй молча, дружок, о тайнах бытия поговорим попозже. А я пока осмотрюсь.

Мы с тобой, Барон, находимся почти на середине большой буквы С. Нижняя ее скобочка поближе, и, когда отдохнем, двинемся туда, к аллее Красных героев. Это вытянутый в поле клин осинника, под которым непременно отыщется хоть один красноголовый красавец-удалец, потому и название такое. А однажды я там нашел сплетенье шести грибов: они составили композицию Лаокоон. Вдоль осинника идет глубокая траншея на целую роту солдат. Чуть глубже в лесу несколько воронок от авиационных бомб. Почему-то в грибные годы на склонах воронок вырастают гиганты, не тронутые червем.

На противоположной стороне, у вершинной скобочки – дальний Клондайк. В первое лето здешней жизни я набрел здесь на целую корзину сокровищ. В иные годы этот угол оправдывал свое название сполна. Мы, конечно, навестим его и сегодня, хотя едва ли отдыхающая грибница одарит меня хотя бы парочкой белых.

Глубокая трещина в стволе березы вот уже несколько лет исправно служит мне пепельницей. Труха в ней влажная даже в сухую погоду, но окурок все равно гашу о землю – мало ли что. Только поднялся, Барон вскочил на ноги – ищи-свищи его!

Аллея Красных героев пройдена насквозь в оба конца – лишь на краю, уже в поле обнаруживаю роскошное желтое сомбреро. Ножка цела, а шляпку объел черный жук чуть ли не насквозь. Зато не видно его соперников – червей, что утешает.

Совесть моя чиста, минуя свою поваленную березу, иду к дальнему Клондайку, и путь мой лежит через «Виткину погибель». Вита – моя дочь, а почему здесь ее погибель, объясню. Лет семь назад, в начале лета, когда серьезные грибы еще не давали знать о себе, но лисички вылезли на поверхность, я, подойдя к другой поваленной березе, вытянувшейся вдоль траншеи, едва не ослеп от бьющей в глаза золотой желтизны. Сколько ж там было этих лисичек! Добрый час я ползал на коленках, и вот ведь как чудесно они растут: режешь одну, а в ладонь сыплются три-четыре. Как я дотащил корзину, наполненную с верхом, это особая история. Но доволок. А эту прорву надо чистить! Стою в тяжких думах на крыльце перед этой корзиной и не нахожу цензурных слов, чтобы оценить свою удачливость. И тут вдруг является наш деревенский сосед Толик, в ту пору жених моей дочери: он приехал всего на пару часов и в пять собирается ехать в Москву. Счастливая догадка осеняет меня – отправить с Толиком весь этот дивный дар леса, и пусть Вита с мамой за разговором в четыре руки управятся с ним за недолгое время. Зато сколько им радости… Но надо знать нашего Толика. В семь его нет. В восемь – тоже. Уж не прозевал ли я его? Иду к нему, весь растревоженный, а он спокойненько так потягивается – решил поспать перед дорогой, так что лисички мои увез лишь в десятом часу, а вывалил корзину перед изумленной Витой в начале второго ночи. Жены моей дома не было, она навещала свою маму в Переделкине. И бедная Вита до утра маялась с этой громадой лисичек, проклиная и меня с моей удачливостью, и Толика, и вообще весь белый свет.

Сейчас у «Виткиной погибели» тоже кое-что есть, но и видны следы счастливцев выходного дня – сравнительно свежие срезы – и старые, покрытые зеленоватой плесенью. Интересно: лисичка через несколько дней возрождается на том же месте, превращая срез в новую шляпку. Вот бы белым так, вздыхаю я и бреду в Клондайк со слабой надеждой на встречу.

Спит грибница дальнего Клондайка, два подосиновичка, совсем крошечных, и один, изглоданный червями, не в счет. Зато… Зато чудо – средь предосенней жухлой травы расцвел великолепный лесной колокольчик. Их ведь уже к исходу июля не стало, надо же. Колокольчик – в глубине, а на солнечном краю небольшая, но обильная брусничная полянка, и минут пятнадцать я, отдыхая, пасусь на ней. На Колыме я эту ягоду собирал из-под снега, и дальневосточная весенняя брусника ничем не напоминает предосеннюю среднерусскую, что чуть похрустывает на зубах. Она брызжет соком из тонкой и хрупкой оболочки и похожа на переспелую клюкву, только слаще и с легкой, еле различимой горчинкой. Но гораздо интереснее из-под колымского снега голубика – за зиму этот невинный плод наливается алкогольной силой, от стакана съеденных ягод пошатывает, как от портвейна, а картина мира чуть смещается, как после того же портвейна. Самое большое счастье колымской весны достается все же не языку – органу вкуса, а органу зрения, глазу. В тот момент, когда просыпаешься в однообразном буром пейзаже, и вдруг нежно-зеленый вздох проносится по сопкам – лиственница распустилась всеми деревьями разом. Тут даже о лагерном проклятии этого края не задумываешься.

Чтоб я не забывался в лирических воспоминаниях, из глубины выносится на меня насквозь мокрый пес. В свое время я немало подивился этому обстоятельству: до Волги не меньше полутора километров, от Дёржи мы отдалились на добрых четыре. Где это ты успел так вымокнуть? Оказывается, за густым непролазным кустарником скрылось небольшое болотце с глубоким черным озером посередине. Потому и грибы здесь обильны – влага из потаенного болотца подпитывает их даже в самое знойное лето.

Если бы принято было озаглавливать абзацы, то следующий получил бы такое название: «Апельсиновая роща, или Подвиг разведчика». Речь пойдет о подвиге любви. Все-таки наша разведка – лучшая в мире. И наш деревенский сосед – сохраним ему псевдоним Белов, как в известном труде о бойцах невидимого фронта, шестом томе «Истории разведки», – подтвердил эту истину в чаще хвойного, редкими березами разбавленного леса, куда он привел красавицу-жену. И в доказательство своей рыцарской преданности он преподнес ей там настоящий – дар его величества короля Марокко Мухаммеда VI русскому народу, обделенному цитрусовыми, – апельсин. С елки, что ли, сорвал? Сие есть профессиональная тайна. Но с той поры этот лес – самый чистый и прозрачный во всей округе – называется Апельсиновой рощей. Грибы здесь, может быть, и произрастают, но красота такая, что глаза никак не хотят обращаться долу – торжественные ели и редкие, не застилающие небесной синевы березы отрывают взгляд от земли, и невесть с чего, без всякого к тому повода на тебя наплывает счастье.

Еще один подвиг разведчика к пейзажу отношения не имеет, но достоин хотя бы краткого упоминания. Как известно всем, кроме Генеральной прокуратуры, Ржев – один из крупнейших центров автоугонного промысла. Наш сосед купил новую машину, и ее чуть не украли в первый же день – вовремя проснулся и распугал воров. И тогда он построил гараж и так его замаскировал, что я, десятки раз бывавший на его участке, хоть убей, не отыщу.

Другому нашему соседу повезло меньше: его «девятку» угнали. Единственное, чем могла ему помочь наша бедная, страдающая от нехватки денег на бензин для единственного на весь район «козлика» милиция, – посоветовать, как связаться с угонщиками. Те потребовали немалую сумму оброка. Когда сосед уплатил, ему указали улицу на окраине Ржева, на которой и стояла его любимая машина. Расплачиваясь с ворами, сосед поинтересовался: есть ли гарантия, что не угонят снова. «От нашей братвы полная, – был ему ответ. – Но у нас есть конкуренты, а уж от них гарантий дать не можем».

Как сказано, в Апельсиновой роще, в этом краю чистого леса, смотреть хочется только вверх, где небо, еще голубое, уже дышит осенью и распространяет тонкий запах начинающегося тления: кажется, что он идет не снизу от палой листвы, а вот именно с неба, испещренного полупрозрачной кроной берез, осин, дрожащей рябины и строгими конусами елей. Здесь ровные, безухабистые дороги с прозрачной перспективой. Барону тоже надоело продираться сквозь дикие заросли, он с былой щенячьей резвостью носится по проселку туда-сюда, пока мы не выходим к широченному коровьему тракту, ведущему от Никифоровского к заливным лугам на берегу Волги.

Да, Барон, ту прогулку года четыре назад, я запомнил до конца дней своих. Мы с тобой расстались у края этого тракта, потом перешли через него в ельник, столь же красивый, сколь и бесплодный, я воротился, чтоб идти домой, ты задержался на той стороне дороги, а тут прошло стадо, и коровы сбили тебя с моего следа. Было это в сезон охоты, неудачники жаловались, что будто бы какая-то черная собака спугивает дичь, неплохо б ее пристрелить… Я зову тебя, кричу – в ответ только выстрелы. А до дому отсюда самым коротким путем километров пять да еще с полной корзиной в одной руке и майкой, которую пришлось превратить в авоську, – в другой. Как скудна фантазия Хичкока рядом с теми картинами, что, вспыхивая в моем воображении, подгоняли меня к дому. Единственное, что как-то осаживало, – после выстрелов не слышно было ни лая, ни взвизга твоего, значит, не в тебя. И вот, наконец, на дрожащих ногах подхожу к своему забору и уже издалека вижу, как ты, вытянув лапы, возлежишь на крыльце. И никаких сил не было ругать тебя за то, что, сукин сын, ни разу не отозвался на мои призывы.

Что за добрая душа впустила тебя на участок?

Это был твой второй подвиг ориентирования на местности. Первый был покруче. Мы с тобой ходили звонить в Мозгово, к хозяевам твоей матушки Байки. А они накануне купили котенка, боялись, что ты, играя, загрызешь его, и не пустили тебя за свой забор. Шли мы туда, опробовав новую дорогу: перешли за нашей деревней Дёржу вброд и сократили свой путь втрое. Пока я разговаривал с Москвой, ты исчез. Байкин хозяин, опытный собачник, уверял меня, что все обойдется, что ты уже давно дома. Как же, как же – а шоссе, где все гоняют черт-те с какой скоростью? Да и след обрывается у берега… Немало седины добавилось в мою сивую головушку, пока я не добрался до дому. Прихожу – а ты как ни в чем не бывало возлежишь на крылечке. Мальчишка из соседней деревни открыл тебе калитку.

Но в этот раз не было никакой доброй души.

Уже вечером, когда мы с тобой пошли прогуляться к Держе, оказалось, что дальняя калитка открыта. Разворачиваюсь, чтоб запереть ее и обнаруживаю следы твоих когтей вокруг вертушки. И кто-то мне будет доказывать, что собаки лишены интеллекта?!

Кстати о дальней калитке. В 1998 году, в дни дефолта, когда разумные, практичные люди, сметая все на своем пути, кинулись закупать сахар, соль, спички и крупу в несметных количествах, мы всю наличность ухнули на расширение своего участка, прикупив семь соток пустыря. Одна соседка до сих пор кормит гостей тем дефолтовым рисом, а у нас цветет сирень и на месте высаженных и в первый же год погибших яблонь произрастают белые розы и две чахлые вишни.

Я сажусь на край не то воронки, не то глубокого окопа, свесив вниз гудящие от усталости ноги. Такая мирная ямка, заросшая идиллическою травкой – овсюгом, костром безостым, подмаренником, вездесущим одуванчиком… И уже прошла вся моя жизнь, не такая уж и короткая, и не то что травой – целым лесом забвения все заросло, так неужели и в то лето, когда люди убивали и калечили друг друга, стояла та же царственная красота? Нет, от того августа осталась симоновская строчка:

Как шли бесконечные, злые дожди…

Ну и что ж, что дожди. Мы же их злыми почитаем в силу неудобств, а объективно-то посмотреть – и дожди прекрасны: все вокруг в серебряной мгле, листва умыта и поблескивает под скромным из-под вселенского тумана солнцем. Но в то лето красота была сама по себе, а люди сами по себе, и самым нервным и тонким поэтам не до красот: нет холмиков, есть высота, кустарник – не ракитник или малинник, а естественное укрытие… И хотя прошла моя жизнь почти в мире, никто не даст гарантии, что кустарник опять не превратится в естественное укрытие.

Что-то не торопится красота спасать наш хрупкий мир. Красота требует мудрости и созерцательной тишины. А глупость шумна, экспрессивна, энергична и зачем-то награждена Вседержителем неуемной и грубой физической силой. Греция, вооруженная «Илиадой» и «Одиссеей» Гомера, трагедиями Еврипида, комедиями Аристофана, гениальной архитектурой и прочими шедеврами, пала под натиском грубых и простодушных римских варваров. Те обросли высокой культурой, чтобы рухнуть потом от полчищ немытых дикарей. И древний наш Киев не спасли ни храм Софии, ни Золотые ворота от несметной Батыевой орды. Турки до сих пор не доросли до культуры разоренной полтысячелетия назад Византии. Они ничего не создали, равного собору той же Софии. Только понаставили вокруг нее минаретов удивительного очертания. Удивительного тем, что предваряют своей формой межконтинентальные ракеты, предназначенные для истребления человечества.

Да что далеко в историю ходить? Вот же мы сами, наш христолюбивый народ-богоносец. Когда Великий Октябрь раскрепостил, наконец, духовную силушку рабочего класса и крестьянства, распахнул тесовые ворота мировой культуры, оказалось…

Ну, во-первых, оказалось, что надо немедленно осуществить мечту Ильича о золотых ночных горшках. И революционные солдаты, ворвавшиеся в Зимний дворец, тут же уселись испражняться на драгоценных малахитовых и чароитовых вазах. Эта традиция не умерла, кажется, и по сей день: гадят едва ли не во всех памятниках культуры, охраняемых государством, как правило, одной только ржавой табличкой. Псковский кремль ужаснул меня в 1987 году кучками у каждой бойницы. Такова, что ли, истинная духовность русского народа? Или это враги России, жидо-масоны из Израиля, США и зловредной Европы десант засранцев на парашютах забросили?

А во-вторых, пролетарии и крестьяне мощными рядами двинулись в литературу как наиболее доступную область культуры: композитору нужен музыкальный слух, владение мудреным инструментом, не каждому доступной нотной грамотой, художнику – глазомер и точная рука, учиться архитектуре – это сбесишься, а вот перышком двигать, едва освоив азбуку, – самое милое дело.

Я уже достаточно отдохнул, а Барона все нет и нет, и уже тревога вселяется. С полчаса прошло, как он последний раз вильнул хвостом и скрылся в зарослях бересклета. Умом-то я понимаю, что ничего случиться с девятилетним псом не может. Но то – умом. А в чувствах мы подвержены страхам и трепету. И надо вооружиться здоровым легкомыслием, чтобы бодро вскочить на ноги и идти, куда глаза глядят.

Глаза глядят через поле, за которым вдоль Волги тянется деревня Саблино. Вот к ней и направляюсь. И только вышел на открытое пространство, доносится густой бас моего Барона. Наконец, вижу его: этот стервец гоняет по полю перепелок, они вспархивают с паническим вскриком, но отлетают недалеко: в зону недосягаемости. Наигравшись, пес выскакивает на дорогу и, не обращая на меня никакого внимания, убегает вперед.

В Саблине, как и в нашем Устье, нет ни одного аборигена – все дома принадлежат москвичам разного достатка. Кто живет в голубой сторожке из горбыля и фанеры, а кто – в подобии средневекового рыцарского замка. Подобии, конечно, жалком, как и всё новорусское. Первое поколение разбогатевших советских граждан отличает глубокая, вросшая до мозга костей нищета. У них психология нищих, «исчахших на казенных харчах» (это я Платонова цитирую, «Город Градов»). И должно вырасти не меньше двух поколений, чтобы изжить бедняцкую психологию.

Саблино – деревня в один порядок, она вытянута вдоль Волги, которая течет здесь благодаря очередному извиву с запада на восток. Классические избы еще остались, но и они на дачный манер обрастают верандочками. По прямой отсюда до нашего Устья километра два, но знакомых здесь нет. Я, конечно, здороваюсь с женщиной, идущей навстречу, она тоже кивает, но никакого интереса друг к другу не испытываем. Здесь в этом отношении московский образ жизни: десятилетиями не знаешь в лицо соседей по подъезду.

На берегу врыта скамеечка. Сажусь и смотрю на реку. Облака слопали голубизну и в небе, и на воде: Волга отдает свинцовым налетом, но при северном береге честно отражает густые заросли веха ядовитого, почти все лето кипевшего белизной, и шеренги березовой рощи над ними. Разобранная на водохранилища еще в верхнем течении, Волга несудоходна, а ведь и Ржев, и наш Зубцов возводились в старину как крупные речные порты. Отсюда трудно представить себе, что перед тобой – великая русская река, кем и как только не воспетая. Истоки больших рек славой своей схожи со славой пророка из Назарета в глазах местных жителей: как мне не дойти отсюда пешком до Самары, где не видно другого берега, так и назареянам – не дожить до всемирной известности своего соседа. Чем уж так выделяется в здешних местах Волга среди текущих рядом Гжати или Вазузы? Не глубже и не полноводнее, а Вазуза в Зубцове пошире будет. Но их путь недлинен, а Волга несет свои воды через всю Россию.

Барон шлепает по воде вдоль берега, а дальше не суется. Чтобы заставить его поплыть, надо раздразнить его палкой, дав разок прихватить ее зубами, а потом зашвырнуть подальше. Что я и делаю. Молодец, поплыл! И пока плавал, забыл про палку, зацепившуюся за водоросли, так что вернулся пустой, обжигая меня холодными брызгами.

– Ободрился? Ну, тогда пошли.
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И мы прощаемся с почти безлюдным Саблином, лесная дорога ведет нас в Долину Сканди. Долина Сканди – старое русло Волги, она около километра идет, отделенная от нового грядой невысоких холмов, поросших молодыми еще соснами. Действительно, что-то суровое, скандинавское есть в этой вытянутой меж крутых склонов равнине. Красота ее губительна: тут вечно гуляют рыбаки и туристы. А как гуляет русский турист, известно: кострища, банки, битые бутылки да новая беда природы от изобретательного человечества – бесчисленные пластиковые пакеты. Наша Долина Сканди хороша только весной, до нашествия отдыхающих.

А топоним – посрамление моей гордыни. С чего я взял, что я свободный, самостоятельно мыслящий человек, если хапнул название с дешевой рекламы шведского масла? А уже не переменишь – прижилось, им пользуется вся деревня. Легко ощущать себя мыслящим, когда вся Москва разукрашена «Славой КПСС», цитатами из не поддающихся людской памяти речей Брежнева-Андропова-Черненко и сентенциями типа «Народ и партия едины», а начало программы «Время» – сигнал для вывода собак на прогулку. А вот когда твоего Антониони на самом интересном месте перебивают наглой «Долиной Сканди» или мордатым страдальцем, падающим в обморок от диагноза «У вас… кариес!», как ни сопротивляйся, а из головы этой чуши не вытряхнешь. Сейчас, правда, опять при позывных программы «Время» рука тянется за Бароновым поводком, но здесь, в коридоре между старыми соснами слева и молодыми справа, думать об этом как-то не хочется.

Взбираюсь на правую горку, чтобы видеть отсюда колыбельку Николая Алексеевича Некрасова. Чайки носятся над водой, издалека – красивые белые птицы, а вблизи существа почему-то противные: омерзительно крикливые, с красными хищными глазенками. Какой-то был тест на эту тему: отношение к чайкам соответствовало отношению к женщинам. А что, похоже: предпочитаю любоваться издалека, пока жесты, повороты головы, интонации, такие прелестные в первые минуты, не доведут до исступления, когда в повседневности обнаружат позерство, дурной вкус, мелочный хищный характер или просто чуждые тебе привычки, например, – резать черный хлеб не поперек корочки, а вдоль. В семейной жизни целые годы проходят в притирании привычек, нажитых в холостые годы. А уж потом, когда притретесь, жизнь ваша потечет, как Волга. Моя молодость и прошла в перебирании рек, речушек и ручьев, пока не втекла в одну-единственную. И вроде бы прошли все пороги, плотины, гармонии какой-никакой достигли… Правда, уж больно устье недалеко, и если продлевать сравнение, мы уже течением своим вторглись в Астраханскую область с ее помидорами, арбузами, осетрами и близостью конца.

Счастье – тема опасная, она возбуждает неизменную тревогу. Как услышал однажды Ильф от старого еврея: надо портить себе удовольствие, нельзя жить так хорошо. Да как тут испортишь, когда голову вскруживает запах реки, смешанный с острой приправой хвойной смолы; березы с того берега, пока еще зеленые, вспыхивают полосами желтизны, как бы возвращая ее солнцу в тех ветвях, что первыми приняли на себя его лучи.

На вершине холма сажусь на свежий сосновый пенек для последнего перекура. И вижу, как с противоположного края мчится мой пес. Эх, Барон, знал бы ты, как изящен твой бег, когда срываешься с вершины холма, легкой рысью пересекаешь равнину и взлетаешь на другую вершину! Ну, ляг, ляг, отдохни.

Сделав пару кругов, Барон послушался моего совета и растянулся у ног. Отдышался, поднял голову и стал смотреть на меня с каким-то ожиданием или вопросом. Ну, ждать тебе особо нечего, орден сушки ты получишь дома, а вот поговорить, порассуждать о том о сем – это пожалуйста. Ты, я вижу, настроен философски, уж очень вдумчив твой взгляд, как позавчера, когда я тебе читал «Афоризмы житейской мудрости» Шопенгауэра, помнишь, ты еще хвостом помахивал, соглашаясь с парадоксами немецкого мыслителя: «Если ближайшая и непосредственная цель нашей жизни не есть страдание, то наше существование представляет самое бестолковое и нецелесообразное явление». А дальше договаривается вот до чего: «Как мы чувствуем не общее здоровье нашего тела, а только небольшое местечко, где жмет нам сапог, так точно и думаем мы не о сумме вполне благополучно идущих дел, а о какой-нибудь ничтожной мелочи, которая нас раздосадовала. На этом основывается неоднократно мною указанная негативность, отрицательность нашего благополучия и счастия, в противоположность позитивности, положительности страдания». А ведь он прав, если вдуматься. Вот ты прожил девять лет, почти сравнялся по возрасту со мной, а что вспомнишь, оглянувшись назад? Как потерял меня, своего хозяина и сам нашел дорогу домой. Как в Москве налетел на тебя безбашенный Мерс, полуовчарка-полуротвейлер, и ты дал ему достойный отпор, в ярости сорвал с него намордник, подставив бока для его зубов, а мы залечивали потом целую неделю твои боевые раны. Так ведь?

И Барон, эта тварь бессловесная, отвечает мне негромким лаёчком, всегда означающим его согласие. Я убедил его в правоте философа. Или Шопенгауэр великий зоопедагог, или мой пес – гений собачьего мира. Твои скорбные глаза, Барон, – ярчайшее свидетельство вселенского пессимизма. Не веришь ты в совершенство мира, ты давно понял, что не все действительное разумно: да тот же разбойник Мерс. Действителен? Несомненно! Разумен? Вот уж нет! А мировые войны и революции XX века разумны? А сталинские репрессии, хотя свыше половины нашего мазохистского населения, как показывают социологические опросы, мечтает о «твердой руке»? Все-то ты понимаешь, в отличие от кота Бурбона, убежденного гегельянца. У того только пустая миска вызывает недовольство человечеством в моем лице.

Барону первому надоели отвлеченные материи, он сорвался с места, вильнул хвостом – только его и видели. Я тоже поднялся. Мой путь лежит мимо Голубой дачи. Собственно, никакой дачи нет, даже ограда сгинула в прошлом году, хотя руины ее я еще застал десять лет назад. Когда-то был здесь ведомственный пионерский лагерь – первая жертва реформ, когда разоренные предприятия сбрасывали с оскудевших балансов хлопотные объекты. Сейчас это голая поляна, памятная тем, что несколько лет назад лес вернул мне утрату. Мне тогда подарили изящный ножик для грибов, такой маленький, что он потерялся в первую же прогулку, лес поглотил его. И вернул едва ли не в следующую. Лес, видно, счел меня недостойным иметь изящный ножик и отдал мне взамен большой бандитский с автоматически выскакивающим острым лезвием.

За Голубой дачей – загон. Еще в прошлом году здесь, как и у Новой, обитали коровы. Мой деревенский друг, хвастающийся урожаями бобов и картофеля больше, чем иными успехами, берет отсюда удобрения. Зимой в Москве на какой-нибудь торжественной презентации, одетый в элегантный пиджак из Парижа, в шелковом галстуке из Лондона в тон платочку из верхнего кармашка, завидев меня, раскинет руки и на весь зал с тоской заголосит:

– Мишка, когда ж за говном поедем?!

– Аккурат первого мая, – отвечу, – в день солидарности всех трудящихся.

Ну, это так, для публики. Я-то никаким огородничеством не занимаюсь, так что говно мне ни к чему.

Последние грибы обнаруживаю под самым пряслом. Семейство маслят напрашивается в корзину, достаточно полную, но жадность побеждает рассудок, нудящий о том, как хлопотно будет их чистить, снимая липкую кожицу, от которой еще и руки почернеют, и все вокруг загваздаешь.

Отсюда к нашей деревне ведет дорога, довольно извилистая, но есть у нее отрезок, перед которым всегда застываешь: прямая перспектива в гору, даже глубокой осенью покрытая свежей травкой, а на вершине горы – молодой сосняк. Я уже устал для ходьбы по пересеченной местности, а близость дома ускоряет шаг. На горе дорога резко сворачивает влево, и вот я на краю поля. Отсюда видно всё наше Устье и заливной луг у Волги. Можно спуститься к нему мимо трех берез и черемухи, которые, если смотреть с моего крыльца, образуют композицию «Маша и Медведь»: размытые контуры издалека составляют иллюстрацию к сказке, к тому моменту, когда Маша из пестеря командует могучему зверю:

– Не садись на пенек, не ешь пирожок.

Но ближе и приятнее идти через рощу. Десять лет назад, когда мы приехали сюда смотреть дом, выставленный на продажу, в этой рощице нашли аж двадцать пять белых. Пришли знакомиться к упомянутому разведчику, а у него – сорок семь. Больше такого урожая эта соблазнительница даже в самые грибные годы не давала. Так что значение ее стало исключительно эстетическим – вытянутый в длину вдоль деревни треугольничек берез, негусто разбавленных елочками и соснами. Я прохожу ее насквозь в одиночестве – Барон усвистал далеко вперед, и я вижу, как носится он вдоль деревни. Пересекаю сжатое овсяное поле – и вот я дома. Надо оставить минут на пять калитку открытой – пес влетит невесть с какой стороны на крыльцо, ринется к миске с водой, громко, на весь дом слакает ее до дна и свалится с ног в месте, где его застигнет сон.

А мне – на добрых четыре часа расплаты за удовольствие хождения за три леса: чистить, чистить, чистить эти грибы, будь они прокляты!

В качестве эпилога – рецепт моего грибного супа. Ставите варить морковь и лук. К вареному луку я унаследовал любовь от отца и старшего брата, надобность в моркови была мне сомнительна, пока однажды за отсутствием не попробовал обойтись без нее: не знаю, в чем дело, но – не то. Когда начнет кипеть, кладу грибы, сегодня – исключительно белые. И в этот момент принимаюсь чистить и резать картошку. Когда до готовности картошки остается минуты три-четыре, сыплю три столовые ложки крупы. Не абы какой, а именно манной. Все крупы эгоистки и непременно напоминают о себе: манка же на диво влюбчива и женственна, и вся растворяется во вкусе грибного навара, добавляя ему чуточку необходимой вязкости. Но тут надо быть осторожным, когда сыплешь, следить, чтоб крупа не сбилась в комки и уже до конца процесса мешать суп. В последнюю минуту вместе с солью прямо в кастрюлю добавляю, не жалея, сметану.

Вот и весь сказ.
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Случайная выборка 


* * *
Я не помню, кто был тот пожилой человек, и по какому поводу мне, подростку 14 лет, было им сказано: «Ну что ж, слог у тебя есть». Единственный вовремя сказанный старинный комплимент, который поддерживает всю мою литературную жизнь.

Путь в литературу идет через болота, в которых вязнет большинство пустившихся.

Сначала – широченный (сейчас, наверно, сильно суженный, но это проблема юношей и девушек на перепутье) круг просто интересующихся. Тут отсеивает развилка: уходят те, которым пришла пора «взяться за ум» и оставить романтические бредни.

Дальше – трясина дилетантов. Всякого рода литературные объединения, просветительско-философские, религиозные кружки. Здесь застреваешь среди сладкоголосых говорунов, героев библиотечных и учрежденческих курилок и рискуешь сам растратиться в сотрясении воздухов. Отсюда до стеклянной горы простирается самое топкое болото, почти без кочек: собственно литературная среда. Гору же охраняли в годы моей молодости стареющие литературные дамочки – редакторши, жены и вдовы литературных генералов, просто ошивающиеся вокруг журналов, издательств, литчасти театров и киностудий, союза писателей. Они вроде как протягивают веточку трухлявой надежды, тянут, подзакатив глазки: «ну-у-у, тут где-то, что-то, в чем-то…» Наивные цепляются и погружаются в трясину еще глубже. Циничный Лакшин указывал: «Автора обласкать, рукопись вернуть». Стихийные охранники горы – авантюристы, присосавшиеся к мелким подачкам, вроде некоего Владимира, который сгубил слабого характером моего приятеля Андрея. Морда у этого Владимира спесивая: ни дать ни взять – живой классик, а промышлял какими-то дешевыми сценариями, писанными с помощью негров вроде Андрюши. Таких полно было в групкомах литераторов.

Дорвавшихся до горы ждут соблазны. Конформизм – первый. Открытая борьба требует физических сил и мудрости не скатываться на уровень врага. Путь Бродского, откровенно аполитичная позиция которого не спасла от ссылки на Север, а потом от высылки из страны, или Венички Ерофеева – демонстративная асоциальность. Мало кто выдержал.

А еще дальше – битва авторитетов. За прижизненную славу. Меня от нее Бог милосердный упас, хотя зависть годах в 88-м–90-м царапнула, но и это миновало, а царапины быстро зажили. Слава порабощает общественным ожиданием. Того, что сделал, мало, гони еще. Слабые и гонят сырьё, самоповторы и на этом ломаются. А бывает, что издательская машина дробит, размалывает таланты, ставя писателя на поточное производство.

* * *
С детства, по причине мускульной неразвитости патологический трус, в одном я никогда не знал и знать не желаю страха: наедине с текстом. У меня никогда не было внутреннего цензора. Редактор был всегда и жестокий – поэтический слух и стыд, цензора – никогда. Видимо, в этом – компенсация всех моих пороков.

Это как в организме: при врожденном пороке сердца и его последствиях, отравивших детство и юность, переживаю сильных сверстников.

* * *
В избе, как в шкатулочке, хранится зима с ее выстуженной сыростью. На подоконниках спят, кто жив, бабочки павлиний глаз – нежно собираем в ладошку и выпускаем на волю. Они какое-то время будто не верят подаренной свободе, медлят минуту-другую, наконец, вспархивают – только их и видели. Удивляемся каждый год феномену: как выжили эти хрупкие существа?

Сразу же растапливаем печку еще с осени приготовленными дровами, а сами, не распаковывая московского груза, усаживаемся перекусить на крыльцо. Мы не настолько голодны, чтобы набрасываться на еду, это всего лишь предлог устроиться перед распаханным полем и рощей на пригорке в обретенной внезапно тишине.

А дальше, как обычно: разборка вещей, мучительное вспоминание, где что лежало и стояло, пылесос, тряпка, взаимные упреки – и так до вечера.

Зато вечером… Вечерами каждый раз новый, не тот, что вчера и что будет завтра, – закат.

* * *
У нас, русских, не духовность. У нас душевность.

Слова однокоренные, по значению разве что не антонимы.

Душевность – это открытость эмоциям, душа нараспашку. Да только разные эмоции слетаются на эту распашку. Тут не одна только приветливость, не одно радушие. Гораздо чаще – агрессивная обида.

В простом народе очень часто радушие резко сменяется угрюмой подозрительностью. Маниакальной, чуткой на нюанс, чаще всего – воображаемой.

Прожив полжизни на Западе, Ремизов нашел точную формулу европейских взаимоотношений: человек человеку вовсе не волк, человек человеку – бревно.

А нам это особенно оскорбительно. Мы легки на дружбу не разлей вода, а уж раз не дано – так на прямую вражду. Только не равнодушие, которым сами грешим, как правило, из животного страха. Мы, конечно, рады помочь ближнему, но с одним рабским условием: при полной гарантии безопасности.

А на равнодушие подлинно равнодушных отвечаем взращенной в угрюмой подозрительности враждой.

Духовность требует хотя бы капельки здравого смысла, душевность от этого бремени избавлена.

Духовность предполагает повседневный труд разума и чувства. Пустившиеся в духовность без подготовки, без багажа культурного наследия кончают плохо: спиваются, сходят с ума, кончают с собой. Для духовности требуются и особые природные качества: тонкая нервная организация и железная психика в одной личности.

Душевность стелется по земле, духовность разлита в высших слоях атмосферы, и не всякая голова дорастет.

Духовность – принадлежность исключительно индивидуальная. Это тяжелая ноша, Божий дар, не каждому получившему посильный.

Есенин, Маяковский, Марина Цветаева покончили с собой. Правда, Цветаева не выдержала житейских обстоятельств, в которые ее загнала советская власть. Но – за избыток духовности, слишком дорогой роскоши для советского человека да еще бывшего эмигранта.

Олеша, Юрий Казаков, Рубцов, тот же Есенин спились, как их предшественники из разночинцев. Это путь из грязи в князи – социальная ломка. Когда мечта реализуется, все оказывается не так просто. Расплата. Правда, Олеша – из другого ряда. Его, как и Веничку Ерофеева, сломала система.

Нужна железная психика. Как у Ахматовой и Пастернака. И, как я уже заметил, при тончайшей нервной системе.

* * *
Весь май и июнь за стеной шуршали, изредка покрикивая, галки – под скатом крыши они каждый год обустраивают гнезда, истребляя паклю между бревнами нашей избы. Теперь же галчат поставили на крыло и дружно галдящей стаей улетели в последний день июня. Так что за стеной второй день тишина. Звуки же такие: щебечут овсянки, трясогузки и прочая мелодическая птичья мелочь, ветер тихим шепотом перебирает листву на березах и осинах, а цивилизация ровно урчит электросчетчиком.

* * *
Большевики совершенно не понимали, что такое русская интеллигенция, оттого и боялись ее. Непонятное страшнее прямой вражды. Возбуждает мистический страх.

Зощенко без маски в «Возвращенной молодости» и «Перед восходом солнца» явил себя мнительным, сомневающимся человеком, неуверенным в себе – короче, «гнилым интеллигентом». Продемонстрировал свою уязвимость и не такую уж прочную лояльность.

И расчет в 1946 году был такой: перепуганный Михаил Михайлович обольется слезами раскаянья, отречется от себя, накинется на подельницу Ахматову, начнет лизать сапоги своих палачей… А они, покобенившись, снисходительно простят. Или нет.

Не отрекся! Не отказался от Анны Андреевны (хотя что она ему – они и знакомы-то почти не были!)! Не стал лизать сапог ни сталинских, ни тем более ждановских!

Не понимали эти бандиты, что публичное признание своих слабостей – признак огромной духовной силы и бесстрашия. Кстати, могли б сообразить, что офицерского Георгия просто так не дают. Да и после великого октября работа в уголовном розыске не из самых безопасных в криминальном, насквозь революционном Петрограде. Впрочем, воинская отвага ничего не значит в мирной жизни. Герои Великой Отечественной в том же 1946 году в массе своей показали себя трусами.

А вроде из тех же Серапионов, что и Федин с Тихоновым, из которых можно веревки вить, чтобы вешать нелояльных.

* * *
Я северный хвойный человек. Меня не раздражает вологодский говор с полным оканьем, зато южный, особенно фрикативное «г» – как ножом по стеклу. Люблю северные грустные песни и на дух не переношу псевдовеселые воронежские с этим вскриком «И-эх!» и прочими прелестями в духе хора Пятницкого, при первых звуках которого еще в детстве рука тянулась заткнуть радио.

Видимо, человек не так уж и широк и в своих пристрастиях ограничен даже географически. Ни Лев Толстой, ни Достоевский не могли подняться из степи, а вот Алексей Николаевич Толстой со всей своей широтой, громкостью и беспринципностью – чистое дитя степного Заволжья.

Истинный Пушкин начался не на Юге, где поэмы отдают Ленским, а в Михайловском и в Болдине. Болдинская природа не совсем его, это зона широколиственных лесов, но он там был золотой, а затем и оголенной морозной осенью, и такие пейзажные тонкости не играли особой роли. К тому же поэт и зрелости достиг в той степени, когда ему все равно, что творится за окном.

* * *
Как-то незаметно партия, а то и две в «Scrabble» стала непременным вечерним ритуалом. Много лет я склонял Алёну к этой игре, а она после моих хвастливых легенд о чемпионстве робела, пока я не доказал ей, что главное – красота сложных слов, когда к «заливу» добавляется «-ное» или «фигура» вырастает в «конфигурацию». Но поначалу пришлось мне играть самим с собой, укрываясь псевдонимами кота и собаки. Бурбон и Барон проявили немалую изобретательность. На баронское слово «женщина» Бурбон мгновенно ответил: «мужчина». А еще у кота были «анамнез», «фаворитка», у пса же – «сераль», «озонатор».

Их уже давно нет в живых, а тетрадка с игрой хранится и когда попадается на глаза, веришь, будто на самом деле наши звери так проводили досуг. Успехи четвероногих интеллектуалов убедили Алёну, и забаву эту она полюбила. Есть, конечно, еще маджонг. До чего ж приятно ощущать пальцами старинную слоновую кость и составлять причудливые комбинации с экзотическими названиями: «хвост дракона», «ветряные ворота», «ряд, пунг и пара», «три великих ученых». Но это занятие для долгих зимних вечеров, а зимы у нас такие суетные, что коробку с игрой открываем нечасто.

* * *
А у нас в июле ветер нагоняет грозовые тучи, вот-вот хлынет – не тут-то было! Новым порывом тучи развеиваются, и опять, как на старых барометрах писалось, – сушь великая. Второй месяц не выпадает с небес ни капли.

Лисички, которые я вчера собрал, какие-то сохлые. Были еще две сыроежки и один плютей. В небольшом количестве встречались валуи. Вот и все! В 98-м в эту пору было изобилие белых, особенно в дни, когда я отлучился на 30-летие смерти Паустовского в Тарусу, а здесь на зависть мне услаждала свой азарт дочка Вита. О 2003-м и не говорю. Третье безгрибное лето подряд. И первое, когда я устал от своего дальнего маршрута: едва дополз до Апельсиновой рощи, а уж каким чудом доплелся до дому, сам не ведаю. Оказывается, у меня есть сердце. Оно не болело, но я его чувствовал.

Но я думаю, усталость оттого, что грибов не было – только горсточка вялых лисичек у Виткиной погибели. Дальний Клондайк так же пуст, как и ближний, и вся дорога к нему, включая Северный угол и аллею Красных героев, где подосиновики росли чуть ли не под каждым кустом и где я нашел три года назад композицию Лаокоон – так сплелись 5 или 6 грибов из одного корня в удивительную скульптуру.

* * *
Какое б ни было воображение у писателя, взаимоотношения с читателем – самая для него большая тайна, они непредставимы. Между мной и Лермонтовым, от его гибели до моего рождения – сто лет и восемь с неделей месяцев. Между нами – Крымская война, конец Кавказской, освобождение крестьян, русско-турецкая и русско-японская войны, три революции и две мировые войны. В литературе – «Мертвые души» и «Петербургские повести» Гоголя, поэзия Некрасова и весь его «Современник», откуда есть пошли Тургенев, Гончаров, Лев Толстой, Достоевский, а еще были Тютчев, Фет, Майков, Надсон, а уж дальше – весь Серебряный век и русская литература XX века от Андрея Белого, Платонова, Булгакова до наших дней. Технический прогресс до неузнаваемости переменил даже облик человека и весь образ его жизни. Михаил Юрьевич не то что телевизора – унитаза не видывал.

Я уже в два с половиной раза старше вас, Михаил Юрьевич, – а поди ж ты! Читаю и читаю «Героя нашего времени», иные фразы знаю наизусть, а каждый раз, открывая, ахаю от восторга перед словом, незамеченным в прошлые чтения. Ну, где прогрессу тягаться красотой умом и изяществом с лермонтовской фразой, открытой наугад: «Между тем княжне мое равнодушие было досадно, как я мог догадаться по одному сердитому, блестящему взгляду…» Не просто сердитому – блестящему!

И вот через 165 лет после идиотского выстрела Мартынова (ну что за охота была дразнить дурака!) я читаю вас, Михаил Юрьевич, в деревне Устье, в 230 километрах (у нас давно уж принята метрическая система) от Москвы: вроде бы глухомань да такая, что французы в 1812 году прошли мимо нашего райцентра Зубцова, не заметив. Но – в нашей деревне на добрые три десятка домов не осталось ни одного крестьянина. Дома у нас тут – отнюдь не привычные вашему взгляду барские особняки, но и избами назвать язык не поворачивается, хотя в основе каждого – такой же сруб, как и во времена Ивана Третьего.

Когда я берусь за ваши тома в Москве, а живу я в трехстах метрах от вашего дома на Молчановке, антураж вами вполне представим, с той только новостью, что диван мой (тут я недалеко ушел и от вас, и от Пушкина – читаю лежа) расположен на высоте звезды (дурацкая оговорочка, при вас в Кремле никаких звезд не было – золоченые орлы), так вот – орла на Спасской башне: при вашей жизни и трехэтажных домов не строили, а я – на шестом.

Коня у меня нет – их, господин поручик (вы, кажется, в Гродненском гусарском полку служили?), ни у одного крестьянина в наших краях нет. Теперь это редкая забава для особого рода чудаков. А передвигаемся мы на автомобилях, изобретенных через полвека после вашей гибели: доживи до глубокой, лет девяносто, старости, может, краешком глаза вы и зацепили б это чудо техники.

Всё, всё, всё переменилось до неузнаваемости. Кроме одного. Люди – те же, никакой прогресс их не берет. Дураков и пошляков за полтораста лет не убавилось, они только хуже, вульгарнее стали. Ваш несчастный Грушницкий рядом с нашими – образец просвещенности и воспитанности. Его бы уж точно за великого интеллектуала сочли в двадцать первом веке.

Да, пока вы спали в могилке, изобрели кинематограф. И то, что вы могли один и неповторимый раз увидеть в театре, за вычетом некой специфики в режиссуре и технике актерского мастерства, можно увидеть на экране. А с изобретением видеотехники – у себя дома, не слезая с дивана. Одна из исторических досад. Как бы вас на пару часиков воскресить, чтоб вы увидели Олега Даля в роли Печорина, а Андрея Миронова – Грушницкого. Впрочем, оба они уже покойники, и если есть загробная жизнь, вы должны встретиться. Хоть они по годам и пережили вас, но ушли довольно молодыми.

* * *
Едва ли не самое удивительное в мудрости Анны Ахматовой – ее реакция на вторжение фашистской Германии:

И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово…



Ну да, слово – главная и даже единственная ценность народа. Особенно русское слово, достигшее в XIX веке неслыханного расцвета.

Пруссы слова не сохранили и всем народом растворились в тевтонах-завоевателях, в отличие от латышей и эстонцев, покоренных тогда же и до 1918 года не имевших своего государства. Они остались костью в горле завоевателей, что тевтонов, что русских. А сколько раз армяне теряли свою государственность!

Только речь и надо спасать при всех курбетах истории.

Здесь еще Анна Андреевна, несмотря на весьма прихотливые перипетии биографии, осталась верной женою Николая Степановича. Как ни разрушали этот брак житейские волны, небеса его сохранили в русской поэзии. Здесь же явная перекличка с Гумилевым –

Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.



Поэзия Ахматовой спасала русский язык от нашествия хама, хлынувшего на печатные страницы после Октября.

* * *
У Достоевского: «Если Бога нет, то какой же я капитан?» Спустя сто лет капитан Советской армии, отличник боевой и политической подготовки, воспитанный в «научном» атеизме, в схожей ситуации выразился б так: «Если есть загробная жизнь, то какой же я тогда капитан?». Догматическому мышлению все равно, какому идолу поклоняться, суть не играет решительно никакой роли.

Ивану Карамазову простительно, что возьмешь с двадцатитрехлетнего мальчика, но Федор-то Михайлович мог бы задаться вопросом: с чего это Господь топнул ножкой и к его просвещенному веку покончил с инквизицией? И никаких поцелуев печального Христа! Раб Божий вовсе не означает раба среди людей.

Вы нам «Чудо, тайна, авторитет», а мы, хлебнувшие чудес и авторитетов в засекреченной стране, окруженной колючей проволокой, вам в ответ: «Не верь, не бойся, не проси»!

* * *
Земли у нас теперь вдвое больше, чем при покупке дома. Приращение нашего участка по роковой случайности, а может быть, в силу неосознанного протеста совпало с финансовыми катаклизмами. В дефолт 1998 года, когда все нормальные люди закупали соль, сахар, спички и прочие необходимые в пору катастроф запасы, нам взбрело в голову невеликие наши сбережения бросить на приобретение семи соток заросшей иван-чаем, крапивой и пустырником земли. Хлопоты по приобретению еще трех соток десять лет спустя совпали с обрушившимся на весь мир финансовым кризисом. Обошлись эти три сотки в полтора раза дороже тех семи, да еще обставлены новыми бюрократическими правилами: лежащее между забором и дорогой пространство, заселенное сорным кустарником и той же крапивой, надо было покупать на аукционе с беспощадной конкурентной борьбой. Правда, конкурента разрешили привести своего. Главным украшением нашей Новой Земли была не тундра, а роскошная береза, раскинувшая широкую крону над всякой мелочью: иргой и робкими осинками. Мелочь эту как не имеющую эстетической ценности вырубили, и тут выяснилось, что царственная береза вся насквозь прогнила и грозит в ураган, на которые щедро нынешнее лето, рухнуть на дом.

* * *
Невелика честь принадлежать к великой нации. Начать с того, что нации, независимо от количества, все велики, только одним повезло реализоваться больше, другим, ввиду их малочисленности, меньше. Маленькая Дания не затеряется – у нее был Андерсен. Но какую «гордость нации» ни возьми – ее заклевывали дураки и мерзавцы из числа современников и, главное, соотечественников. Австрийцы (много ль у них гениев?) умудрились отказать в человеческих похоронах Моцарту и Шуберту и затерять их могилы. Как такое возможно в просвещенные века?

Мы – нация Пушкина, Лермонтова, далее по длиннющему списку вплоть до Андрея Платонова. А кто породил антипушкинскую свору вокруг трона? Мартынова, Каткова, Ермилова, Ёлкина, Бушина, Корнелия Зелинского и прочую сволочь – душителей литературы? Эти-то откуда взялись и множатся год от года? Гордитесь, что вы нация Пушкина – так извольте гордиться и этой мразью, она из ваших рядов.

На каждого Моцарта по Сальери? Да то-то и оно, что Моцарты рождаются в единичных экземплярах, а Сальери – сворами. Одно дело штучный товар, другое – штамповка. Моцарт – порождение Бога, свора – всей нации, ее образа мыслей и воспитания.

* * *
О Софье Перовской Россию предупредил Гончаров. Это Верочка в «Обрыве», покоренная хамской энергией Марка Волохова. Тонким, изысканным девушкам, окруженным лишь воспитательницами, книжками да мамочками, легко поддаться распахнутому безудержному хамству с идеологической подоплекой. Им кажется – сама жизнь, как ураганный вихрь, ворвалась в их девичью светелку, уютную, но душноватую. А это всего-навсего хам нагрянул.

Для самого Гончарова Верочка – выход из кризиса, в который он загнал себя, выдав за Штольца Ольгу Ильинскую. Образ, провалившийся в концовке «Обломова» по объективным, не зависящим от автора обстоятельствам. Ольга при Штольце – практически та же Пшеницына при Обломове, только похудосочнее, надуманнее, многословнее. В ней больше честных и неясных намерений, чем хлопотливого, без роздыху хозяйственного действия Пшеницыной.

В романтической юности, когда впервые читался роман, мы как-то презирали Пшеницыну за ее явную интеллектуальную несостоятельность. Но в полдень, когда «нет уж той отваги», начинаешь понимать подлинную ценность этой женщины и жизненность ее образа под пером Гончарова, а восторгавшая когда-то Ильинская рядом с ней блекнет, и вдруг за Ольгой обнаруживается откровенный художественный провал.

И тут не столько вина писателя, сколько самой действительности. Женщине «с устремлениями» в 50-е годы не было точки приложения энергии. Движение суфражисток на Западе только зарождалось и до наших снегов еще не докатилось. «Свое дело» завести было невозможно, вот и стала Ольга полусекретаршей, полудомохозяйкой: слабый удар при богатырском замахе.

Зато когда отыскалась в русской действительности эта самая точка приложения сил незаурядной романтической барыни, вот и вышла душегубка, влюбленная в хама и готовая было пойти ради него на самое страшное преступление. На преступление простое – убить старуху-процентщицу, не пошла бы и крайне б возмутилась подобным предложением, а вот на самое страшное – чтоб Россию обезглавить и устои подорвать – это пожалуйста! Влюбленные слепы и безоглядны, особенно если к любви вместо букета черемухи приложена большая идеология. По счастью, Веру спасло православие (имя тут неслучайно). Но других барышень волоховы заражали атеизмом, и тут удержу не нашлось.

Как, однако ж, тяжело было отдирать от души воспитанное в детстве уважение к цареубийцам, этим дешевым героям! Уже давно понял, что за фрукт был великий Ленин, чуть позже – убиенный (чуть не оговорился «невинно») сталинскими киллерами Троцкий, большинство жертв сталинских репрессий из не поумневших даже в лагерях большевиков, не говоря о таких субъектах, как бывший зек Безбабичев, который донес на меня в райком и заставил снять имя Есенина с названия народного университета (дескать, партия в свое время осуждала Есенина), а тех уважал по привычке, не думая.

* * *
Листва глянцевита, будто смазана не дождем, а маслом. Осина бьется тысячами темно-зеленых сердечек, береза покачивает ветвями, а листья почти недвижны, они лишь чуть подрагивают.

Дождь шуршит о шиферную крышу в такт ветру и собственному шепоту с листвою. А где-то под поверхностью травы медленно собирают растущую плоть грибницы, наслаждаясь первой за все лето водой. Какая жалость, что мы не видим медленных процессов в природе – роста грибов или травы: они только поражают нас внезапным результатом. Только что вроде бы скосили – ан глядь, и уже щиколотка утопает в свежей зелени.

Сквозь живую, трепещущую листву неподвижным фоном стелется желтое поле созревающего овса. Оно уже не серебрится матовым оттенком, как в ту пору, когда выпростало колосья. Небо беспросветно-серое, и хотя раскаты грома обозначают столкновения туч, а изредка даже синие молнии взблескивают, они где-то над тем свинцового цвета пространством, что доступно взгляду.

В связи с избытком электричества в небесах земное выключено.

* * *
Одна из самых звучных, простых и глубоко поэтических фраз русской художественной речи запрятана в глубине чеховского «Ваньки»:

«Воздух тих, прозрачен и свеж».

Обычно в память западают начала и концовки, изредка – афоризмы, которые могут оказаться где угодно, но ярко взблескивают среди ровного текста. Как бриллиант на пыльной проселочной дороге. Но вот чтобы такая фраза… Ее помнят все. Но никто не помнит – откуда. Сколько раз опрашивал самых разных людей.

Тайна.

А что тут удивительного? Подлинная литература всегда тайна.

* * *
Яркость образа – палка о двух концах. Самый яркий писатель XIX века – несомненно, Николай Лесков. Умопомрачительные метафоры, гиперболы, сказочный язык, который поначалу кажется истинно народным, не то что у графа Толстого… Но от вещи к вещи начинаешь чувствовать назойливость и некую искусственность лесковской яркости. Усвоив ее конструкцию, вжившись в ритм, такую прозу можно писать километрами, не задумываясь. Образуется какой-то конструктивный стилистический штамп.

Правда, язык Андрея Платонова не уступит лесковскому в яркости и своеобразии. Но сила ума и таланта несоизмерима.

* * *
От Грибоедова осталось:

Вальс.

Бриллиант, отданный персидским шахом русскому царю за его несчастную голову.

Комедия «Горе от ума».

Комедия по своей ценности перевесит не то что бриллиант – весь Алмазный фонд. Даже Пушкину не удалось в одном произведении рассыпать столько будущих пословиц, что он сам признал в известном письме Бестужеву.

Возможно, театральные билеты за двести без малого лет окупили стоимость того камешка, что его величество Николай Павлович изволил получить в утешение.

* * *
Звук «р» в середине фамилии Лермонтов разрывает сердце, как вонзенный нож. Я не могу без слез ни слышать, ни выговаривать это имя. Сколько русских локтей искусано при одном лишь воспоминании о нем! Никогда раньше поводом к дуэли не интересовался, узнал в музее в Пятигорске.

Из-за каких пустяков разыгрываются мировые трагедии!

Лермонтов раздразнил дурака Мартынова в точности, как его герой Печорин – Грушницкого. Будто не знал, с кем имеет дело. А то, что они товарищи по Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, только усугубило трагедию. Ведь кто Лермонтов для Мартынова? Шалопай Майошка, ближайший дружок Сашки Барятинского, автор скабрезных стишков и поэмки о том же Сашке – баловне судьбы и предмете острой, неуёмной зависти всей Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Первичное знание о человеке крайне устойчиво, оно не замечает за ним и, естественно, не признает никакой эволюции. Как педагог из той же Школы Лишин не мог поверить, что отличавшийся плохим поведением и даже куривший табак юнкер Лермонтов и великий русский поэт – одно и то же лицо. (Да я сам для старшего брата остался тем же шалопаем, каким был в 13 лет.) Жалко, что про Ленина, но вообще точно сказано: «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянье». Где ж этому расстоянью образоваться в глазах простого гвардейского офицера? Это был довольно примитивный народец – русские офицеры, пусть даже и гвардейские. Так что понять ближнего, тем более такую крупную личность, как Михаил Юрьевич, дано не каждому. Белинские в кавалергардах, романтически воспетых Окуджавою, не служили. Кстати, Чехов о последнем императоре, увидев его, высказался: «Обыкновенный гвардейский офицер».

Одно несомненно: и Пушкина, и Лермонтова убили красавчики из породы жеребцов.

* * *
А вот в глазах императора Лермонтов – опасный враг престола и отечества, и Николай Павлович относился к Лермонтову гораздо серьезнее, чем тот заслуживал. Майошки он не знал, и его знакомство с этой личностью началось с крамольных стихов «На смерть поэта». Только от беспокойного Пушкина вздохнул с облегчением – нате вам.

Кстати, раздраженная рецензия императора на «Героя нашего времени» – трактат о месте писателя в государстве. Так что не великий люмпенпролетарский писатель Максим Горький, не всевластный его патрон товарищ брянского волка Иосиф Виссарионович Сталин, а их императорское величество Николай Павлович Палкин является основоположником социалистического реализма.

* * *
Компания наша, если собраться всем сразу, человек тридцать. Самое серьезное празднество на нашей территории было, когда мы отмечали юбилей своей деревенской жизни под лозунгом «Десять лет вместе», каковой на больших листах красовался на фронтоне. В лучших усадебных традициях на приемы съезжаются сливки общества из трех соседних деревень (причем «сливки» таковыми вполне могут считаться и по самым строгим московским меркам). Но чаще собираемся человек по десять. И редкая неделя обходится без таких застолий.

* * *
Если бы рейтинги царей измерялись в прошлые века, самый высокий был бы у Николая Первого, который довел страну до катастрофы Крымской войны (зато – усмирил декабристов, этих, по народному мнению, «с жиру взбесившихся» невесть чем недовольных дворян-бунтовщиков, а порядок был во все тридцатилетнее царствование, да такой, что страна сгнила изнутри), и у Александра Третьего, который уготовил катастрофу родному сыночку.

Зато самый низкий уж точно был бы у Александра Освободителя и у добродушной, тяготевшей к просвещению, учредившей театр и университет Елизаветы Петровны. Все ей никак платья да балы не простят, а главного видеть не хотят.

За «Указ о вольности дворянства» вольные дворяне и ухлопали Петра III.

Не ценит наш народец умных и порядочных людей на троне. Порядочность почитают за непростительную слабость. Россия – как крестьянская баба: бьет – значит, любит. Поэтому самые чтимые цари у нас – Иван Грозный да Сталин.

* * *
Во-первых, пользы отечеству решительно никакой;

во-вторых… но и во-вторых тоже нет пользы.

Н. В. Гоголь, «Нос».


Пользы нет и в-третьих, и в-седьмых, и в-миллионных. И сейчас это представляется очевидней, чем во времена Николая Васильевича, когда хоть кто-то интересовался литературой. Правда, его «Нос» в иные времена казался даже вреден. Ну, вот представьте себе, господа, если б Владимира Ильича перепахал не бездарный роман Чернышевского, а «Нос» Гоголя? Мы бы так и страдали под гнетом Временного правительства: как водится в России, нет ничего постояннее, чем временное – хоть жилье, хоть правительство. Мы эту истину познали на бараках и коммунальных квартирах. Так что Керенский окончил бы свой Мафусаилов век не в Нью-Йорке, а в Зимнем дворце. А поэма Маяковского «Хорошо» так и не была б написана. И песня «Широка страна моя родная» не родилась бы. Равно как и «Колымские рассказы» Варлама Шаламова. А виноват был бы Гоголь. Впрочем, в октябре 1917 иные интеллектуалы тоже винят бедного Николая Васильевича. Зачем, де, жалость к маленькому человеку возбуждал, а крепостничество обличал?

Так для чего ж я-то сажусь писать? От писаний моих не то что отечеству – самому пользы решительно никакой.

Что ни книга – могила неизвестного писателя, так что тщеславию суждено остаться неудовлетворенным. Корысть – тем более, скорее, наоборот: мечта о скором выходе нашего с Алёной сборнике эссе уже почти развеялась. Потомки? До них ни строчки не доживет. Да и что о них, неведомых, думать скорому клиенту Введенских гор!

А ни для чего!

Мифическое существо, именуемое Музой, – одно из воплощений Бога. Ежедневное сидение за листом бумаги и за компьютером – молитва. Вняв ей, Он иногда позволяет себе снизойти. Приятен даже восторг, который часто путают с вдохновением. Но и вдохновение – то состояние, когда видно во все концы света и ясны не только причинно-следственные, но и мистические связи, а слово, их уловившее, точно попадает в цель, тоже бывает. Минуты, когда ты не сам пишешь, а записываешь под диктовку Бога. А ради этих-то минут и самой жизни не жалко. Они, эти минуты, всю жизнь и оправдывают, правда, исключительно в собственных глазах. Божий стенографист.

Я этими рассуждениями глушу досаду, что «Жилец» не попал ни в короткий (аж из 15 книг!) список «Большой книги», ни в шорт-лист Букера, ни в шорт-лист Бунинской премии. Умные рецензии вскружили голову глупому автору. И поделом! Не очаровывайся, не позволяй трезвой голове кружиться! А главное – надо признаться себе, что не было чуда, когда высиживал этот десятилетний роман. Не было шалости Анны, которая взорвала весь замысел «Ждите гостя» в Цахкадзоре (того счастливого числа не записал, была, как помнится, середина октября): вдруг, неожиданно для меня самого, автора и вроде бы повелителя, фельетонная повесть превратилась в роман, а повествователь стал героем и получил имя. С «Жильцом» ничего такого не произошло. А раз не было чуда, то и нечего беспокоиться насчет наград. Впрочем, если б было, тоже нечего было б беспокоиться, и тоже награды проехали б мимо раздувшихся от денежных запахов алчных ноздрей. Такое чудо и есть самая высокая награда. Чему нет цены, то и не оплачивается – ни гонорарами, ни, тем более, премиями.

Общее мнение – русский классический роман умер, туда, в могилы макулатуры ему и дорога. Соответственно, туда же дорога и мне – не перечь общему, завершенному и неколебимому мнению.

* * *
Стыдно признаться, но мне кажется, что боготворимого в юности Паустовского я давно перерос. И как читатель, и как писатель, стилистически. Все-таки проницательная Анна Андреевна была права, когда заметила, что Константин Георгиевич часто пользуется полуфабрикатами. И это при том, что именно Паустовский воспитал во мне органическую ненависть к штампу. Штампов в прямом смысле слова у него немного, но достаточно и таких фраз, о которых Ильф сказал в «Записных книжках»: «ни у кого не украдено, а все же не свое». В прозе не должно быть пустот – слов, не обеспеченных мыслью, своей собственной, давшейся напряжением энергии, а не схваченной из общего положения или собственных фраз, пришедших в другое время и по другому поводу. Изумляюсь юношеской слепоте – как я раньше этого не замечал? Фраза Юрия Олеши «П. пишет для интеллигентных пошляков», конечно, о нем. Зависть к успеху в этом злом замечании несомненна, но все ж таки доля истины здесь тоже имеется. Среди его почитателей уйма пошляков, причем мнящих себя интеллигентными. Да ведь каждого публичного человека любят в большинстве своем пошляки. Среди поклонниц Андрея Вознесенского немало найдется девушек, одновременно вздыхавших по глупому Асадову. Но в наибольшей степени успех Паустовского обусловлен его безупречной репутацией и рыцарским отношением к литературе.

* * *
Для меня почему-то самый неприятный, хоть и неизбежный, этап в литераторской профессии – тот, о котором пылко мечтают все начинающие: публикация. Я не могу примириться с тем, что работа завершена. Пока пишешь, у тебя идет жизнь с набранным ритмом и точным распорядком. Все подчинено работе: и мир воспринимаешь, и книги – и ярче, и целеустремленнее, каждое впечатление, родившее даже тень мысли, идет в дело. Не только дышишь, но живешь, как Василий Львович Пушкин в Париже: я в работе, в ее процессе – самый свободный человек в мире. Перечитываешь после последней вроде бы точки и непременно что-нибудь увидишь и поправишь, но когда наступает момент окончательного конца, – отрываешь от себя, как прижившийся орган в теле. Туда вросли нервы, кровь, лимфа, что там еще… И вещи, от тебя оторванной, холодно на вселенском ветру, у нее не кожа, а нежный эпителий, а чужие лапы грубо шарят по ней – бр-р-р!

И второе. Та жизнь – кончилась. И чем скорее забудешь, тем скорее начнешь новую. Пойди забудь! Она еще долго заставляет оборачиваться на себя, вспоминать провалы, пусть даже и мнимые… А новая жизнь с новыми замыслами наступать не торопится.

Для меня всегда самый мучительный момент – поиск сюжета, а уж сейчас, когда я никак не могу прочувствовать жизнь, к которой уже никогда не буду причастен, тем более.

И еще – резкая смена ритма вещь болезненная, даже смена бешеного на спокойный. При спокойном ритме тебя начинают сжирать комплексы. Самый чувствительный – экономический: с таким здоровьем и не зарабатывать. Особенно после нынешней зимы и весны, измучивших сверх предела Алёну, которой я мало чем сумел помочь.

* * *
Мглистая голубизна – вот что за строкой «Уж небо осенью дышало». С середины августа в ясном небе какой-то сероватый налет – растянутое на всю ширь облако, но не имеющее определенной формы, размытое по пространству. А снизу от палых листьев поднимается легкий пока запах увядания.

* * *
Если меня упрекнут в оскорблении памяти великого советского писателя Шолохова, я отвечу цитатой из Пушкина, прекрасно знавшего, что отравление Моцарта – миф, а Сальери к его смерти непричастен: «Завистник, который мог освистать «Дон Жуана», мог отравить его творца».

Холуй, требовавший на съезде партии поступить с писателями по законам революционного времени, не может быть создателем «Тихого Дона». Такой роман может написать развратник, пьяница, мот или, наоборот, скряга, игрок, даже расхититель социалистической собственности, но только не раб.

Мое отношение к этому типу выражено не мною – Лидией Корнеевной Чуковской в ее известном «открытом письме».

* * *
Эти тома с критикой и публицистикой, статьями и заметками, большая часть которых не только не напечатана, а даже не завершена, достать было легче всего. Когда я охотился за Академическим собранием сочинений Пушкина, я и купил тома одиннадцатый, двенадцатый… Как бы бросовые. В поисках цитаты о Сальери вынул как раз эти тома – и зачитался. Выковыриваю из текстов словечки, как изюминки из булки. Ну вот, о гоголевских «Вечерах на хуторе близ Диканьки»: «Всё это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился». И я, как старый Максим Горький, от восхищения этим «доселе не образумился» готов рыдать. Почему рыдать? Восхищение заливает волна знания о дурацкой участи великого человека: через 6 лет после этих строк его убьют.

Чтение датированных текстов – роман с трагическим концом: только успел полюбить героя, а через несколько страниц – фюнебр. Нет, страшнее: все-таки роман – условность, герой придуман, а заметки набросал живой гений, как ты и я, только умнее.

А в двенадцатом томе – заметки на полях чужих текстов. Какой въедливый редактор! У Батюшкова, подчеркнутое Пушкиным: «Как ландыш под серпом убийственным жнеца// Склоняет голову и вянет». Замечание Александра Сергеевича: «Не под серпом, а под косою: ландыш растет в лугах и рощах – не на пашнях засеянных» – правда, небезошибочное: на лугах ландыш не растет, он боится прямых солнечных лучей. Между прочим, суждение Пушкина о самой сути литературы – из его заметок на полях статьи Вяземского об Озерове: «Поэзия выше нравственности – или по крайней мере совсем иное дело. Господи Суси! какое дело поэту до добродетели и порока? разве их одна поэтическая сторона». Эту изюминку выковырял кто-то задолго до меня, но цитируют нечасто. Моралисты Толстой и Достоевский, о Чернышевском, Добролюбове и их наследниках большевиках и не говорю, немало противодействовали этой истине.

Самая ценная изюминка извлечена мною из второго стихотворения Чаадаеву. «Учусь удерживать вниманье долгих дум». Все почему-то накидываются на строчку «И в просвещении стать с веком наравне» – ее не цитирует ленивый. А что в ней, кроме декларации, доброго намерения?

Если меня когда-нибудь вспомнят, эту изюмину, мною рассосанную, разжеванную и перетолкованную еще в юбилейном номере «Мира Паустовского», снова отыщут. И даст Бог, растащат на цитаты. Фраза, растасканная на цитаты, хоть и вызывает естественное раздражение, все же самая действенная. Она становится общенародной формулой, вживается в язык, как пословица, расширяет круг причастных истине. Цель поэзии – не мораль, а именно расширение круга причастных истине. Впрочем, такова цель всей литературы во всех ее жанрах – бескорыстное причащение к истине.

Верный способ расстаться с истиной – потребовать, чтоб накормила, обогрела, одарила любовью начальства и девочек.

* * *
Ремесленничество и подчинение законам ремесла – не одно и то же. Ремесленничество – это всего-навсего набитая рука, способность писать километрами левой ногой, не снимая носка, зная наверняка, что читающая публика или, как при советской власти, редактор проглотят. Законы ремесла – иное дело. Тут речь идет исключительно об умении, которое не дается природным даром, а повседневной практикой. Опять-таки Пушкин, его уроки из собственного опыта: «Молодые писатели вообще не умеют изображать физические движения страстей. Их герои всегда содрогаются, хохочут дико, скрежещут зубами и проч. Всё это смешно, как мелодрама». Чтобы не быть смешным, и надо учиться. У Александра Сергеевича задача эта затруднена была успехом у публики: «Кавказский пленник – первый неудачный опыт характера, с которым я насилу сладил; он был принят лучше всего, что я ни написал, благодаря некоторым элегическим и описательным стихам. Но зато Николай и Александр Раевский и я, мы вдоволь над ним насмеялись». Много мы видели писателей, способных смеяться над собственным произведением, которое принесло к тому же всероссийскую славу? Да еще извлекать из этого горькие уроки?

Уроки, конечно, извлекают, но тихо, без глумления над собой (пусть и в дневниках, не предназначенных для печати при твоей жизни). Достаточно сравнить «Поле Бородина» и «Бородино» Лермонтова. Даже не верится, что один и тот же поэт писал.

Вообще-то у законов литературного ремесла страшная особенность: едва освоенные, они уже непригодны. И сколько ни пишешь, учишься заново. Самый гибельный соблазн – соблазн набитой руки, когда пользуешься освоенным приемом, не задумываясь, механически. Тут и настигает ремесленничество.

А я до сих пор не знаю, что чем управляет: мысль словом или слово мыслью? Сначала кажется, что мысль первична: она толкается, как эмбрион во чреве беременной, требует немедленного выражения в слове, просится на поверхность, а как начинаешь писать, получается пошлость. Но иногда наступает момент, когда ты влечешься безвольно за фразой, а тут-то мысль и выскакивает. И что, значит, слово управляет мыслью? А что ж тогда я так долго мучился, борясь с пошлостью? Если б не мучился, мысль не соблаговолила бы прийти.

* * *
Жалея «маленького человека», поглаживая его реденькие, обсыпанные перхотью волосёнки, мы выращиваем тирана.

Достоевский еще в «Бедных людях» показал комплексы этого типа, возмущенного «Шинелью» Гоголя. А потом развил в чиновнике Лебедеве и в капитане Лебядкине, разверзнув бездну ущемленной и потому агрессивной идеологии.

Посмотрите на портреты Гитлера – это тот самый маленький человек, которого мы привыкли жалеть, вздыхать по его несчастной судьбинушке. В том и обаяние тиранов, что они – как самые жалкие из нас. Многих и в лидеры выбирали, как временные, всех устраивающие фигуры, послушные сильным умникам, где-то из второго ряда. Того же Сталина в еще ленинском политбюро несколько презирали – звезд с неба не хватал, не то что Троцкий или Каменев. А потом то же повторилось и с Хрущевым. Куда ему было тягаться с такими мощными фигурами из сталинского окружения, как Молотов, Маленков, Каганович, Берия… А поди ж ты. Всех переиграл.

* * *
Тосты на наших деревенских посиделках разнятся в зависимости от случая, но один неизменен. Родившись когда-то в пылу застольного вдохновения, он не был рассчитан на долгую жизнь, однако судьба распорядилась иначе. Ни одно пиршество теперь не обходится без здравицы «За нашу великую малую родину!». Патент на этот тост принадлежит мне, причем по-восточному цветистый подход к финальному восклицанию всегда сочиняется заново. Рассказывают, что однажды, когда я уехал в Москву и не мог присутствовать на очередном пиршестве, кто-то спросил: «А как же тост про великую малую родину»?

* * *
Писатель не должен заботиться о читателе. И не потому, что он самовыражается, пишет только для себя и проч. А потому, что он сам читатель, и все заботы о стиле – заботы о себе как читателе предельно (в пределах отпущенного ему дара) высокого вкуса. По отношению к читателю в своем представлении каждый писатель – даже Пушкин и опрощённый Лев Толстой – спесив («Мы все глядим в наполеоны»), а избравший «заботу о читателе» воленс-ноленс становится на четвереньки.

* * *
А. С. Пушкин в «Метели» предсказал явление Сергея Довлатова: «Бурмин был в самом деле очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам: ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый».

Правда, Бурмин не усердствовал в литературе.

* * *
Свое место в литературе я обнаружил не у Чупринина или Немзера, а в определителе грибов: «Малоизвестный условно-съедобный гриб».

* * *
Не знаю, как долго проживут в литературе покойные Григорий Горин и Аркадий Арканов, но осталась бессмертная фраза: «Случайно в кустах оказался рояль». Высшее достижение писателя – хоть одной фразой остаться в языке. В наиболее концентрированной форме – пословицы из «Горя от ума».

* * *
Поговорим о романтизме.

Видимо, надо различать романтизм эмоциональный и идеологический. Романтизм эмоциональный – «Два гусара» и цитируемое Толстым стихотворение старого гусара-романтика Дениса Давыдова:

Жомини да Жомини,
А об водке ни полслова.



Молодые же гусары – всем поколением прагматики.

Романтики жалки и смешны, когда их время уходит. Как я сейчас – одинокий маргинал, зацикленный на нелюбви к чекистской власти. А вокруг, в младших поколениях – сплошь прагматики, потому на миновавших выборах самое успешное было – проклятия 90-м, с их бескорыстным демократическим романтизмом, опоганенным, кстати, прагматиками типа провокатора Березовского.

Душевный, эмоциональный романтизм – это та сила, которая одних заставляет писать, а других – читать написанное всерьез, книги, а не чтиво.

Другое дело романтизм идеологический, коему я враг. На нем наживаются кровавые революции и войны. Романтизм такого рода не ценит человеческую жизнь, ни свою, ни, тем более, чужую. Геройство необходимо в крайне редких случаях, когда оно – единственный способ сохранить человеческое достоинство. На Отечественной войне и в периоды незаконных репрессий.

* * *
Писатель даже с филологическим образованием, то есть приученный разбирать «стилистические особенности» кого угодно, никогда не задумывается о собственном стиле. Стоит этому уделить особое внимание – искусственность, натуга, фальшь. Очень точно Булат Окуджава высказался на сей счет: «Каждый пишет, как он дышит». Ритм фразы – ритм дыхания, только и всего. Из всех физиологических актов организма дыхание – самый неощутимый (если здоров, конечно) и потому самый бессознательный. Но именно дыхание и определяет строй мысли, ее композицию и уж потом – ритм высказывания.

Самое глупое – заботиться об оригинальности. Если есть мысль, если образ точен, есть и оригинальность. Какими бы традиционными средствами ты не пользовался. Мысль диктует правильный подбор и порядок слов в предложении. Но в мысль надо вслушиваться, пережевывать, пробовать на вкус, а не хвататься за первые попавшиеся слова. Штампами можно только передать первичную информацию, мысль выскальзывает, как рыбка из неумелых рук. Самые опасные штампы – собственные. У меня, как ни вытравлял, к сожалению, много таких. Автор принимает их за «свойство стиля».

И новизну нечего искать. Всякая мысль – уже новость. Или, как сказывал Борис Леонидович, «Талант – единственная новость, Которая всегда нова».

А что за талант без мысли?

* * *
Какая-то несуразность в летосчислении «от Рождества Христова». Египет, Китай, Вавилон, Древняя Греция, большей своей частью Рим проваливаются из истории во внеисторическую яму. Первохристианам удалось то, с чем не справились потомки во время Великой французской революции: переменить календарь. А жертвами пали Конфуций, Аристотель, Александр Македонский, египетские фараоны, еврейские цари.

Меня всегда смущал обратный счет: в 336 году до Рождества Христова, или «до новой эры». А понятия «старая эра» нет. И жизнь людей старой, языческой веры исчисляется не от рождения до смерти, а наоборот. Ну, да, они давно умерли, им все равно, при их жизни были другие календари, почти не сохранившиеся в памяти потомков (только дипломированные археологи знают). Но каждый деятель – царь или поэт, философ, изобретатель, полководец – мечтает перехитрить общий закон и остаться в памяти людской подольше отмеренного Богом срока и даже исполняет эту мечту. Но очень уж сомнительно вечной душе узнать, что она гуляла в телесном обличье «до новой эры» в году под минусом.

* * *
Вдруг вспомнил давнюю историю с Баклановым. Цензура прицепилась к какой-то его фразе. В порыве страха иудейска он ринулся вымарывать весь крамольный абзац. Я его остановил:

– Надо слова убрать, а мысль оставить.

Цензоры вцепились еще в один абзац, который за 12 лет до того вырубили их коллеги в журнале «Наука и религия». В свое время я дозвонился бывшему цензору Главлита Солодину – где их архивы, чтобы восстановить искалеченные тексты. Он мне сказал, что они бежали с Китайского проезда, как Наполеон из Москвы, все побросав.

Врал, наверно.

Еще из той книги Бакланова вырубили фразу о том, что в 1949 году в Воронежской области вымирали от голода целые деревни. Я и не догадывался, но вспомнил, что в журнале «Крокодил» в тот год появились вместе с Труменом, палачами Тито и Франко, вооруженными кровавыми топорами, фантастические существа Засуха и Суховей.

Кажется, по этому поводу Люся возмутилась:

– Как ему не стыдно подсовывать!

И я осадил ее взглядом. Стыдно вытравлять правду. И она как-то захлопнулась. Поняла, что я прав.

Боже мой! Какими фантастическими глупостями занималось государство в советской печати. И главное – по-взрослому, всерьез! Детям этого не расскажешь – не поверят. Они натворят свои глупости, не меньшие по масштабу.

* * *
Пушкин, пожалуй, не прав:

Ветер, ветер, ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч.



Тучи не летят стаями, а тащатся, влекомые ветром-пастухом, стадами. Тяжелые и насупленные, как бизоны. Стаями летят белые облака.

* * *
Достоевский широк. Но до чего ж узколобы его поклонники! Они в подавляющем большинстве раздавлены его авторитетом. Один Бахтин мог с ним говорить на равных. Пушкинисты свободнее. Впрочем, в «Дневниках» Федор Михайлович совсем не так широк, как в романах. Его знаменитая Пушкинская речь огорчает узостью взгляда и подгонкой под свою собственную мораль «Смирись, гордый человек!». Насколько умнее и проницательнее Пушкинская речь Блока! А с Достоевским было то, что я потом назвал эффектом Смоктуновского. Знававшие Иннокентия Михайловича – почти без исключения – свидетельствуют о феноменальной глупости великого артиста. Видимо, талант в свою минуту выскакивает впереди отсталой способности и проговаривает такое, чего самому автору не осмыслить. Это и у меня несколько раз было. Художник в Достоевском всегда побеждал посредственного, хоть и пылкого публициста. С Горьким было подобное: «Жизнь Клима Самгина» – произведение контрреволюционное, хотя дописывалось в Советском Союзе.

В рассказе со странным названием «О тараканах», прочитанном мной по нечаянности, когда сам писал «Завет», Горький предсказал собственную смерть: его отравит восточный льстивый человек, накормив любимой едой. Неслучайно по бухаринскому процессу прошли с очевидно ложными, крайне неубедительными обвинениями и приставленный к нему чекист Крючков, и все его лечащие доктора, а подлинного отравителя мало кто подозревал.

* * *
У Бондарева и Проханова нарочитая пышность метафор – манера не мышления, а уклонения от истины, попросту говоря – лжи. Помню, у Проханова (Татьяна Толстая в ночном интервью с ним процитировала) промелькнул необязательный, а потому талантливый образ, без функции соврать: рябь на Москве-реке, будто кто-то железной метлой прошелся.

Правда, это единственная у него талантливая фраза – я в свое время однотомник «Избранного» редактировал – пустоцветная журналистика, а не проза.

* * *
Прочитал книжку Максима Кронгауза о сегодняшнем состоянии русского языка. Она привела в уныние. Масса слов, которых я даже не слышал. Сегодня русскому человеку ну никуда без английского – основной поставщик новых терминов в компьютере, шоу-бизнесе и просто бизнесе. А я живу, как в коробке, обитой пробковой прокладкой. Ну, и что? Марсель Пруст жил в такой коробке в самом буквальном смысле этого слова, писал во время Первой мировой войны, которая и звуком не проникла в его многотомную прозу.

* * *
Прекрасно ведь знаю, что красота никого не спасет, не воспитает, как немцев не спасли ни Дюрер, ни Гёте, ни Бах с Бетховеном, а нас – ни Пушкин, ни Толстой, ни Достоевский, ни Андрей Рублев. Знаю, а упрямо служу только ей.

Отравленный.

Нет, Федор Михайлович, не спасется мир красотой. Она возбуждает агрессию в простых, завистливых душах: дает почувствовать разницу между зваными и избранными. Потомки Гёте и Вагнера истребили, в частности, дворцы Павловска, Петергофа, Царского Села.

Толкователи Корана из Талибана взорвали тысячелетние изваяния Будды.

Об опустошениях потомками Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Глинки и Левитана на просторах российских и не говорю.

Красота – тайна, вызывающая ярость непосвященных. Что сделал русский человек, «освобожденный» Октябрем? Первым делом – стал испражняться в самых красивых дворцах и соборах.

Во всех войнах и революциях первой жертвой становятся творения искусств.

* * *
Чингиз Айтматов умер, чуть-чуть не дотянув до 80. На московском съезде ПЕН-клуба ему понравилось мое выступление, но сам до комплимента не снизошел, прислал какого-то холуя из свиты. О, Восток! Я такою честью оскорбился и не стал подходить к сияющему прижизненной бронзой классику.

Но он пустил в свет понятие «манкурт»!

* * *
Русский язык и народ-языкотворец. Советская цензура окорачивала Тургенева и вырубала из его стихотворения «Русский язык» недоумения о рабском существовании народа, творца свободного языка. Но в России община и личность говорят на разных языках. Язык общины – стертый, тяготеющий к канцеляриту. Большинство русского народа не знает и не чувствует грамматики собственного языка. Яркий, сочный язык – дело отдельной личности. А индивидуальность категория не сословная. Сословна возможность реализации, но не появление личности на свет. Революция, перемешав классы, реализовала столько личностей, что никакого террора не хватило всех уничтожить. А с каким усердием два мировых злодея искореняли высовывающихся из общего ряда!

* * *
Все-таки русская литература, начиная с Фонвизина, дедушки Крылова и «Горя от ума», не говоря уж о Пушкине и далее до наших дней – из области чудес света. В стране, даже к XXI веку не изжившей рабства, такая свободная, такая умная литература. Конечно, русский писатель от народа еще дальше, чем бунтари-декабристы, что бы он сам о себе ни думал и ни говорил. «Лев Толстой как зеркало русской революции». Да кто ж смотрелся в это зеркало! Русские революционеры свою духовную жажду удовлетворяли брошюрками да прокламациями, литературу презирали как барское баловство. Рахметов, их идеал, не стал читать «Гоголевскую школу», удовлетворившись одним Гоголем. Соответственно, ни Гончарова и Тургенева, ни Тютчева и Фета, ни Толстого, ни Достоевского этот великий народолюбец в руках не держал.

От Чернышевского и Добролюбова пошла традиция литературных критиков, не чувствующих литературу, не любящих ее. Как Есенин всю жизнь проиграл на одной струне от мощного оркестра Блока, так и эти – на единственной струне Белинского, который, вопреки собственным, нередко бредовым, идеям, литературу любил физиологически, испытывал подлинную радость от не им написанной счастливой строки. Советские душители литературы на Чернышевского с Добролюбовым и кивали. Больше, чем на Белинского. При Андропове Феликс Кузнецов в «Правде» ябедничал на коллег, увлекающихся Ахматовой и Пастернаком, которых (вот купеческое прорвалось!) «мы пустили в оборот», и пренебрегают Чернышевским и Добролюбовым.

* * *
Слова, как и предметы, обладают удивительным свойством, пройдя стадию отвратительной «рухляди», превращаться, если доживут, в ценный «антиквариат». Вот, скажем, название колхоза, чьи поля простираются прямо за нашим забором, звучит трогательно-беззащитно – «Сознательный». И давно уж оно не вызывает ассоциаций с принудительной коллективизацией, страшной «ликвидацией кулачества как класса», с теми «сознательными» единоличниками, которые предлинной хворостиной гонят свою Буренку в общее стойло, а, скорее, с боевыми кораблями, по морской традиции именуемыми «Стремительный», «Отважный» или «Находчивый».

* * *
На Сент-Женевьев де Буа пришел ради Бунина, но неожиданно для себя обнаружил могилы Мстислава Добужинского и Ивана Билибина. Почему-то не знал, что они умерли в эмиграции. В доме хранилась как реликвия сказка «Финист ясный сокол» в оформлении Билибина, потом, когда художника вспомнили и стали издавать в скудной полиграфической технике, покупал эти книжки. Вдруг вспомнил свои детские книжки, академическое издание сказок Чуковского с Конашевичем, почему-то совершенно здесь неуместно «Цветик-семицветик» Валентина Катаева со следами детской жадности: на странице, где на девочку Женю хлынули игрушки со всего света, я еще пририсовал мячик и самолетик.

В нескольких шагах от знаменитостей – целые ряды одинаковых могил: марковцы, дроздовцы, алексеевцы. Но душу разодрали могилы мальчиков-кадетов, увезенных из России в отрочестве и пустяковых пяти-шести лет не доживших до перестройки, когда открылись ворота на родину. Только на родине – для тех, кто не сумел вырваться на последнем пароходе, – участь была незавидная, и только ценой предательства можно было б кадету дожить до такого возраста.

* * *
В конце 80-х ржа и лжа так разъели идеологические конструкции, что все были уверены – ни при какой погоде им не возобновиться. Ничего подобного! Власти пугают самих себя и доверчивый народ Америкой, притязающей на «лакомые кусочки», потихоньку отряхивают от печальных истин труп Сталина, потакают, тоже негласно, националистам… Если бы не капитализм в действии – мы б вернулись в 1949 год.

Вертикали кажется, что дураками управлять легче. Первый директор «Современника» Юрий Прокушев тоже так думал: а дураки сожрали его. Страна – не издательская контора, и последствия такого мудрого управления чреваты непредсказуемыми взрывами. Тем более вероятными, что выборы – верное средство для превращения пара в свисток – с какого-то непонятного перепугу отменены. Все пока держится на высоких ценах на нефть. Но от радости начинают вбухивать бешеные деньги в ненасытную пасть ВПК. Совесть для чекиста – предрассудок, тем более для чекиста властвующего.

Терзания совести, несомненно, мучили тиранов, но они избавлялись от них новыми преступлениями. Даже незаурядные личности в тиранстве мельчают: палачу много ума не надо. Тому свидетельства – Нерон, Иван Грозный. Они обеспечили громкое имя в истории количеством трупов, заваливших даже добрые поползновения. Но народы их любят – массам свойствен мазохизм. Иллюзия простого человека: ему кажется, что если при тиране он впишется в систему и сам будет палачествовать или хотя бы прилежно доносить, то уцелеет и даже будет благоденствовать. Ежов, Кашкетин и Гаранин ни на минуту в этом не сомневались.

* * *
Завтра откроется Атлантида, окруженная соляной пустыней: весь Атлантический океан опрокинется в Средней России. Природа льет слезы по усопшему вчера ночью Александру Солженицыну. Очень двусмысленная фигура был Александр Исаевич. Варлам Шаламов считал его прохвостом и не без оснований. Несомненно героическая биография с элементами провокаторства. Талант его был погублен стопудовой старательностью самородка (черта, отмеченная у этой публики Пастернаком): поздняя бессистемная начитанность не заменила наследственной культуры русского интеллигентного человека. Грубая тенденциозность и националистические комплексы разрушили художественные начала: «Иван Денисович», новомирские рассказы, первая редакция «Круга» и «Раковый корпус» обещали гения. Псевдорусские игры с русским языком, сгубившие «Красное колесо», обманули ожидания. А его филиппики в адрес интеллигенции, фортели с орденом Андрея Первозванного из рук Ельцина и нежные объятья с подполковником госбезопасности как-то не вяжутся с элементарной порядочностью. Окончательно сгубили его авторитет ежевечерние проповеди по телевидению после возвращения; заставил вспомнить Вольтера: тайна быть скучным – высказаться до конца. Последний раз я ему сочувствовал, когда его арестовали и выслали из Советского Союза, объявив литературным власовцем. Тут он был не первым: Овидий и Данте еще когда объявлялись литературными власовцами. Но он оттуда стал нас учить. В стане эмиграции затеял междоусобную войну: о нас под большевистским игом в Большой зоне все забыли, с азартом и рвением поливая друг друга помоями. Потом несколько лет примерялся: пора – не пора возвращаться? Вернулся, когда уже никому не был нужен, переждались. «Московский комсомолец» едко и точно описал его торжественный въезд в спецвагоне в Россию по Транссибирской магистрали: вылезал на каждой станции «общаться с народом» и не удостоил своим вниманием проводниц, за неделю пути не познакомился и, кажется, даже ни разу не поздоровался. Его явная антиинтеллигентность и плохо прикрытый антисемитизм никогда не поставят в первый ряд русской литературы. В истории он будет заслонен спиной гораздо более естественного и изобретательного Лескова.

Как редко оправдывается прижизненная слава! Лавровые венки облетают посмертной осенью. Импозантного и лицом, и прозою Тургенева сменяет серенький на вид, невзрачненький в глазах современников Достоевский. Бенедиктов заслоняет «исписавшегося» во мнении «друзей Людмилы и Руслана» Пушкина и проваливается в полное забвение, не успев умереть. Тот же Тургенев каялся, что одно время ставил Бенедиктова выше Пушкина. Но ведь покаялся же! Славу Есенина спасли дурацкие запреты. Да и сейчас его значение сильно преувеличено дилетантами. Удивительно, но обласканный и почестями, и наградами Андрей Вознесенский недооценен: слишком интимна, не всякому доступна его живая связь со словом. «Тень звука» – смелая характеристика: тонкость абсолютного поэтического слуха, подмеченная в самом себе. Его бурная слава началась ровно 50 лет назад. Но я помню полупустую 9-ю аудиторию в 1962 году: дилетантам он уже надоел. В поведении был, конечно, небезупречен, но в играх с властью не заигрывался, как Роберт Рождественский, и не пал до позорного уровня комсомольского поэта. Их общий с Евтушенко и Ахмадулиной крест – последние молодые поэты Советского Союза. Следовавших за ними просто не печатали, и они погибали, чаще всего спиваясь. Смоги варились в собственном соку да так ничего толком и не выварили: растущему поэту нужна позарез печать. Мандельштам, махая палкой на Тарковского, был неправ. Подлинный поэт только в печати увидит свои промахи, переживет позор и будет на них учиться. А так люди зацикливаются в художественных заблуждениях, превращая их в догму.

В литературу идут за славой, а потом за точностью. Впрочем, это относится ко всем родам искусства.

Все-таки стыдно называть свою работу творчеством. А я и не называю.

Я работаю, а творит Бог. В Его существование я верю, но к церкви – любой! – веры у меня нет никакой: я не собираюсь вникать в ее склоки с разделами на католичество, православие, протестантство, раскол – и это только в пределах одного лишь христианства.

* * *
Стоит за писателем закрыться крышке гроба, его тут же забывают. Недавно Алёна заговорила о блистательном дебюте Ильи Митрофанова. А я вспомнил Гену Головина. Он пил, потом завязал и выдал книгу – «День рождения покойника» – целый ряд остроумнейших повестей. На него обрушилась слава, не выдержал этого испытания и вновь запил, чем и ускорил свой конец. Он рассказывал мне о своей триумфальной поездке в Париж, и тут из него полезла дрянь, именуемая в народе «из грязи в князи». Резкая социальная перемена – и снизу вверх не меньше, чем наоборот, – сбивает с ног, даже природного чувства юмора не хватает, чтобы удержаться. Обласканные славой – как пьяные, не видят себя со стороны. Начиная с Гоголя, идет печальная история поломанных известностью хребтов. Кто сопьется, кто с ума сойдет.

Возвращаясь к забытому Головину. Когда современность утрясется, зарастет бурьяном, а бурьян в свою очередь тоже обратится в прах, как валуны в поле, безо всякого вроде бы спроса – ну, разве из любопытства: как деды жили? – поднимется из травы забвения тот же «День рождения покойника». Или «Анна Петровна» – сенсационная публикация перестроечного «Знамени».

* * *
Литературе мало гениального писателя. Ей еще нужен гениальный читатель. Вроде Белинского и Бахтина. Думаю, что такой читатель вскоре появится. Так называемый «массовый читатель» исчез, его проглотили дешевые детективы и ловкие мастерицы щипания душ. Те немногие индивидуумы, что выписывают «толстые» журналы (по три тысячи на издание), почитают себя – и справедливо! – интеллектуальной элитой. Чтение постепенно становится специальностью, профессией. И тут не может не вырасти профессионала высокого класса. Он выстроит известных ему писателей по ранжиру и рассчитает по порядку номеров. В нынешней мешанине дурных и хороших текстов это особенно необходимо. Инвентаризация духовного хозяйства: веники, ведра, лопаты, грабли и вилы – все должно стоять на своих местах.

Но пока его не видно. Он возникнет, когда поколение жлобов-реалистов сменит поколение безоглядных романтиков. Сейчас ведь чтение требует некого романтизма в душе.

* * *
В центре, как при Сталине, позакрывали проходные дворы. На воротах понавесили кодовые замки. Доходит до смешного: на Большой Ордынке памятник Анне Ахматовой, но подойти к нему, рассмотреть нельзя: ворота на вечном запоре. «Успешные люди» озираются на коммунистических функционеров с их привилегиями, которым завидовали в нищей юности.

* * *
Ну, жили у меня кошка с собакой. Вернее, кот по имени Бурбон. И пёс Барон.

Кот родился в мае 1989 года, когда мы всей страной были азартными телезрителями. Но не сериалы и не детективы влекли тогда к экрану, а блистательные речи Собчака, Гавриила Попова, Юрия Афанасьева и, конечно же, чуть косноязычные, но мудрые – академика Сахарова. Повышенная эмоциональность общественной атмосферы сказалась на характере новорожденного. Юность кота была буйной, ее жертвами пали три будильника, четыре керамические пепельницы, две масленки и крышка от третьей, гжельской между прочим.

Бурбон оказался породист. В справочнике такие коты обозначались: европейский таби круговой, окрас черно-мраморный. По бокам у него в окружении двух с половиной Новых Зеландий угадывался абрис Австралии. Этот пижон носил еще белый галстук. Нет, не галстук – фулярчик.

Кота заводить мы не собирались. Но за год до того дочь подобрала девочку-щеночка, дворянку с примесью породистой овчарки, прозванную Рыськой. Осенью мы оставили ее на попечение молодой семьи, зимовавшей на соседней даче. По воскресеньям я привозил для Рыськи из Москвы мясо, и если она не заставала меня, придя домой, жалобно скулила и обнюхивала мои следы. Рыська была особа самостоятельная, носилась где хотела, нередко перебегала из дачного поселка в город Жуковский. Это ее и сгубило: уже в марте, так и не дождавшись нас, она, как диккенсовский негодяй Джеймс Каркер из «Домби и сына», попала под поезд. Гибель собаки отложилась на нашей совести: не взяв ее в город, мы чувствовали себя виновниками. На этом одиннадцатилетняя дочь нас и поймала:

– Мы этим котенком отмолим вину за Рыську.

С пяти месяцев у Бурбона начались проблемы, как и у всех котов, с мочекаменными хворями. Вспышка памяти: мы с Алёной стоим на остановке 15-го троллейбуса около института, который оба закончили в разные годы. А рядом, на улице Россолимо, которую я застал еще Бужениновской, ветеринарная клиника. Мы поочередно держим на руках кота, завернутого в одеяло. Зима.

В девять лет обнаружилась опухоль в печени. Предложили усыпить. Не согласились и правильно сделали: он прожил еще 10 лет. Легендарный доктор Логинов – врач куклачевских артистов – дважды спасал нашего Бурбона от смерти.

Бурбон был гегельянец и твердо верил, что все разумное действительно, а все действительное разумно. Но где вы видели среди кошачьего семейства догматиков? Наш Бурбон еще исповедовал романтическую чушь Пахмутовой-Добронравова «Есть одна у летчика мечта – высота, высота». Стать летчиком у него как-то не сложилось, но мечта руководила его прыжками. Куда он только с этой мечтой не забирался! Долгое время его любимым местом была крыша старинных мозеровских настенных часов, откуда он величественно обозревал жизни мышью беготню. На кухне у нас одно время была узкая проволочная полочка для моющих средств. Как он на ней умещался, уму непостижимо. Один гость, увидев, как он там устроился, заметил:

– Все армии мира, собравшись, не сумеют загнать сюда кота, если не захочет.

В молодости он был изящен. Прыжки, походка Бурбона отличались грациозной легкостью.

Разумеется, полновластным хозяином в доме был он. В нашей ячейке государства с его появлением воцарилась котократия. Бурбону разрешалось все. Даже висеть на занавесках, беспощадно обдирая их когтями. Идеальным котом Бурбон не был: как пишут в тюремных характеристиках, «склонен к воровству и побегам». Однажды оплошный гость неплотно закрыл за собой входную дверь. Всей семьей искали беглеца. Он забрался на чердак, куда людям, в отличие от котов, путь был заказан: к самой верхней площадке приварена стальная решетка с дверью на громадном амбарном замке. Пришлось умолять диспетчерскую домоуправления, чтобы на часок дали ключ. А за решеткой – две чердачные двери: одна на все четыре подъезда, другая – только над нашей квартирой. Обе неплотно прикрыты. Кинулись в ту, что на весь дом. Ветер играл сумеречными тенями, и каждую принимали за кота, за призрак его живого. А он, конечно, оказался над нашей квартирой, подремывал на вершине стопы стекловаты, которой сверху утепляли наши апартаменты. Отважная дочь Вита не раздумывая полезла за ним, и долго потом вынимали иголки стекла из ее окровавленного бесчисленными царапинами платья.

Что до воровства… Однажды Алёна перед уходом из дому поджарила котлеты. Вернувшись, обнаружила, что двух не хватает. Сочла, что дочь проголодалась и тайком стянула со сковороды. Но, приглядевшись, обнаружила на дне зверский след. Но этот конспиратор умудрился не только открыть, но и закрыть за собой крышку сковороды!

27 декабря 1997 года нас пригласили на 60-летие деревенского соседа – хозяина внезапно и неизвестно от кого забеременевшей лайки Байки. Пришли. В комнате, где гости пережидали команду «За стол, господа!», резвился двухмесячный щенок, который первым делом вцепился мне в бороду, требуя ласки и нежности. Я растаял.

Алёна позволила взять щенка с непременным условием: вернуть, если кот испугается и не примет. Ха! Она плохо знала собственного кота. Тот сразу дал понять, кто в доме главный, и новенький сразу подчинился. В награду кот привлек его к своей криминальной деятельности, создав тем самым ОПГ – организованную преступную группировку. Что-то, слышим, шмякнулось на кухне. Вошли и видим: кот со стола сбрасывает на пол кубики рыбного филе, а щен тут как тут, и уже два куска съедены. Как разъезжались его лапки на натертом полу! Такой умильно-жалкий, пока не залает. Этот щенок не визжал (может, мы не застали его в визгливом возрасте, все-таки целых два месяца прожил без нас), он оглашал дом густым громким басом, этакий Борис Штоколов, ему б еще слух музыкальный.

Долго он жил безымянный. Слово «барон» вырвалось у Алёны случайно, когда ветеринар оформляла его паспорт. Мне оно не понравилось, уж очень банально, но привык. Да и пес тоже, хотя в силу прирожденного анархизма на имя отзывался, лишь когда вздумается. А вообще-то имя Барон даже соответствовало его сути и повадкам: хоть и низший, но титул, это вам не рядовой дворянин – столбовой. Тем более что к 5 месяцам обнаружился и отец – ризеншнауцер Корнет. Таким образом, предки хоть и разные, но весьма породистые. И тайна зачатия вскрылась.

День рождения моей жены приходится на конец августа и совпадает с закрытием летнего сезона большинства обитателей наших деревень. Все к нам и съехались. У Байки была течка, ее не рискнули оставить дома – вокруг метались сексуально озабоченные самцы разных пород, выпустить к нам на участок тоже почему-то не отважились и оставили собаку в машине. Но – не изверги же! – окна открыли. А тут и другой гость приехал – с неразлучным ризеншнауцером. И Корнет, как Дон Педро Стремительный из похабного фольклора, почуяв из запертой «Волги» запах Байки, сиганул в окошко и в мгновенье сделал свое черное дело. Никто ничего и заметить не успел. Так что произведенный на свет вследствие этой оплошности щен заведомо был приписан к нашему дому.

Однажды мы уехали на майские праздники с Бароном, а кота оставили на попечение дочери. Встретила она нас сурово:

– Больше Бонечку с Бароном не разлучайте. Он все три дня тосковал, обнюхивал углы, где привык видеть Барона, места себе не находил.

А звери, обрадованные встречей, терлись друг о друга, с жадностью обнюхивали и даже, кажется, облизывали.

Есть фотография: Бурбон и Барон идут на водопой к ведру. Они так и из жизни ушли: кот первым, пес – за ним. Ровно через две недели…

* * *
Причуды нашего времени. Руками шести пенсионеров делается уникальный журнал, библиографическая редкость на весь грядущий двадцать первый век. Уже в тридцатые годы ему цены не будет. А мы с того света будем поглядывать на аспирантов, рыщущих по букинистам в поисках «Мира Паустовского».

* * *
Позавчера, 3 октября, окончательно закрыли деревенский дом, прошлись по осеннему лесу на прощание. А погода дразнится, наступило, наконец, бабье лето, но уже в невозвратном прошлом остались острые запахи прелой листвы, пестрым ковром застелившей землю, золото березовой кроны в безоблачной лазури. Колдобины на лесной дороге наполнены прозрачной водой, отражающей небесную лазурь, разбавленную упавшими в лужицу желтыми листьями.

Природа потому равнодушна, что не знает своей красоты. Это я за нее знаю.

От соседа получил царский подарок: двухтомный определитель «Травянистые растения СССР». Я облизывался на него двенадцать лет, однажды брал почитать почти на все лето. Но память не удержала названий всех цветов, которые росли на наших заливных лугах. Появилась цель – дожить до следующего лета.

* * *
Проскользнуть сквозь эпоху и взорваться, когда все следы простыли. Как Бах. Или – у нас Сигизмунд Кржижановский, хотя писатель он был просто хороший с яркими вспышками таланта. Это не Платонов. Тоже, кстати, оцененный через полвека. Но его ждет еще не одна волна пристального интереса. Сталин побоялся его репрессировать из мистического страха перед явно проявившейся Божественной силой. Мучил косвенно – арестом сына, Ермиловым, спущенным с цепи, непечатаньем.

* * *
Абстрактная живопись произошла из отчаяния: художнику не по силам воспроизвести природу. То линию смажет, то в цвете соврет. А вольные упражнения с красками уподобляют живопись музыке: поиски гармонии сквозь беспорядок. Удачи крайне редки, но они несомненны.

В слове попытки абстракции обречены. Несчастный Крученых так ничего и не добился. Его продолжатель Сережа Бирюков тоже ничего не достиг. Хлебников был умнее и талантливее своих последователей: у него была система, он не опровергал законы словообразования, а сдвигал их с привычной оси.

* * *
Береза при ветре шелестит ветвями, а осина – листьями.

* * *
Большинство романсов и песен – это плохие стихи, положенные на музыку. Видимо, здесь подлинная поэзия необязательна. Даже мешает. Очень мало романсов на стихи Пушкина и Лермонтова. Теноры поют арию Ленского всерьез, не чувствуя пушкинского издевательства над романтической пошлостью. Ну, хоть бы кто догадался дать петуха при словах «Приди, приди, я твой супруг». Или как-нибудь выявить выспренность фразы «Паду ли я, стрелой пронзенный», а то еще пуще: «Рассвет печальный жизни бурной». И это при том, что у самого Пушкина есть прямое указание на качество стихов будущей арии Ленского:

Так он писал темно и вяло
(Что романтизмом мы зовем,
Хоть романтизма тут нимало
Не вижу я; да что нам в том?)



Даже курсивом выделил! Да что нам в том? Служба грамотности подчеркнула зеленой чертой обнаруженную ей стилистическую ошибку второй и четвертой строк цитаты. Ее скобки, видите ли, не устраивают.

* * *
Из жизни слов. Буржуа, если быть точным, – всего-навсего горожанин, в более выспренном старославянском варианте – гражданин. Отрицательный смысл придали слову революционеры, народ поэтически глуховатый и склонный к перетолкованию. Скажем, агитатор в точном переводе – подстрекатель, возбудитель ажиотажа. Интересно перевести известное стихотворение Некрасова «Поэт и гражданин» на французский и, по странному, но в наше время весьма распространенному невежеству (знаток французского не слышал о русском поэте Некрасове), перевести на русский. Получится «Поэт и буржуй».

Поэтом можешь ты не быть,
А вот буржуем быть обязан.



Слова, как юные девы: игривы, коварны, лукавы. Их тайная сила иногда выходит наружу – и проваливаются целые государства. Если эти государства стоят на лжи и кормятся ею. Как европейские монархии, советская власть и нынешний путинский режим.

* * *
Как обманчива внешность! На открытии мемориальной доски Юрия Казакова в импровизированном президиуме стоял крутой паренек, если не вор в законе, так уж авторитет – точно. Ничего подобного – это был префект Центрального округа. Все-таки в его предшественнике угадывались черты интеллигентного человека. Это был демократ, развращенный внезапно свалившимся богатством.

* * *
Как трудно вообразима Россия до Петра! Будто до него и страны такой не было. Хотя, конечно, он вырос на плечах отца, Ордина-Нащокина, Артамона Матвеева, Голицына (которого сослал в глухую Пинегу)…

То же самое можно сказать о русской литературе. Будто ее и не было до Пушкина, несмотря на творчество таких гигантов, как Фонвизин, Державин, Крылов, Карамзин и Жуковский. И в школе проходили, и читали, а все равно – Пушкин. С него началась великая русская литература. И ее трудности – что скажешь нового или хотя бы по-новому?

* * *
Литература гораздо строже, чем математика, требует точности и неукоснительности выполнения закона. Только, в отличие от математики, закон вырабатывает сам пишущий. Ему не приходят на помощь аксиомы. Формулы приходят задним числом от критиков и литературоведов, а ямбы и анапесты изволь выдумывать сам. Писатель, конечно, обязан знать теорию литературы, но так же обязан забыть о ее существовании, когда садится за стол. Это как случай из жизни: прямой репортаж никогда не отвечает задаче рассказа. Надо забыть, а потом восстановить по зыбким контурам памяти: для прояснения туманных фигур заработает воображение. С бывшим случаем ни за что не совпадет, но окажется убедительней и почему-то правдивее. Правду внесет мысль.

* * *
Эпоха гласности вывалила потаенные письменные столы, и оказалось, что протестная художественная мысль слаба, дальше утверждения «коммунисты – бяки» отъезжает не очень-то и далеко, а сравнения с запрещенными классиками – Платоновым, Гроссманом, даже Пильняком вообще не выдерживает. Книжный рынок стал издыхать уже к 1990 году. У «Московского рабочего», ошеломившего публику в 1987–89 годах, начались проблемы с реализацией.

А сейчас я ожидаю, что свободу слова вот-вот прикроют. Без цензуры – экономически. И мы опять искусаем локти, что не сумели воспользоваться, проворонили последний шанс. Не случайно ведь прикремлевские прихлебалы раздувают, как лягушку через соломинку, труп Сталина, заказывают соцопросы, швыряют быдлу провокативы типа «Имя России»… Дело Ходорковского – не 37-й, конечно, но подступы, нечто вроде «Шахтинского». Карают судом тех, кого народу – быдлу – не жалко. Когда доберутся до визжащих «вор должен сидеть в тюрьме» (один – за всех наворовавшихся), очень будут недоумевать: а меня-то за что?

Наше довольно близкое будущее зависит от того, как будет двигаться кризис. Он может и свалить путинский режим, а может и закрепить. Или выдвинуть такого диктатора, рядом с которым Путин будет выглядеть мягким и пушистым зайчиком.

* * *
Литературе с падением тиражей вернулось ее подлинное предназначение – интимное общение писателя со своим читателем. Отсечены случайные.

* * *
Паустовский в биографических повестях был обречен на провал. На всех великих он взглядывал снизу вверх, не отваживаясь, как Юрий Карлович, заявить, что чувствует себя в кругу учителей – Пушкина, Толстого, Достоевского. Избыточное чувство дистанции. Когда писал о Бабеле, Ильфе, Багрицком, этой дистанции не было, с ними он был на равных, потому и образы вышли живые. А так ли уж далек в табели о рангах Бабель от Тараса Шевченко? На мой взгляд, так даже выше.

* * *
История любит парадоксы. Два царя-тирана подложили бомбы под русское самодержавие: Иван Грозный введением книгопечатания и Петр – окошком в Европу. И уж сколько раз пытались это окошко заколотить – светит и дразнится. Занавес возводится из некачественного железа: быстро ржавеет. Видимо, по причине избытка кислорода в свободном воздухе Европы.

Собственно, чему мы завидуем? Изобилию? Так оно и к нам пришло. Свободе – вот чему. Мы даже в 1991 ощущали ее непрочность, когда голова кружилась от эйфории. Головокружение сопровождается слабостью в коленях.

Интересно, почему в России только интеллигенция любит свободу? Все остальные сословия жаждут рабства и насилия над собой. Собственно, свобода – основной, а может, и единственный признак русской интеллигенции.

Ну да, это еще академик Лихачев утверждал.

* * *
«Если выпало в империи родиться», то и писать надо на имперском языке, иначе ты обречен на безнадежный провинциализм. Зингера даже Нобелевская премия не спасла от этого порока. Это прекрасно понимал Кафка. Из дневников следует, что он был активным деятелем еврейского движения в Австро-Венгрии, однако ж писал принципиально на языке империи. Тарас и остался в украинских комплексах. А в потенции мог бы и до Гоголя дотянуться.

Писатель мельчает в поклонниках. Я в Одессе насмотрелся на «паустовцев» (до чего ж омерзительное словечко!). Это все пожилой народ, насквозь советский, а потому решительно не понимающий своего кумира – человека, глубоко несоветского, в чем-то даже анти-. Что они в нем нашли? Души, искалеченные советской пропагандой в 40-е годы. Я ведь тоже рос под влиянием официальной пропаганды 1949–52 годов. Радио было включено постоянно, оно призывало к бдительности. Шли постановки про Юлиуса Фучика с моралью: «Люди, я любил вас, будьте бдительны». Очень товарищи Берия и Рюмин ценили этот лозунг. И, конечно, главный герой советских пионеров был тогда Павлик Морозов.

Мама только один раз удивила меня своей реакцией на происходящее в январе 1953, когда я развесил уши по поводу убийц в белых халатах. Она сказала тогда: «Все не так просто. Может быть, разберутся».

* * *
Как все-таки мне повезло! У меня была умная мама. Потом – добрая первая учительница Бронислава Антоновна. И великий учитель-словесник Феликс Раскольников. С друзьями – Берельсоном и Быковским тоже повезло. От мамы еще досталось польское упрямство, преодолевшее в известной степени холмогоровскую лень. Физическая слабость отщипнула меня от преуспевающего самодовольного общества и обрекла с детства на запойное чтение. Так что собственных заслуг за мной не так уж и много. Да их и нет.

* * *
Золотой век, серебряный век, бронзовый… Из скромности современники понижают драгоценность металла. А это не наше дело – строить систему художественных ценностей своего или только что минувшего века. Блок в поэзии по своей значимости не уступает ни Лермонтову, ни Некрасову, ни Тютчеву или Фету. А еще – Белый, Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Цветаева… Скорее всего, века в будущем восприятии сольются, как в наших глазах три столетия Возрождения. А что от нас останется – один Бог ведает. Но останется. И от Алёны, и от меня.

* * *
Литература – дело одинокое, несовместимое с общественной деятельностью, необходимой для хотя бы своевременной публикации. К тому же писатель – живой гражданин своего отечества и не может отворачиваться от иных проблем. Свободы, например. И что-то надо делать, а не сотрясать воздух. А делать и не любят, и не умеют. Впрочем, порой сотрясение воздуха и есть дело. Но в те редкие миги, когда это приносит плоды, как при Горбачеве и раннем Ельцине.

Две писательские затеи на моих глазах извратились, едва начавшись: «Апрель» и раскол Союза писателей. Бурное начало. В ЦДЛ литературные генералы новой волны – Окуджава, Приставкин, Нагибин возглавляют ажиотажные собрания, раздают пресс-конференции, интервью с западными журналистами (в результате чего – издания там)… И разбредаются по тихим углам. Приходит время деловых собраний. В президиуме при полупустом зале шелупонь, Савельев да Анфиногенов. Деятели. И не без корысти. Но очень уж мелочной.

И Пен-клуб в России возрождали Анатолий Рыбаков, Андрей Битов, другие неоклассики, а правил – отдадим должное, справлялся с этим делом – весьма посредственный поэт и прозаик Саша Ткаченко, мир праху его: вся деятельность Пена после его смерти затихла. Народу в Пене немного, все-таки избранные, но и званых полно.

Писатель – какой бы элитарный ни был – дитя своего ленивого народа. А потому мы и обречены на то, что «Дней Александровых прекрасное начало» как-то неприметно, но неуклонно перетекает в аракчеевщину.

Перетекло.

* * *
Колымская баня. Маленький, щупленький кавказец с татуировкой на животе: «Всю жизнь на тибя работаю утроба». Почему, ну почему, – терзает меня вопрос, – он не поставил запятую перед обращением?

* * *
В «Ждите гостя» последняя и, может быть, единственная, поскольку от Бога, художественная деталь – в выходных данных: «Сдано в набор 14 марта 1984 г. (и набрано к 2 апреля!). Подписано к печати 14 марта 1985 г.». Текст терзали под управлением цензуры замы главного Игорь Скачков и редактор главной редакции (была у меня мечта попасть на это место – не надо было ежедневно ходить на работу) Владимир Золотавкин. Скачков все переживал, что не разглядел во мне злостного антисоветчика. Золотавкин перед смертью пришел в «Московский рабочий» с единственной целью – познакомиться со мной и повиниться в соучастии. Человек каялся! Меня это так тронуло. И трогает до сих пор. Здоровый мужчина, выше меня и шире в плечах извиняется передо мной, не хуже него понимающим его тогдашнее бессилие.

Самое интересное, что на восемь полос (в общей сложности, откусывали по абзацам) купюр не пришлось ни одной подлинно крамольной фразы (хотя Сережа Панасян, мой редактор, и говорил: «Все-то у тебя с подъёбкой»). Вкусы глупой бабы-цензорши из Главлита. Она потом стала завлитом в театре эстрады у Хазанова. В моей книге ей невесть с чего похабщина мерещилась.

* * *
Вчера перед сном курил и слушал соловья. Уже последние песни. Свистал, но не щелкал. Ходили в лес и на четверых нашли 4 подберезовика. Дни холодные, но без дождей. Под ногой хрустит прошлогодняя листва. И сегодня ясное утро, но дрожь пробирает. Печку затопил. И плевать на «реальную действительность» с нашим сумасшедшим президентом, всему миру угрожающим атомной бомбой. Нашел чем хвастаться: сорок ракет, готовых к бою. Бред преследования, которым он заразил 86 % населения. Нет, лучше не думать. Мыслям свойственно воплощаться.

* * *
Основная мысль в обсуждении нашей с Алёной книжки была в том, что она беспечальна: мы не грузим читателя брюзжанием, хотя поводов вокруг – да вся наша жизнь сплошной повод для брюзжания. Ну, во-первых, мы приняли гайдаровские реформы, несмотря на то, что нам открытые ими возможности не дали решительно ничего. А сочинения, задавшие тон всему, были писаны еще в допутинскую эпоху. К путинской сложилось великолепное презренье, в частной жизни подкрепленное домом в деревне.

* * *
Смотришь на все, что творится вокруг, как бы с того света, ни в чем не участвуя. Нет ни сил, ни понимания, куда бы приложить их остатки. Ежедневные заметки не проясняют действительности, вроде бы не похожей на пережитые времена застоя, но духота в общей атмосфере мало чем отличается от брежневской. Больше цинизма: власть не нуждается в демагогии. Лидер «правящей партии» брезгует вступить в нее. Да и вообще, что это за партия без идеологии, без лозунгов, объединенная одной лишь неуемной жадностью и страстным подхалимством. За пределами депутатского корпуса, на свободе у этой партии нет, кажется, ни одного члена.

Простодушный цинизм путинской власти: раз цены на нефть упали, приходится поднимать их на бензин для своих граждан, чтобы господин Сечин не потерпел убытка. Причина простодушия в том, что и сам Путин, и вверенный его власти народ прекрасно понимают, что за ним не заржавеет скомандовать войскам «Пли!», а войска с энтузиазмом жахнут боевыми по толпе. Нынче вам не лихой 1991 год. Реакция на дворе. Во всяком случае, правительство подготовилось к грядущим волнениям укреплением внутренних войск. Мер экономических против кризиса все равно никто не предлагает, а политические у гэбэшников только такие. Они знать не хотят, что толпа, преодолевшая животный страх, становится народом.

* * *
Когда Померанц и Басовская говорили о хаме, забыли сказать, что хама надо ежедневно и ежечасно давить в самом себе. Как бы ни был воспитан человек, хам все время норовит выскочить из него наружу. Достоевский изводил своего хама в персонажах, делясь с ними всеми своими явными и тайными пороками, а Сниткиной все равно доставалось.

Самое страшное в наших биографиях не деяния, а помыслы. На деяния не хватает то трудолюбия, то отваги, то обстоятельства мешают… Помыслам не мешают никакие обстоятельства, кроме грызущей совести. Совесть при этом чрезвычайно памятлива и держит срамные помыслы по многу лет.

И вот приходит Страшный Суд. Но очень может быть, Он разжалует канонизированных и повсеместно почитаемых святых, разоблачив их помыслы. Особенно – девственниц. Помню ужасы одной такой, прочитавшей Веничку Ерофеева. Какие бездны разврата рисовало ее больное воображение!

Геенна огненная – всего лишь совесть. Лютая! Как верно подметил Александр Сергеевич.

* * *
Я цитирую строку Мандельштама с ошибкой и настаиваю на своей ошибке:

«Власть отвратительна, как пальцы брадобрея», не руки, и именно пальцы. Почему Осип Эмильевич написал «руки»? Не пришли «пальцы» в голову? Слишком сильный, физиологический образ, вызывающий реальную тошноту?

* * *
Интересная мысль однажды прозвучала. Кто-то из писателей вступил в Союз, и при первой же встрече с одним из коллег в ЦДЛ услышал вопрос: «Против кого будем дружить?». Люди легко объединяются против. В 90-м году в электричке поддавшие мужики, рабочие с ВДНХ, прицепились ко мне: «Ты только скажи, мы поддержим!». Коммунисты тогда всех так достали, что против них с одинаковым энтузиазмом сплачивались казаки-антисемиты с иудеями в ермолках.

Почему-то свобода выплеснула на улицы толпы ряженых. Особенно выделялись казаки и хасиды.

* * *
Величайшее из рукотворных чудес – письменность. И печать. Неслучайно Пушкин ставил печатный станок рядом с артиллерией. Как на самом деле странно: мы глядим в значки, олицетворяющие фонему, обобщенный звук, а сквозь эти значки видим вполне осязаемый предмет и всегда яснее, конкретнее, чем сквозь звуки. Когда слышишь слово «стол», не обязательно, что ты увидишь именно тот, который имеется в виду. Когда читаешь, непременно перед «мысленным взором» встает конкретный стол из твоего кабинета или столовой. Но очень может быть, это мое индивидуальное качество, и далеко не все способны увидеть за прочитанным словом определенный, конкретный предмет. За стихами Цветаевой читатели видят не те столы, что стали причиной элоквенции, а те, что лицезрели сами.

* * *
Чудеса XX века в Крыму – два музея: Волошина и Грина. Сталинская зечка, реабилитированная только в 1991 году (разумеется, посмертно), проломила сквозь бетонную советскую бюрократию музей своего мужа, книги которого десять лет были запрещены. Мария Степановна, слава Богу, не сидела, но проклятие на имени Максимилиана держалось со дня его кончины. Жалкий однотомничек в «Малой серии» к 100-летию, не поступивший в открытую продажу. А музей существовал и даже после смерти Марии Степановны. Вообще музеи в нашем отечестве – из разряда чудес. Им – самая последняя строчечка в оскудевшем на все прочие, главным образом военные, траты бюджете. Купченко, сменивший вдову поэта, – из породы ненавистных мне советских романтиков-полуинтеллигентов с гитарой у костра. Однако ж дело делал и очень серьезное.

Самый курьезный из музеев в нашей стране – музей погранвойск. Туда не пропускают с улицы. Только организованные экскурсии. Но никто, кроме ветеранов КГБ, не знает, как их организовывать. Хорош музей – закрытый для посетителей.

* * *
«Дерзновенный праздник изощренного разума». Так некий Александр Потемкин рекламирует свои сочинения.

* * *
Алёна, прочитав мои ламентации, заметила: «Опять с советской властью борешься». Меня достает не власть, а ее безоглядная безнравственность, легкость на убийства и воровство, потакание самым диким пристрастиям толпы – национализму, агрессивному невежеству. И полное небрежение личностью. Тут она недалеко ушла и от советов, и от Николая Палкина. И берет злая досада, что движение в разумную сторону было прервано, заморочено, а теперь и вовсе оклеветано.

Моей частной жизни эти общеполитические штучки не касаются, и слава Богу. Но как относительно честного человека не может не возмущать наглое попрание правосудия, уничтожение телевидения как источника объективной информации и сколько-нибудь серьезного анализа (а ведь было, было!) событий, явное оттеснение либеральных идей в маргинальную пропасть, удушающая реакция. К тому же я уходящая натура, я уже все видел: от Сталина до Медведева со всеми нюансами и бесправия, и свободы. Как-то у нас никак не наступает весна. Только солнышко пригреет, только расслабишься ему навстречу – раз, и заморозки. Пока еще нет таких суровых зим, как в начале моей жизни, но все равно неуютно. И противно. Самоощущение, как 19 августа 1991 года. Тогда, услышав заявления ГКЧП, почувствовал себя оскорбленным. Чувство это было сильным и настолько, что проникло в физиологию, умерли три передних зуба в нижней челюсти. Сейчас это омерзение и оскорбленность растянуты во времени и не так сильны, но покоя все равно нет.

* * *
Наверно, это иллюзия, мы не любим хранить в памяти печали, но мне кажется, что нынешним летом скорбь моя по Барону гораздо глубже и сильнее, чем в прошлые годы. Мы жалеем умерших, а жалеть надо оставшихся, невидимыми волосками приросших к тому, кто вышел из больного, мучительного тела. У зверей нет языка, нет сознания, но присутствие души, а следственно, и бессмертия, несомненно. Иначе откуда у них разные характеры, разные степени агрессии и добродушия?

У зверей, как и у людей, душа появляется вместе с наречением имени.

Трехцветная кошка Марыся, специально выбранная, чтобы и окрасом, и полом, и размерами отличаться от покойного Бурбона, постоянно дает поводы, как этого ни избегаешь, для сравнения. У того на морде было написано, какой он мудрец. Алёна утверждает, что мудрость – прерогатива возраста, мы его помним в последние годы, а в юности он, де, был так же глуповат и так же бесчинствовал. Жертвами его были пепельницы, будильники и масленки. Да нет, у него и в юности были загадочные глаза в позе сфинкса и умудренные в позе совы. У этой же красотки, кроме удивления и любопытства, ничего не написано. В человеческом воплощении она бы стала валютной проституткой. Зато, с рождения приученная к звериному корму, она не попрошайничает и не хватает лапой вилку с котлетой на пути к хозяйскому рту. И вот еще странность: не может опростаться на воле, в травку. Непременно надо вернуться домой к лоточку с песком. Иногда только ради этого и приходит, справит свои дела – и поминай, как звали. Школа!

Хулиганка! Разлеглась на клавиатуре и стерла последнюю фразу. Пришлось восстанавливать.

* * *
За такой смертью надо в очереди стоять.

Нет-нет, если смерти, то мгновенной. И хорошо бы – во сне.

* * *
В раннем Пастернаке до восторга изумляет точность невнятной речи. Невнятицу диктует темперамент, энергия чувства, не желающего уложиться в размеренный темп. Темп, с одной стороны, «общелягушечьей икры», но с другой-то – «неслыханной простоты»! Простоты будущих стихов из романа.

Облик поэта, удивительно точно совпадающий с его стихами и звучанием фамилии – настолько, что в тот единственный раз, когда я его встретил широким размашистым шагом спускающимся к переделкинскому пруду, едва ли тогда знавший его стихи (нет, антология уже была и был тот же непонятный «Февраль», а мне, кстати, четырнадцать лет), сразу узнал – Пастернак! – отменил буквальное значение слова, пожертвованное языком его фамилии. Даже если речь идет о растении, все равно произрастает образ поэта. Ну, разве что узкий специалист-ботаник увидит за ним соответствующую травку.

* * *
Все-таки я довольно много видел. В детстве, как все, славил Сталина, начало Оттепели совпало с пробуждением личности, и в своем мировоззрении мы опередили учителей и старших братьев, научился думать и вроде бы до сих пор, несмотря на обстоятельства, не разучился. Я видел взлет и падение Хрущева, бодягу от Брежнева до Черненко: трудноуловимые, но необратимые изменения атмосферы, когда позавчерашний день перетекал в послезавтрашний почти незаметно, счастливые первые годы гласности, когда удавались все самые немыслимые издательские затеи; прекрасные 90-е, хотя экономически я был «ограблен» (и правильно, надо отвечать за безалаберный застой!) реформами Гайдара; наконец, удушающая и оскорбительная после свободы нынешняя реакция. Двадцать первый век Россия начала откатом в крепостнический XIX, к порядку Николая Первого. Но такого простодушного цинизма я в нашей истории не помню. Все авторитарные режимы прикрывались демагогическими постулатами. Жандармы в таковых не нуждаются. Даже при Сталине карательные органы не были властью, они ее обслуживали. Но, дорвавшись до власти, они по уши погрязли в коррупции. Для отечественной истории это новость. Лорис-Меликов носился с утопической идеей: подчинить полицию исполнительную (по-нашему – милицию) тайной, чтобы во главе каждого участка стоял жандарм. Того он не учитывал, что жандармерия не соприкасалась с повседневной экономической действительностью. Это была невзяткоёмкая работа. А что возьмешь с голодранца-революционера, студента из разночинцев? Тайную полицию обволокло льготами и окладами само государство от Николая Первого до Черненко и даже Горбачева.

* * *
Дожди, дожди. Небо ровного светло-серого цвета без единой голубенькой дырочки. Зелень блестит влагой. Воздух теплый, но сырой. Кошка высунулась было погулять – не понравилось, греется на не остывшей со вчерашнего печке, уютно свернувшись калачиком.

Около дома со вчерашнего вечера бродит больной, наверное, дятел. Марыся безуспешно охотилась за ним: сил вскочить на березу и пропрыгать вверх у него хватило. Она пооблизывалась вокруг и отстала. Опасность не миновала. Выходил курить: скачет бедолага. Хорошо, что кошка пока дома. Может, успеет исчезнуть с глаз.

Грибов до сих пор, несмотря на дожди, нет. Овес давно выпустил колосья, но ни одного белого никто еще не встречал. Вероятно, слишком холодны для них ночи. Впрочем, лисички тоже пища, они еще не надоели, несмотря на свой специфический вкус. И еще. Земляника несладкая. Странная взаимосвязь солнца и содержания сахара в ягодах.

* * *
Вчера вдруг вспомнилось: «Избавь нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь». И в который раз подивился феномену: Грибоедов, в литературе, в общем-то, дилетант, оставил всего одну комедию, а пословиц в ней больше, чем во всем творчестве гениальнейшего профессионала Пушкина, который, кстати, и предсказал долгую жизнь фразам из разруганной комедии. Даже от унылого резонера Чацкого осталось: «Служить бы рад, прислуживаться тошно», «А судьи кто?», «Мильон терзаний», «Карету мне, карету!». Все критики и «веды» ополчились на Фамусова («Фамусовская Москва»), но никто не задался вопросом: почему наибольшее число пословиц сорвалось именно с его языка? Суть фамусовских реплик – афоризмы житейской мудрости, пусть даже и не совпадающие с понятиями чести.

Во времена глухой реакции человек чести всегда выглядит Чацким.

* * *
Воздух тяжелый и вязкий, дальше ста метров ничего не видно, отсюда, как писал Кюхля, «туман в голове писателя». Пишущие – народ метеозависимый, но как раз в такую скверную погоду свойственно сосредотачиваться, не отвлекаясь на бьющее по стеклам солнце.

Талант – гипертрофированная способность, иногда даже комплекс способностей. Если талант не подчиняется нравственному закону, он несет неисчислимые беды, и чем крупнее, тем горше беды и дольше (на многие поколения) его воздействие на человечество: Магомет, Ленин, повлекший за собой Сталина, Наполеон, Гитлер. Впрочем, Гитлер и Сталин даже талантами не выделялись, это были люди толпы, сосредоточившие в себе энергию посредственности. Но почему люди талантливые оказывались у них на побегушках? Все-таки демократия, в отличие от авторитаризма и тем более – тирании считается с нравственным законом. Пытается его из прагматических соображений переступить, но всегда с оглядкой и чаще всего оглядка побеждает поступок.

* * *
Вроде бы нетрудная и веселая работа – писать для энциклопедии краткие писательские биографии. Но почему я ее исполняю через силу?

* * *
Все-таки интересно, как будут сохраняться тексты в течение XXI века и далее? Еще тридцать лет назад гуманитарному человеку и вообразить было невозможно такую штуку, как ноутбук, а флешкам в нашем обиходе вообще считаные годы. Кстати, мой шестилетний компьютер слово «флешка» отметил красной волнистой чертой – незнакомое! Вот уже и флешки есть, а где счастье?

* * *
Проснулся без одной минуты шесть под шепот мелкого дождичка. Галки орут. Небо беспросветно серое, только если вглядываться, увидишь неоднородное распределение облаков. В отсутствие солнца зелень плотнее и полностью лишена желтых оттенков. Но у нее и своих хватает. Траву, сравнивая с изумрудом, явно недооценивают. Как бы камень ни светился, ни играл вспышками кристаллов, травяная зелень богаче.

Чуть не породил неологизм: трававая.


* * *
Для пишущего тщеславца довольно неприятное чтение – литературные энциклопедии. Это кладбище подобных ему неудачников – всю жизнь трудились, писали, а в потомстве только полусумасшедшие узкие специалисты, архивные крысы извлекают из всего пожизненного труда две-три строчки для общего сведения. Разглядываю том словаря «Русские писатели 1800–1917». Одних Опочининых трое. Краем уха слышал эту фамилию, но кого из трех – поди знай. «Посмотри и пройди мимо». Это Данте о толпе. Или, в устах политических кокеток, – народе.

Но если живы души Опочининых и наблюдают откуда-то сверху или с других планет свое, по счастью неполное, забвение, им должно быть скорбно.

* * *
Все меняется медленно, но неуклонно. Вчера таскался по лесу, исходил все заветные места. Грибной результат смешной: один белый, один подосиновик, одна шляпка подберезовика и с собственного участка моховик. Еще на полсковородки лисичек. И это после проливных воскресных дождей. Моя поваленная береза, на которой я всегда перекуриваю, изнутри прогнила совсем, и я сижу на ней, как в мягком кресле. При любой суши она влажная. Через пару-тройку лет ее следа не останется – все травкой зарастет. Как сказано на одном надгробии: «Слилась с природой».

* * *
Носители языка, недостойные его силы и красоты. Он – язык – живет в редких умах упрямых людей, не поддающихся его всероссийской порче. «Мы сохраним тебя, русская речь». А сейчас эта сентенция едва ли не острее, чем в войну. Сохранять надо не от иноязычных оккупантов, а от безграмотных соплеменников во главе с министром образования Фурсенко.

Меня удручают комплименты по поводу хорошего русского языка. Нет, на слух они приятны, но каково ж состояние русской письменной речи, если мои сочинения, избегающие ошибок, удостаиваются похвалы?

Конечно, я стараюсь, каждую фразу настраиваю на слух, а идеалом остается маленькая книжечка Г. Бёлля в библиотечке «Огонька» «Рассказы для радио». Но ведь все пишущие должны стараться! Какой смысл браться за перо, если не пытаться написать лучше Толстого и Достоевского? А если при этом достигнешь уровня Тургенева или Гончарова – тоже неплохо. Хоть единой строкой попасть в мощный поток текста мировой культуры, начатый на стометровой археологической глубине. Сохранять имя не обязательно, разве что в сопоставлении с отмеченными историей кровопийцами: Сократ, Аристофан, Эсхил, Аристотель – спартанский Леонид, Александр Македонский и пр. шпана; Вольтер, Руссо, Наполеон. И конечно, памятник Пушкину, даже рукотворный работы Опекушина выше Александрийского столпа.

В творчестве путь – почти всегда восхождение, от «Южных поэм» к «Евгению Онегину», от «Севастопольских рассказов» к «Войне и миру»; случай Василия Белова – из породы исключений. А в политике почему-то наоборот: начал гладью, а кончил гадью. И Александр Первый здесь отнюдь не исключение. Даже Хрущев и Ельцин к концу своих правлений обесцветились и привели себе на смену гораздо худшую публику, чем сами даже в периоды своего маразматического безволия.

* * *
И каждая победа Пиррова, и каждый пир – среди чумы.

* * *
«Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу». И. С. Тургенев, «Русский язык». Судя по тому, как народ знает свой язык и какой ничтожной, притом чрезвычайно замусоренной долей его пользуется, нельзя признать этот народец великим. Велики немногие личности, не утратившие его красоты в собственной речи.

А я до слез люблю русский язык. Его звучание в устах артистов, читающих по радио классические тексты. Далеко не лучшее произведение русской литературы «Господа Головлевы», но как читал по радио Олег Табаков. С каким гастрономическим упоением он перебирал во рту слова!

От всей тысячелетней истории нам досталась в наследство самая большая драгоценность – русский язык, достигший изумительной красоты и силы в XIX веке, от Пушкина до Чехова. Век XX с Буниным и Андреем Платоновым, Блоком и Вознесенским тоже не посрамил. Что-то даст век XXI? Или отнимет?

* * *
Это было время, когда органом всей мировой прогрессивной общественности была монгольская газета «Унэн».

* * *
Тугой, как скачущий мячик, Виктор Шкловский. Он и на трибуну вскакивал этаким мячиком. Хотя, когда звенел срывающимся от темперамента голосом, слышно было, что воздух из мячика спущен. Точнее, подменен сероводородом.

Впечатление от фильма «Шкловский и Якобсон».

* * *
Вчера весь вечер искал у Олеши в «Книге прощания» цитату о том, что когда он читает мнение о литературе Толстого и Пушкина, для него ничего нового нет: «я это все знаю и сам – тут я не в школе, а если и в школе, то среди учителей». Она упала на мои глаза, когда я уже лег спать и распахнул книгу наугад. Чувство это мне тоже близко: и я в этой школе среди учителей. Хотя мой путь в литературе долгий и бесславный.

Я поздно начал, зато сразу – зрелым, ученичество осталось в черновиках, в этих обрывочках «между звездами», которые если и увидят свет, то уже после моей смерти.

* * *
Гуманитарная сфера не знает прогресса. Движение истории идет по спирали, то есть вечно возвращающимися кругами. Все повторяется, потому что мы сами неизменны: «Во всех стихиях человек – тиран, предатель или узник». Это одинаково верно и для эллинской тирании, и для инквизиции, и для «прогрессивного» XX века, создавшего бомбу, угробившую два больших японских города. Бывают ли узники по природе своей властителями? Александр Второй, с детства задавленный волевым тираном-папашей, Николай Второй, выползший из-под папиного тяжелого сапога.

* * *
Блестит, отражая солнце, молодая листва, а над нею – чернеющие грозовые тучи: крыльцо смотрит на запад, и источника блеска не видно. Ярко-снежные края туч, чуть проблескивает между ними голубизна. Типичность и неповторимость форм облаков – как в идеальной литературе. Подобное было и десятки, и тысячи лет назад на исходе мая, но никогда именно сиюминутных очертаний.

Однажды я убедился, что если пишешь, как Бог на душу положил, соблюдая при этом правила стилистики письменной речи и не стремясь ни к какой оригинальности, именно оригинальность и получается, а попытки вытужить нечто особенное, приводят к банальности: само стремление банально.

Тем временем облака, отражавшие прямой свет, погасли, видимо, и на востоке солнышко заволокло, затрепетали листья, утратившие блеск и сияние.

* * *
До Леонида Андреева я добрался в 17 лет, и, в отличие от Льва Толстого, меня он напугал и как раз больше всего – «Рассказом о семи повешенных». А еще – об отце дьяконе, умирающем от рака. Но с возрастом увидел искусственность построений, натугу и именно желание напугать. И Леонид Андреев отодвинулся во второй ряд, за спину Чехова и Бунина, даже Куприна – «первого среди вторых». Русская литература и в XX веке, как бы скромно не величали то серебряным, то бронзовым, оставила имена и шедевры на зависть XIX. Блок и вокруг него – Белый, Ахматова, Пастернак, Цветаева, Мандельштам… Вне – Маяковский и Вознесенский. Бунин, вокруг него – Набоков и Юрий Казаков, а вне – Андрей Платонов и Белый-прозаик. Несомненно, еще поднимутся неведомые имена, шедевры, и моя градация рухнет. Вся юность оглушена безоглядной, почти фанатической любовью к Паустовскому – где был мой слух?!

Оказывается, если мозги не заизвестковываются в догмах, слух продолжает развиваться и в почтенные годы. Читаю Алёне вслух «Жизнь Арсеньева» и обнаруживаю какие-то замечательные фразы, отличные даже на этом безупречном фоне. Или вскрикиваю от «коридоров сна» у Юрия Олеши – до чего ж точная метафора! А ведь до дыр зачитал и как-то мимо пролетал взглядом. Он, кстати, у Монтеня отмечает сентенции, которые мне почему-то не запомнились.

* * *
– Из ваших писаний уши торчат!

И точно. Уши кошки Марыси торчат над моими письменами.

* * *
Утром Валентина Полухина говорила об имперском самосознании Бродского. Честно говоря, себя нередко ловил на том же грехе. Сибирь освоить не можем, а держимся за пустынные Курилы, разоренные за годы торжества победителей, как за величайшую драгоценность. А все равно Аляску, отданную за понюшку табаку американцам, жалко. А все наши беды из-за гордости, что владеем шестой (с 1991 – меньше!) частью суши, с которой так и не научились обращаться.

Гордость – чувство индюшачье, оно вообще не пристало человеку. Стыдно гордиться, особенно если тут же причина для стыда. Я уже где-то вспоминал свой шок в Псковском кремле – кучка кала в каждой бойнице. Почему я должен гордиться творцами соборов – не я же их строил! Я имею право гордиться исключительно тем, что сделал сам. Но поскольку ни одного дела своего не довел до совершенства, все равно стыд превозмогает.

* * *
Гораздо щедрее, чем талантами, Господь наградил меня ленью.

* * *
Остановись, мгновенье!

Так искусство на то и дано человеку, чтобы останавливать прекрасные мгновенья. Или превращать в прекрасные мгновенья скучные, а то и вовсе омерзительные, как встреча Чичикова с Ноздревым или разного рода конфузы у Достоевского. Прекрасные не для автора и героя, а для читателя, восторгающегося тем, как написано. Нет, и для автора эти моменты, когда пишется, прекрасней некуда.

Как Пушкин страдал, что провалилась из памяти вспыхнувшая на конной прогулке Сцена у фонтана. Для героя, кстати говоря, весьма унизительная.

* * *
Как мало человеку надо! Лиши на пару недель маленького блага цивилизации, а потом верни. Давно не принимал душ с таким наслаждением. Разве что в 30-градусную жару, которой грозятся к четвергу.

Забавно будет зимой читать про ожидание жары. Она (зима) грянет раньше, чем успеешь насытиться теплом. Что ж наши предки такой климат выбрали! Просить климатическое убежище в Италии. Путь Гоголя. Правда, он не выдержал итальянского рая, вернулся в простуженную Москву.

* * *
Самое горькое место в наших окрестностях – косогор над Волгой. Барон взбегал на него, пересекая по диагонали, и пропадал в лесу. Постоянно преследующий образ. Я эту картину вижу даже глубокой зимой в Москве. Как мы к этим братьям меньшим привязываемся! Если рассуждать здраво, пес был не очень умный, довольно дурно и неумело воспитанный. Но такого добродушного, доброжелательного, преданного мне существа я в жизни не видел.

А когда я уйду из мира сего, он меня встретит? Или души животных отделены от людских? Я так и вижу нашу встречу: Барон кидается мне на грудь – облизать, облаять, задыхаясь от радости, а откуда-то из-за угла ревниво наблюдает внимательный Бурбон. Он и там хозяин, он первым пришел и повлек за собой младшего друга.

Но я-то пойду к папе и маме, а они знать не знали ни Барона, ни Бурбона, разве что брат Олег рассказал.

Загробная жизнь, представление о ее реальности – от понимания, что мысль, рождающаяся ежеминутно, не может прекратить своей работы с остановкой сердца и застыванием мозга в черепной коробке. Что-то есть еще, помимо серого вещества. То, что мы и зовем душой.

Садясь утром за компьютер, я часто чувствую мысль, но долго не нахожу слов. Иногда вообще не нахожу никаких, а ощущение силы мысли остается. Что-то зреет в душе. К сожалению, чаще всего не созревает ничего, кроме какого-нибудь обрывка, который не к чему приспособить. Собственно, этими обрывками переполнены десятки папок с начала 60-х годов и эти мои записи в ноутбуке. Кто будет дышать бумажной пылью моих старых папок? А еще какие-то блокноты, фирменные записные книжки с роскошной бумагой, начатые и брошенные. Чем лучше бумага, тем сильнее цепенеющий страх. Тетрадь, даренная делегатам Бог весть какого писательского съезда, так и осталась пустой. Что-то накарябал на первой странице, потом выдрал ее и выбросил.

* * *
Все войны до XX века были войнами за клочок сена. Научно-техническая революция привела к войнам за бидон керосина.

* * *
Овсы вчера разом пожелтели. А еще три дня назад серебрились сединой. Пошли белые-колосники. Съездили в лес, но белых нашли всего 5 экземпляров, три из них сожрали черви. Я нашел четыре подберезовика, но на сковородку попал один. И прорва лисичек. Целые поляны сияли золотом. Немного не доехали до дальнего Клондайка – там бы собрали побольше.

Сегодня поедем во Ржев. Говорят, будто из бора в километре от города корзинами носят белые. Посмотрим.

Посмотрели. Ни одного грибочка. Мораль: надо ходить по своим проверенным местам.

* * *
Все потомки Мартынова (подавляющее большинство населения) мнят себя потомками Лермонтова. Но встреться им неопознанный Лермонтов, пристрелят, как собаку. А живой Лермонтов для Мартыновых всегда неопознанный. Как и в реальной истории. Характер у Михаила Юрьевича и впрямь был несносный, офицер он был храбрый, но «армия так и не сделала его человеком», каковым он представил подлинного героя нашего времени – по мнению государя императора, Максима Максимовича. Школьный наставник Лишин тоже недоумевал: нет, это не тот Лермонтов. Юнкер Лермонтов был дурного поведения и даже курил табак. В мире великих крайне мало людей, пригодных для повседневного общения. Прославленный деликатностью Чехов именно этой своей деликатностью и был наглухо закрыт для посторонних. В 20-е годы ходила анкета с вопросом: «С кем бы вы хотели провести вечер», и я в чьих-то мемуарах об этом прочитал, что все отвечали «С Пушкиным», а нашелся один смельчак и отважился написать «С Достоевским». Почитали бы воспоминания о последних годах Пушкина – он же был сверх меры раздражителен, гневлив, вечно искал ссоры… Достоевский же вокруг себя и мухи не обидел. От него только Сниткиной доставалось. Но она знала, на что шла.

* * *
Гостей, посещающих нас впервые, мы встречаем еще на асфальте под стелой с надписью «Колхоз “Сознательный”». Ни один, даже самый навороченный навигатор не довезет их до Устья, поскольку, приходится признать, что дороги тут нет – только направление. Путь к нам лежит через поля, которые каждый год перепахивают, и счастливые владельцы УАЗов и всевозможных джипов исправно прокладывают по пашне новые трассы, естественно, всякий раз по-другому. И хорошо, если пахота приходится на сухие деньки! Бывало, что перепахивали в полосу сплошных дождей. И на неукатанной дороге здесь и там торчали в ожидании подмоги машины, вокруг которых ходили в бессильной ярости уравненные бедой хозяева «ягуаров» и «жигулей». Но и без сельхозработ после дождя наша дорога – испытание нелегкое. Есть на ней общеизвестные опасности. Прежде всего – лужа. Конечно, луж на дороге множество, но это название самодостаточное. Так именуется только один водоем, по глубине и ширине превосходящий лужу миргородскую и знаменитый, в частности тем, что в нем однажды увяз эвакуатор, приехавший за сломанной машиной. Алёна до сих пор боится этой дороги смертельно, хотя засела всего один раз, в самый первый год, в силу неопытности, попытавшись объехать грязь по мокрому полю. Мечты о джипе поглотили в ее сознании все прочие, хотя сиживали на нашем проселке и джипы. Их водители самоуверенно двигались вперед, не разбирая дороги, а вот вытащить их потом было куда сложнее, чем легковушку. Недаром шутят, что джип, может, и проедет по плохой дороге больше, чем паркетник, но зато потом намного дальше придется тащиться за трактором.

* * *
Я все думаю: почему Бог так быстро и жестоко отнял талант у Василия Белова? Ну, заблуждение, хоть и дурное, национализм – вещь неудивительная для полуобразованного крестьянина. А Он нетерпим к корыстному использованию Своего дара. Да то-то и оно, что со сталинских послевоенных времен русский национализм исподволь поощрялся начальством, состоящим из людей убогих, лишенных большого ума. Так что квасной наш патриотизм – дело отнюдь не бескорыстное. Только появились Горбачев и Ельцин, оказалось, что яркая личность во власти не нуждается в костыле национальной гордости.

Паустовский за антисемитизм спустил с лестницы художника Николая Ромадина, исключил из своих книг восторженную статью о нем. Но Ромадин так и остался прекрасным художником, и в недалеком будущем его пейзажи на аукционах пойдут за миллионы. Рихард Вагнер был в своей публицистике предтечей германского фашизма, а композитор гениальный. Вот вам, пожалуйста, – гений и злодейство в одном флаконе.

Художнику и композитору можно, писателю – нельзя. Писатель работает со Словом. Слово было у Бога. Бог – интернационалист, нет эллина и нет иудея.

Тебе дураку дан в подарок – бесплатно, в силу твоего счастливого рождения на этом клочке планеты! – самый красивый и богатый язык. И как ты им распоряжаешься?

Кстати о русском слове. Надо вслушиваться в название трав. Неслучайно это зонтичное растение называется болиголовом. Вчера две тачки вывез с участка. И с трех до пяти ночи маялся дикой, на разрыв черепа головной болью.

* * *
Свирепый ветер управляет непогодой. Нос лучше не высовывать – замерзнешь. Вот и верь народным приметам: позавчера солнце зашло в тучу, но день был жаркий, а солнце к вечеру уходило в чистое небо, правда, довольно туманное. С утра сегодня льет дождь, зябко, пришлось даже печку затопить. Растет мастерство истопника – с одной спички зажег. Тут, конечно, и растопка – опавшие березовые ветки, связанные в пучок, – хороша. Когда распогодится, надо будет пойти за берестой, тоже вещь для этой цели замечательная. С востока в окна бьет солнце, а на западе – мрак. И что – весь день такой? Непогода предсказывалась с понедельника: прогноз опередил действительность на два дня. С метеослужбой такое бывает.

* * *
Мишель Монтень – ровесник Ивана Грозного. Он размышлял о добре и зле, о суетности, об искусстве беседы, а наш царь-батюшка жарил на костре неугодных бояр, натравлял на испуганный народ опричников, творил массу первобытных дикостей, хотя и ввел в Московии печатное дело, о котором Пушкин рассудил, что оно помощнее артиллерии. Да, еще художественно бранился с Андреем Курбским. На всю Россию тексты были доступны лишь им двоим, тогда как Монтеня читала вся Франция – где-то около тысячи образованных людей. Да, тогда же были Ронсар, дю Белле, целое сообщество поэтов – «Плеяды». Наша литература только к девятнадцатому веку доберется до монтеневских вершин. Ну да, те самые триста лет, которые Орда удерживала Россию от интеллектуального развития. Догоняли – скачками, чтоб за одно недолгое царствие сравняться с убежавшей далеко Европой: Иван Третий, Петр Первый, Александр Второй. Быка-похитителя среди них не нашлось. Иван Третий с итальянцами и греками из Византии завез в Москву Возрождение, оставшееся частным случаем в отдельных памятниках архитектуры и иконописи. В литературе, балете, ядерной физике и ракетостроении мы Европу даже обогнали. Но общая культура населения отстает и ныне на те же триста лет. Наши города – помойки, наши трассы – дороги смерти, правители за редким исключением сами рабы из рабов.

* * *
Чтобы войти в русскую литературу, надо долго приводить свое суконное рыло в благородный калашный вид. Ну, куда суешься, если в поэзии полтораста лет сияет снеговой вершиной – «Евгений Онегин», а в прозе – «Герой нашего времени»?! До сих пор ничего лучшего на русском языке не написано. А какие гиганты пришли вслед: Толстой, Достоевский, Некрасов, Чехов, Бунин, Блок, Белый, Ахматова, Мандельштам, Пастернак, Платонов… А еще Гончаров, Тургенев, Алексей Толстой… Но они тоже оглядывались на достигнутое и в минуту сомнений спрашивали себя: «Ну, куда я-то суюсь?».

* * *
Однажды в Доме журналиста после собрания ПЕН-Клуба минут пятнадцать за одним столом пил кофе с Ольгой Седаковой. Умные женщины действуют на меня парализующе. Ни слова не мог вымолвить. Пугающее обаяние ума.

* * *
В такую погоду хорошо умирать. Но не дай Бог – хоронить. Оставшимся не позавидуешь. Придут с кладбища испачканные, замерзшие. Выстроятся в очередь в клозет и помыть руки в ванной, мрачные, молчаливые. За столом будут вымучивать из опустевших голов эпитеты в честь покойника. Вместо того чтобы именно поминать, т. е. вспоминать, как ты при жизни был остроумен, весел, если к веселью предрасполагали обстоятельства или, наоборот, чтобы победить унижение. Потом стол распадается, и на дальнем его краю потихоньку берет свое и торжествует жизнь, даже анекдоты рассказывают, а во главе царствует мрачность, кровь бьет из открытой раны, и никакая водка не прижигает, не утихомиривает боль.

Небо беспросветно-серое, но есть пятна потемнее, есть посветлее. Из пятен, что потемнее, дождь бьет сильнее. Потом ослабевает – пятно иссякло, но не опросталось, или другое подошло, поскольку дождь не прекращается ни на минуту. Ветер слабый, и движения туч не видно.

* * *
Сила и слава Паустовского была в его незыблемой репутации человека порядочного. Таланта он был весьма скромного. Почему-то я вижу это сейчас, профессионально занимаясь им в журнале. Где был мой слух в юности? Как я из него сумел сотворить себе кумира? Тут, конечно, мамино влияние. Кажется, уже цитировал вычитанное у Юрия Олеши: «П. – писатель для интеллигентных пошляков». Жестоко сказано, но, в основном, верно. Только Юрий Карлович как бы не заметил, что после войны читать, кроме Паустовского, было нечего. Литература от сталинских ударов оправилась лишь к концу 50-х, когда слава, честно нажитая в минувшее десятилетие, укрепилась, особенно благодаря «Золотой Розе» и новым частям «Повести о жизни». Правда, и тогда, в ослепленной обожанием (пошлое слово, но иначе не скажешь) юности отмечал его беспомощность в диалогах, удручающую бездарность пьес и почти всех его повестей. Но в «Повести о жизни» диалоги, не в пример сочиненной прозе, – живые. Память и такт, чувство ответственности перед друзьями диктовали верную фразу.

Рассказ Миши Ардова о встрече Паустовского с Ахматовой. Тот так оробел, что и слова не мог выдавить. Я бы чувствовал себя перед ее царственностью так же.

* * *
В воспитании детей войны на первое место ставился вопрос: выдержишь ли ты пытки? Витя Малеев не случайно воспитывал в себе волю: готовился к подвигам. Первыми нашими героями были Зоя Космодемьянская и молодогвардейцы. То есть, ты – и враги отечества. Для нас немцы, для поколения Олега – белогвардейцы. Но никто и подумать не мог, что пыточных дел мастера – не в далеком и побежденном гестапо, а в самом центре Москвы и всех областных и республиканских столиц. Я-то смутно догадывался: меня мучили юные садисты во дворе дома, населенного чекистами. Но садистов я находил не только в том дворе. Слабый мальчик – соблазн для любого, особенно такого же слабака, но чуть сильнее. Физическая боль и духовно унизительна и болезненна. Вызывает комплексы мщения, и тогда личность погибла. Это будущий деспот. Гораздо вернее путь Моисея – исход. Я нашел его случайно, не зная, что это не только спасение, а будущее превосходство – чтение.

До 14 лет мое чтение было никем не управляемо, я читал все подряд, что попадалось под руку. А под руку попадались, в основном, биографии революционеров, погибших от рук «наймитов» – то Каменева с Зиновьевым, то Бухарина. Этот был, пожалуй, чемпионом по истреблению товарищей по партии и великого пролетарского писателя. Но тут и первая странность, поселившая сомнение: они боялись сразу убить Горького и, чтобы расстроить старика, сначала убили его сына. А убивали особенно изощренным способом: зная, что дым вреден его больным легким, разрешали разводить костры на даче. «Воениздат» выпускал тогда «Библиотеку военных приключений» – книжки с рисованным переплетом, рисунок пересекал площадь переплета по диагонали. Чушь там содержалась несусветная, но очень соответствующая конъюнктуре: шпион по взглядам был космополит, а девушка-героиня гордилась тем, что лампочку изобрел не Эдисон, а Яблочков. Фамилии авторов чаще всего были именные. Уже потом, вспоминая, догадался: это все были оперативники МГБ, а фантазии на шпионские темы – реальные обвинения, по которым нескончаемым потоком заподозренные шли в лагеря. Детективы эти были так нелепы, что я еще в десятилетнем возрасте им не доверял. Единственный момент оставался для меня долгие годы непроясненным: основой шантажа при вербовке служило пребывание честного советского человека «в лагере перемещенных лиц». Так зашифровывался плен или угон в Германию, но шифровка для непосвященных не раскрывалась. Я не понимал, в чем тут позор. Только в юности узнал, что пункт в анкете «Были ли вы на временно оккупированной врагом территории» при положительном ответе мог катастрофически сказаться на карьере даже для 14-летних подростков, особенно если тебя разоблачат в сокрытии сего факта. Ушлый директор школы, которую окончил М. С. Горбачев, распустил десятый класс, переведя его на вечернее обучение, чтобы трудовым стажем перекрыть позорное пятно в анкете выпускников.

И все же пропаганда довольно удачно лепила из меня образ легковерного советского придурка. Я даже верил, что великий Сталин заботится обо мне, порывался письма писать не то с благодарностью, не то с жалобой на обидчиков. Слава Богу, лень-матушка спасла от глупости.

В последние годы его жизни во время салютов 7 ноября в небе, в перекрестке прожекторов сиял портрет. Дети и простодушные взрослые с умилением смотрели на это чудо, может, какой-нибудь идиот искренне верил, что это сам живой Иосиф Виссарионович приветствует его с праздничных небес.

Основным источником политического воспитания было, конечно, радио. Выключалось в двух случаях: когда пел хор Пятницкого и читали роман Павленко «Счастье». Чаще всего – про встречу председателя колхоза Воропаева с товарищем Сталиным. Удивляло в этом, что такое выдающееся событие описано так скучно, каким-то деревянным языком, но с придыханием. Все-таки основы хорошего вкуса заложены были еще в детстве, даже в более ранние годы, когда тошнило от фальши детских стихов советских поэтов.

* * *
В тени трава просто мокрая, на солнечных пятнах вспыхивает каплями росы. Одни мерцают игриво, испуская красные, голубые, оранжевые и пронзительно-белые лучи, другие дают ровный отсвет постоянного цвета. День будет жаркий, но пока все дышит утренней влагой.

Жары особой не случилось. Просто тепло. Прошелся по лесу – проверить, как на грибах сказалась позавчерашняя гроза. Никак. Сковородка лисичек, четыре оленьих плютея и два подберезовика.

Спугнул семейку куропаток: из-под ноги взлетели отец и мать, цыплята разбежались, и мать кружила над ними, крича проклятья вослед мне.

* * *
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее – иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.



То грядущее стало глубокой историей России. Посмотрим теперь на «бездействующее поколение». Ему принадлежат: Виссарион Белинский, Александр Герцен, Николай Огарев, Иван Гончаров. Чуть помоложе – Иван Тургенев, Федор Достоевский, Николай Некрасов, Афанасий Фет, Яков Полонский. Бесплодны – для литературы – поколения, рожденные с 1828 (Лев Толстой) до 1860 (Чехов). Но они отметятся – и еще как! – в музыке.

Впрочем, в 1838 году, когда писалась «Дума», только Гоголь, Владимир Одоевский и поэты пушкинской плеяды составляли литературную действительность и для Лермонтова были «стариками». Но как раз с лермонтовским поколением курьез и случился. Михаила Юрьевича уже в живых не было, а Герцен и Гончаров, что на два года старше его, еще не начинались. В ту пору поколение определялось не возрастом, а временем вхождения в литературу, поэтому те же Герцен и Гончаров принадлежат поколению, которое моложе их на добрый десяток лет – Некрасову, Достоевскому, даже Льву Толстому, прошедшему путь «промотавшихся отцов» до глубокой старости и перевалившему бремя познанья и сомненья на плечи читателей всех последующих поколений. Хотя Лермонтова квалифицируют в первую очередь как поэта, в стихотворстве его многие превзошли, особенно в плодотворные годы так называемого серебряного века, хотя и бывает у русского читателя в юности период, когда он ставит Михаила Юрьевича чуть ли не выше Пушкина. Но превзойти по ясности изложения, глубине и широте мысли, красоте русской аристократической речи «Героя нашего времени» не удастся никому.

* * *
Вот интересно: великий писатель Достоевский не захотел довольно скудного умом Митю Карамазова сузить, а он же – средней руки публицист запросто сузил самого Пушкина, приспособив Онегина и Алеко к своему морализаторству: смирись, гордый человек! Как вообще можно смешивать два этих персонажа – романтического Алеко и лишенного всякой романтики, слишком даже трезвого ума Онегина!

Когда я готовил пушкинский номер «Мира Паустовского» и включил туда речи о Пушкине Достоевского, Тургенева и Блока, оказалось, что лишь один Блок сумел проникнуть в глубину пушкинских смыслов. Адекватно гениальный читатель.

* * *
1 июля. Уже неделя, как солнце вступило в борьбу за сокращенный рабочий день. 21 декабря оно одержит победу, истощив силу своих лучей, и 23-го земля потихоньку начнет отвоевывать минуты у тьмы. В конце марта солнце очнется от спячки и побежит к светлым, а на севере так уж к белым ночам. Летом угнетает мысль, что оно вот-вот кончится. Уже отпели соловьи. Вместо ландышей, обманывая глаз, цветет пародия на них – грушанка, того же роста, но с жирными лепестками без запаха, с маленькими круглыми листьями.

В самой природе есть какой-то севооборот. Луг под Новой несколько лет назад лежал в сиреневатой дымке от изобилия колокольчиков. Потом их смело, росли ромашки по преимуществу. А сейчас по всему лугу лиловые головки короставника.

* * *
В 1953 году, когда я отбывал счастливое детство в пионерском лагере, неподалеку располагался лагерь настоящий. И я помню мистический ужас от слова «заключенный». Детей пугали ими, чтобы не убегали в лес. Вожатые плохо представляли себе, как устроена охрана – мышь не проскочит. Я убедился в этом, пересекая границу СССР в 1974 году, когда ездил в Венгрию. И ряды колючей проволоки под током, и контрольно-разделительная полоса – чтобы каждый советский человек знал: он живет в зоне, в самом тщательно охраняемом бараке. Барак «Венгрия» охранялся на австрийской границе столь же тщательно, но внутри было множество поблажек, больше, чем в соседних Румынии и Чехословакии. Булгакова я там купить не сумел, купил Сельвинского в «Библиотеке поэта» под конвоем полковницы КГБ Зои Кедриной и «Черную курицу» с великолепными иллюстрациями Виктора Пивоварова. Книжку пришлось подарить дочке Люды Потаповской, а когда я вернулся в Москву, достать ее стало вообще невозможно: Пивоваров, женившись, уехал в родную вроде бы Чехословакию. Но все равно «изменил социалистической родине», и на его книжки наступил запрет. Пока писал, вспомнил, что запрет настал позже: я еще для маленькой Виты году в 1979 купил пивоваровскую книжку «Большое и маленькое».

* * *
Для нашего поколения Аксенов сыграл провокативную роль. После «Звездного билета» поднялся критический вой на тему «Нам не нужны Гамлеты!». Нас эта повесть раздражала поверхностностью и неким небрежением «старшего брата». Он ведь действительно ровесник Олега и, как и Олег, смотрел на младших сверху вниз (кстати, и фильм – слабое отражение повести – назывался «Мой младший брат»). Но результат скандала – страх властей перед подрастающими скептиками, судорожная хватка за горло птенцов, которым вздумается пискнуть. Как я ни старался полтора десятка лет издать хоть одного ровесника, до самой гласности не дали. Сам еле протиснулся, оставив клочья фраз на кольях цензуры, лишь к 1985 году. Был какой-то тихий, негласный запрет на городскую прозу. Так что Василий, в отличие от деревенских сверстников, остался один на поверхности литературного моря 70-х. Скандал с «Метрополем» в 1979 году тоже немало способствовал делу удушения. Тут, пожалуй, прав был Давид Самойлов, который видел в этой затее игру на заведомое поражение.

Эмиграция для Аксенова – колоссальный стратегический проигрыш. Его сила была в незаурядной социальной чуткости, которую он утратил, покинув пределы отечества. Она не восстановилась после возвращения: нить разговора оборвалась. Неба над ним не было. Был потолок. Правда, довольно высокий, и дышать, читая его прозу, можно.

А над кем, кроме Юрия Казакова в последних рассказах, простиралось небо?

* * *
Под вечер пронесся бешеный ураган с градом. Градины величиной с наперсток.

В восемь вечера вышли в лес, под елочками рядом с дорогой нашли два роскошных белых, моховик и довольно большую, на маленькую сковородку, груду лисичек. Ураганом повалило высохшую сосну, она упала на березу, вырвала ее с корнем, та повалила еще одну и тоже с корнем. Потом они зарастут травой, и возникнет впечатление, будто с войны остались окопы с бруствером.

Солнце спряталось за синей тучей и исподтишка высылало на восток свет лучей, окрашивая белые облачка розовым, а тучи лиловым цветом. Овсы на солнце сияли как начищенная мелом латунь, а в тени смотрелись старинной бронзой с прозеленью по краям. И Бог казался уроженцем не чахлой Синайской пустыни, а этих скромных мест, где вдруг ярко-красным и желтым зажглась ветвь еще зеленой рябины, где запоздало расцвели два лесных колокольчика, а вид на Волгу внезапно раскрылся сквозь березовую рощицу с темными елочками.

Два дома на горе погрузились во тьму: на провода их фазы упала береза, так что сегодня на пару часов перекроют электричество, которое и так еле дышит. Лампа на полтораста свечей дает тусклый желтый свет, освещая больше самое себя, свою вольфрамовую нить. Соответственно, и с водой проблемы.

* * *
Любимый упрек в адрес мыслителя, часто прибегающего к цитатам – де, это все вторично. В нашем гуманитарном деле вторично все. Человек по природе своей неизменен, на этом и основано бессмертие литературы: с античных времен мы узнаем себя в героях Еврипида и Софокла. Меняется только антураж. Во всех поколениях человечества первая юношеская любовь, как правило, безответна, т. к. юноши неуклюжи и не управляются с собственным эгоцентризмом, а девушки в органическом развитии их опережают и стремятся к зрелым мужам.

Во все времена люди с позднего отрочества стоят перед загадкой смерти и пробуют познание на себе: на этот возраст и приходится наибольшее число самоубийств. Мудрые старики, твердо усвоившие пошлости своего времени, всегда выглядят солиднее порывистых умников.

Все страсти и движения ума вглубь отражены и в народных эпосах, и сказках, и балладах – во всей доавторской устной литературе, у всех народов от культурнейших французов до полудиких якутов. (Впрочем, французы в эпоху Карла Великого мало отличались от тех же якутов. Сумел бы Роланд попасть белке в глаз?). Но мы с каждым новым произведением открываем ускользающую подробность, относящую моментальную истину к данной исторической минуте. Медея, измельчавшая в повседневном быту, деградирует и становится Раневской из «Вишневого сада». Так ли уж далеки шекспировские негодяи Яго и Полоний от Лисицы, вымазавшей голову тестом? А король Лир – от простодушного Волка из той же сказки? Заодно замечу, какая тонкая игра в словечках Лисицы: «Мерзни-мерзни, волчий хвост!» и «Ловись, рыбка, большая и маленькая!».

* * *
Наконец, увидел настоящую лунную ночь. В половине второго замучили судороги и кашель. Встал. Вышел на крыльцо покурить. Лужайка вся залита голубоватым светом сквозь густой туман, тоже голубой. Ближние березы видны до листочка, а уже та, что метрах в двадцати – только абрис. И отдаленные кусты в конце участка – тоже лишь темные силуэты. Забора и соседнего участка вообще не видно. На юге туман пробивает одна звезда. Сама луна запуталась в кронах берез на востоке, но светит ярко, как в старинных романсах.

И вообще чувствуешь себя героем романса, молодым русским барином, соблазняющим кокетливую соседку. Особенно в суконном халате «под старину».

* * *
Идеологи коммунизма посеяли иллюзию, которая опустошила всякие перспективы после своего крушения: будто бы история имеет поступательное движение. Куда?! Куда движутся народы, раздираемые религиями и жадностью властей?

Тысячу лет назад в Персии жил и писал Омар Хайям. Родись он в наше время, безумные стражи исламской революции по приказу столь же безумного аятоллы повесили б его на первом суку. А еще тысячу лет назад там царила античная культура.

Китай знавал и лучшие времена и оставил в мировой культуре отнюдь не дадзыбао.

Заблудившиеся движутся по кругу. Да ведь все человечество именно по кругу и движется: сбивается в империи, которые потом сгнивают и рушатся, а где-то поблизости возникают новые, но с тою же судьбой.

Если бы я по призванию был историком, занимался бы Византией пятнадцатого века. Почему рухнуло это великое государство, какая ржа и лжа его проела? Из погибших империй – самая нам близкая. Мы даже орла от нее унаследовали.

* * *
Покой человечеству дороже всего. Но избыток покоя – застой – накапливает раздражение, и тут люди непредсказуемы. Они способны настолько потерять голову, что сами лезут под пули и снаряды в войнах и революциях – тех же войнах, только обращенных внутрь собственного дома.

Совершенные дикости воспринимаются как должное, как абсолютная истина. Пример – на тарелке с лозунгом: «Общественное питание – путь к социализму». А ведь строились фабрики-кухни, даже проекты жилых домов предусматривали общественные столовые. Страну поднимали на борьбу с «частнособственническим инстинктом». Как можно поднимать живой организм на борьбу с природным, врожденным качеством этого организма? Разумеется, кончилось извращением. Коммунисты у власти после сталинского «передела собственности» в форме льгот, отличались особой жадностью – жадностью нищих, дорвавшихся до благ. Блага в бедной стране, по сути, были тоже нищенскими. Сталин, вздумав ликвидировать кулачество как класс, ликвидировал крестьянство вообще. При нем оно кое-как держалось на восстановленном крепостном праве, да и то в громадной своей части разбежалось по стройкам социализма, а уж при Никите и после него, когда крестьяне получили паспорта – только их там и видели.

* * *
Кошку не обманешь. Уходя, заманил ее к кувшину с водой. Она прилежно пила, пока запирал дом. Только вышел за калитку:

– Мяу!

Пришлось возвращаться, закрывать ее окно, заманивать едой.

В конце клина, с которого вхожу в лес – россыпь лисичек. В ближнем Клондайке нашел два великолепных подосиновика. Пошел по грибным местам – пусто. Всего один и тот пришлось вычищать от проходов червя. Правда, наелся земляники и только что созревшей черники. Надо было б от Клондайка и возвращаться, если б целью был промысел.

* * *
Мысль изреченная есть ложь. Тютчев, конечно, прав. Что бы мы ни произнесли вслух или на бумаге, под озвученной или записанной фразой остались невоплощенными сотни оттенков того состояния, которое продиктовало фразу. Слову доступно далеко не все, доступное глазу и слуху.

Но слово включает воображение читателя. Как подробно ни описывай, допустим, березу перед окном, читатель увидит другую – ту, что запечатлела его память. Пятна черни на ней рисуют фантастические картины. Та, что растет у соседей через забор, в иных ракурсах показывает мне морду кабана, но это не имеет никакого отношения ни к ее росту, ни к пышности ветвей, и даже если читатель и представит себе эту морду, в целом он увидит совсем другое дерево. Да и морда хряка перед его взором предстанет совсем другая. Так что роль слова не описание, а открытие ассоциативного ряда. Природа не терпит повторений. Только на поверхностный взгляд два яйца одинаковы. Присмотритесь, еще и еще разок, и вы увидите, что одно чуть-чуть, но другого оттенка, и овал не совпадет в контурах.

На одном дереве профиль не то Римского папы в тиаре, не то вождя индейского племени, каких-нибудь дакотов или ирокезов; с другого на меня вылупил любопытные глаза маленький лемур. Еще есть орел двуглавый, профиль утиной головы, сова, Наполеон в треуголке… Эти рисунки, несмотря на рост самих берез, не меняются, я их заметил несколько лет назад. А уж в какие сказочные фигуры складываются куртины на заливных лугах и посреди полей – любо-дорого смотреть. Правда, они непостоянны, через несколько лет вдруг привычные силуэты заменяются аморфной массой, уже ни на что не похожей.

Почему-то далеко не всегда удаются попытки показать эти причуды природы другим – не видят!

* * *
До чего же России вредны военные победы! «Дней Александровых прекрасное начало» обернулось аракчеевщиной сразу после падения Парижа. Сталин скрутил вольный дух победы уже через год после взятия Берлина. Зато проигранная Крымская война освободила крестьян. 1991 год – следствие нашего поражения в Афганистане. Впрочем, военные поражения полезны всем: они смиряют агрессивный шовинизм, заставляют задумываться самых убогих духом. Германия и Япония победили Советский Союз в мире. В опровержение собственной мысли: вторую чеченскую никак не назовешь победой. Даже нефтяное богатство не дало нам никаких преимуществ – наоборот, мы еще глубже погружаемся в болото.

Железному занавесу свойственно ржаветь под воздействием кислорода. Судорожные попытки нашего сказочно разбогатевшего начальства возвести его вновь бесперспективны: денежки свои они хранят на проклинаемом со всех амвонов Западе. Проклятия – кость гордому и нищему быдлу.

* * *
Затопил камин. Благодаря бересте – с одной спички и листиком газеты. Треск от горящих сосновых досок придает ощущение зимнего уюта. Воображение работает вопреки видимой действительности.

* * *
Блок умер, наслушавшись музыки революции. Его слух не переносил фальшивых нот, а других в той музыке и не было. Ильич только притворялся, что любит «Аппассионату», так полагалось в кругу революционеров с университетским образованием, на деле он ее не слышал. Ему по душе была только какофония революции. Бетховен при всем своем романтизме, когда понял, сколько в революциях невинной крови, отказал Наполеону в посвящении своей «Героической симфонии». Он был кабинетный романтик. Впрочем, все истинные романтики – кабинетные. Стоит романтике выйти из подъезда, дунуть в толпу, она ее сметет самым хулиганским образом. Сметет и растопчет.

Романтизм красив, как подросток с фаюмского портрета. Но его бессознательное зло в том, что жизнь в блестящих от возбуждения глазах романтика не стоит и копейки: ни чужая, ни даже своя. Ни одно течение человеческой мысли не имело за собой такого длинного кровавого хвоста самоубийств.

Но без романтизма нет поэзии. Только романтические чувства заставляют отрока отвлечься от забав и схватиться за перо. Тут одного тщеславия, пусть и с либидо в придачу, мало, нужен еще какой-то мотор.

* * *
А вот и бабье лето! Солнце, веселая роса блестит и подмигивает, а 15 сентября на календаре нагоняет печаль: всю эту природную роскошь я скоро покину. Самое обидное – грибной сезон опоздал на полтора месяца и начался лишь со второй недели сентября.

Благодать! Ходил три часа, нашел три красавца-подосиновика: так они втроем и стояли на краешке леса, потом обнаружился таинственным, как всегда, образом белый, а в клину от основного леса до Новой нашел еще пять – очень крупных, еле вместились в кастрюлю. А еще были маслята, оленьи плютеи, зонтики, подберезовики, хоть и пожилые, но без червей. Черви не выдержали июльского зноя и вымерли еще до появления грибов. Первый раз наблюдаю столь диковинное явление природы.

Осень, если с поля обозревать леса, еще оливковая, только один кустарник в районе Патриотической поляны пылает красным костром. А в деревне очень многие молодые березы пожелтели.

* * *
Был писатель, фамилия которого представляла собой классический оксюморон: Шолохов-Синявский. Других достоинств у него не было, потому прочно забыт. Его и при жизни-то знали по справочнику Союза писателей.

* * *
При всей хаотичности и бессистемности сталинских репрессий, уничтожены были лучшие и в крестьянстве, и в интеллигенции. Основной принцип истребительной политики содержится в древнегреческом мифе о Прокрусте – самой выдающейся посредственности среди богов и героев.

Каким чудом уцелели мои родители? Таким же, как Сигизмунд Кржижановский. Никто ведь не знал о его крамольных рукописях. Отец боялся оставить свои размышления на бумаге – это же вещдок! Его ранняя смерть – результат войны и еженощных страхов до нее и после. Слабый и избалованный в детстве, очень уж был склонен к истерии, упиравшейся в скальный мамин характер. Да и профессия – на тончайшем нерве. Мама его не понимала, не знала, как с ним обращаться. И до самой смерти терзала себя мучениями совести. Быть бы такой женой, какой стала вдовой! Мудрость обходится дорого.

Как они не берегли друг друга, как изводили себя сценами, конфликтами, не стоящими выеденного яйца!

* * *
За Пушкиным осталось 90 тысяч долгу. Царь оплатил с надеждой окупить посмертным изданием, а оно – не разошлось, казне полный убыток. И удивляться тут нечему, кроме того обстоятельства, что при поголовной грамотности населения потребность в Пушкине ощущается едва ли больше, чем одним процентом, как и в год его кончины. И это – Пушкин. Что ж говорить о каком-то Холмогорове? Дядя Коля в свое время вычитал у Шеллер-Михайлова персонаж – писатель Холмогоров. Кто сейчас помнит этого Шеллер-Михайлова, которым зачитывались в конце XIX века? Программа моего компьютера его знать не знает и подчеркивает красным.

Классический образец романа с трагическим концом – это дневник, какой бы скучный, или, наоборот, фонтанирующий остротами он ни был. Редко кто печатает свои дневники при жизни. Как бы ты ни был кокетлив, непременно ведь сболтнешь что-нибудь позорящее. Автор умирает, и читатель, видя дату, просчитывает, сколько осталось: автору жить, а мне – читать. Даже если прожит Мафусаилов век.

* * *
Вчера в лесу жалел об отсутствии бумаги и ручки. Рассуждал о силе литературы в формировании личности писателя. Ильф и Петров в «Двенадцати стульях» – советские фельетонисты-зубоскалы. Спустя всего четыре года – печальные сатирики. Они уже тогда увидели, как коррупция пожирает государство изнутри. Государство, по счастью для авторов (но не для читателей), спохватилось уже после смерти обоих писателей, в 1949 году. Сочинение «реабилитировали» только в 1955-м и то лишь частично: избавиться от купюр удалось лет тридцать пять спустя, после перестройки. Я помню свои изумления: в 1955 году сосед Витя дал почитать издание 1949 года, по которому потом прошлись катком постановления ЦК. А через год прочитал новое разрешенное, под конвоем К. Симонова, и не обнаружил многих запомнившихся шуточек.

Возвращаюсь к авторам. Процесс писания развивает личность в непредусмотренном направлении. Едва ли Ильф и Петров могли даже тень мысли допустить о неприятии советской власти. И даже не из страха. Страха как раз не было, если в «Записных книжках» Ильфа несколько раз повторяется острота, которая стоила б ему головы: «Сов. Иосиф». Но логика развития свободна от убеждений личности.

Тут еще история с Зощенко. Он был, по собственным уверениям, совершенно советский человек. Но литература выбила его из советского седла, и Сталин догадался первым (чуток был на опасность), куда «поэта завела речь». Советское в Зощенко превратило драму в трагедию. Ахматова же пережила именно драму, не первую в ее жизни и гораздо меньшую, чем гибель мужей, Гумилева и Пунина, аресты сына и дальнейшие недоразумения в их отношениях друг с другом в последнее десятилетие ее жизни.

* * *
Прав был Саша Черный: «Жестокий бог литературы». Действительно жестокий и беспощадный. Когда я учился в школе, после классики настала пора «советской литературы», отданной нам на осмеяние. В Краснодоне погибли 16-летние мальчики и девочки, а Фадеев написал такой плохой роман, что ни тени сочувствия не вызвал к своим героям: уж очень убогие характеры, а «лирические отступления» утопли в соплях. К тому же стала выявляться нечистая подоплека, реабилитировали Виктора Третьякевича – романного Стаховича, еще через 30 лет реабилитируют оклеветанных романистом девушек – Вырикову и Лядскую, загремевших по его милости в ГУЛАГ. А Фадеев еще не сразу угодил Сталину – заставили переписывать, вводить партийное руководство стихийным подпольем.

Еще курьезнее в том же десятом классе было прохождение написанного литературными рабами «Как закалялась сталь». Я читал этот роман в первом классе, и тогда он лег на доверчивую детскую душу. А тут явился безобразный русский язык, тупой догматизм не очень умного автора – и, главное, никакой жалости к его судьбе и восхищения его подвигом. Здесь и сказывается жестокость литературного бога. Ему безразличны физические подвиги. Тем более что Островский – только имя на обложке, а писали борзописцы из «Комсомолки». От литературы там – одна-единственная лирическая главка про Тоню, испорченная повторной встречей. Видно, тут хорошо выложилась Коптяева. Как я жалел по первому чтению, что пропала повесть о Котовском! И как я вздохнул с облегчением, повзрослев. Как поняли мы с другом-редактором, повесть эту, глянув на безграмотный текст, выбросили в корзину, а когда автор с привлечением друзей-чекистов стал доставать издателей, те прикинулись, что и в глаза не видели, не получали… Островский был не первый и не последний, кто писал наперегонки со смертью, уже стоявшей в комнате над постелью. Только Марсель Пруст и Вольфганг Борхерт писали сами, без помощи чекистов и литературных обработчиков. Уже на моих глазах Борис Полевой учинил скандал с последователем Островского – шахтером Владиславом Титовым. Этому и литобработчики не помогли – текст остался хуже и безграмотнее не только «Как закалялось», но и «Рожденных бурей».

Когда спустя 7 лет преподавал сам, Николая Островского низвели в 7-й класс. И все равно плохо: после «Капитанской дочки» и «Ревизора».

Нам-то еще повезло: старшие братья и сестры сочинения Виктора Гусева проходили и «Счастье» Павленко. Кто помнит Виктора Гусева? Что осталось от Павленко, кроме доноса на Мандельштама? К его посмертному позору прибавилось, что прототип полковника Воропаева – выдающийся советский коррупционер Медунов.

Однако музей Пастернака в Переделкине стоит на улице подлеца Павленко. Интересно: потомки переименуют или вставят слово «подлец» в название улицы?

* * *
К вопросу о поколениях. Ничего они толком не значат, кроме тяги к стадности. А индивидуальность вовсе не привязана к своим сверстникам. Бунин и Ленин – одногодки. Вот вам и поколение.

Но, с другой-то стороны, ровесники Блок и Белый; Ахматова, Цветаева, Пастернак, Мандельштам – в три года родилась вся русская поэзия XX века. Проза тоже не обижена уроженцами 90-х годов.

Таланты в русской литературе рождались рощицами среди полей: то дебри, то пустыня: весь «золотой век» – тридцатилетие от Пушкина до Льва Толстого – а дальше до 1870 (Бунин и Куприн) за исключением рожденного в 1855-м Иннокентия Анненского, а в 1860-м Чехова – никого. Лесков и Короленко, конечно, хорошие писатели, но все же из второго ряда. Им бы где-нибудь в Швеции родиться – стали б классиками мировой литературы. Думаю, что, по меньшей мере, две трети нобелевских лауреатов по литературе не выдержат сравнения с нашим Лесковым.

* * *
Для меня русский язык не только и не столько средство общения (общаюсь я мало, все меньше и меньше), сколько средство эстетического наслаждения. Нынешнее лето – бунинское. Вчера с Алёной дочитали вслух «Митину любовь». Она значительно слабее «Жизни Арсеньева», меньше таких фраз, от которых замираешь, чтобы долго потом обкатывать ее на языке, как лакомство. Повесть – не его жанр, он не выдержал большого объема, дыхания не хватило.

Как все же банальна первая любовь! Мы все уподобляемся Ленскому с его простушкой Ольгой. Обреченные на неудачу, мы и ведем себя не по-мужски: унижаемся, молим о «решительном» свидании, в котором нам с издевкой отказывают, а если и соизволяют, то так управляют встречей, что нужные слова прилипают к пересохшему горлу, и ничего, кроме конфуза, не обретаешь. Красавицы наслаждаются властью, но скоро пресыщаются этим наслажденьем, поскольку как бы ни был умен, глубок, разносторонен влюбленный, на нем лежит проклятье неудачника. Клеймо. И возникает инстинктивный страх заразиться неудачничеством. Оно распространяется во все пределы. Не должен же неудачник в любви быть успешным в карьере, в обустройстве дома, семьи.

Спустя годы, обосновавшись в жизни, оборачиваешься на собственные страдания, на параллельную жизнь той, о которую разбивалось сердце, Бога благодаришь, что послал тебе такую неудачу. Ведь если бы «повезло», в силу заведомо сложившихся отношений, ты бы оказался под каблуком да еще и носителем роскошных ветвистых рогов. Вариант выжившего Ленского:

А может быть, и то: Поэта
Обыкновенный ждал удел…



* * *
Воспоминания о юности нередко заливают краской стыда. Как часто мы ломились в распахнутые не для нас двери! Сколько глупостей натворили по неопытности, невоспитанности, незавершенности эстетического вкуса. Может, поэтому Онегин ухлопал Ленского, а Печорин – Грушницкого, что они выворачивали наружу недавно пройденный этап развития, память о котором свежа пораненным рассудком. Ну, и пародия, конечно, опошление былых искренних чувств, воплощенных в карикатурных формах. Интимная мысль Печорина о сердце под сукном шинели, озвученная Грушницким: тут взвоешь! И за собственную мысль становится стыдно.

Пушкинское «Но слез печальных не смываю» Толстой предлагал поправить: «постыдных». Пожалуй, он прав. Который раз спрашиваю себя: где были мои глаза и уши, когда я фанатически влюбился в Паустовского и был предан ему, пока не добрался до Федора Михайловича?! «Он часто пользуется полуфабрикатами». Я эти полуфабрикаты обнаруживаю в лучших рассказах. Правда, этого мнения Ахматовой долго не знал. Паустовский был силен репутацией. Живое воплощение писательской порядочности и свободы поведения. Редко кого так травили, как Паустовского в начале 60-х. Оттепель проходилась по нему каждым заморозком. Видимо, репутация способствовала ослеплению: нет, мы не прощали художественные промахи, мы их просто не видели и не слышали, оглушенные шумами времени.

Выросший под сенью Паустовского Юрий Казаков за свою пятидесятипятилетнюю жизнь написал (по объему в авторских листах) всего одну девятую часть сочинений предшественника, и все же превзошел своего учителя. Его слух от природы был тоньше, отзывчивей на фальшь. Он лучше знал людей, но сам попался на испытании медными трубами. Комплекс разночинца. Путь Помяловского, Решетникова, Николая Успенского. Они спивались, вознесенные на вершину, от головокружения: прыжок вверх по социальной лестнице, из грязи в князи чреват и такими драмами. Как его травили в начале пути! Того же Бушина трижды спускали с цепи. А потом вдруг, как по команде, отцепились, даже признавать стали. Видимо, поняв, что от алкоголика большой беды не будет. А он и сам не высовывался, сидел в своем Абрамцеве, пил горькую, за пятнадцать последних лет выдал два шедевра.

* * *
Вчера перед сном читал записи Юрия Олеши. Как он страдал, что не может выдавить из себя хоть плохонького сюжета, а эти бесконечные ежедневные записи пойдут в помойку. Не пошли. И это лучшее, что он написал. Гораздо лучше «Зависти» и рассказов, где шедевры таятся за пределами сюжета – изюминки, которые надо выковыривать из прокисшей булки.

* * *
Паустовский, несомненно, писатель бунинской школы. Но Бунин писал очень рискованно, на грани пошлости, на волоске. И никогда этот волосок не переступал. Паустовскому это редко удавалось, пресловутые полуфабрикаты заводили его за эту тонкую грань. Над этим хорошо поиздевался Ильф: «Легко писать «луч света не проникал в его каморку». Ни у кого не украдено и в то же время не свое». У Паустовского именно этой фразы, конечно, не найдешь, но подобного прорва, даже в таких вещах, как «Телеграмма» и «Кордон-273».

Секрет Бунина в чистоте русского языка. Он целиком положился на язык, на тонкости, изящество изложения впечатлений. И очень строг и точен в отборе слова. При этом не стесняется тавтологий и даже повторов. Ритм подчинен авторскому дыханию: мудрый писатель знает, что так, как он, никто не дышит, а только это и является подлинной оригинальностью. «Талант – единственная новость, которая всегда нова». Он это и без Пастернака знал.

Впрочем, повторы находок даже и у Бунина назойливы. Все-таки кокетничал перед читателем.

* * *
Кто-то где-то вычитал и мне рассказал. Хорошая формула. Так вот, кто-то где-то вычитал и мне рассказал, что однажды Рафаэль покидал гостиницу, и хозяин остановил его:

– А расплатиться?

Рафаэль кивнул:

– Да вон, на столе.

Хозяин обернулся: на столе лежала груда монет. Рафаэль уехал, хозяин вошел в комнату, стал сгребать со стола монеты – не тут-то было, монеты были нарисованы.

Интересно, что он сделал с этим столом? Мог с досады разрубить топором. А мог и продать, весьма выгодно: рука самого Рафаэля. Да кто ж его тогда знал, кроме знати вокруг папы Римского?

А это мне рассказал художник Георгий Нисский. Он вычитал у Вазари, будто, чтобы вырастить одного Леонардо да Винчи, нужно прокормить четыреста дармоедов. Я сколько ни рыскал, этой сентенции у Вазари не нашел. Союз художников СССР вырастил пока Глазунова да Шилова. Леонардо не видать.

* * *
Одна и та же мысль не оставляет меня при чтении Монтеня: когда писал этот французский дворянин, у нас Иван Грозный живых людей на сковородах жарил. Монтень дважды избирался мэром Бордо. То есть во Франции уже было избирательное право, когда у нас бесчинствовал средневековый самодур. И еще одна мысль: философы античности все сказали. Дальше – только вариации на заданные ими темы. И вывод: прогресс в технике вовсе не означает прогресса в гуманитарном мышлении. Сталин и Гитлер в XX веке с блеском доказали этот постулат. После Гете, Бетховена, Гофмана, даже Ницше – и вдруг этот псих, заливший кровью всю Европу. А у нас после Пушкина, Толстого с Достоевским, Чехова и Блока с Белым – усатое чудовище в мягких кавказских сапожках. «Эффективный менеджер»! (зх222ЖЗ – текст Марыси, прошедшей по клавиатуре.)

За две тысячи лет человечество не поумнело. Фигуры, конечно, несопоставимые, но арест Ходорковского будто списан с Евангелия: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять Меня». Но ханурик со свечкой на христианских праздниках Евангелия не читал. А если и читал, то думал – это когда было! И с кем! Человечество ушло семимильными шагами вперед, и нам, лубянским, все дозволено.

Интересно, что после ареста Ходорковского генпрокурору Устинову секретным указом президента присвоили звание Героя России. Такой чести даже Вышинский не удостаивался. А что можно было написать в указе, какую мотивировку? «За мужество и отвагу, проявленные при подписании ордера на арест особо опасного преступника Ходорковского», – наверное, так. Особо опасен заведомой невиновностью (не вообще, а в том, что ему инкриминируется).

* * *
Восхитившая меня мысль Монтеня о том, что увидевший смену времен года ничего нового не увидит, даже подкрепленная фразой Ильфа «Идемте, идемте, нам здесь больше ничего не покажут», весьма спорная. Я никогда раньше не видел и не увижу в будущем те розовые отсветы на облаках в предзакатный час, которые видел несколько дней назад. И позавчерашнего града не увижу. Был и будет град, но другой, вызванный другими ветрами и тучами.

Бог, как известно, проявляет Себя в деталях.

В нынешнее лето, увидев, как выросли перед маленьким домиком сосенки, посаженные еще Малхазом двенадцать лет назад, все же понимаю, что с каждой весной показывают новое в давным-давно знакомом.

* * *
В избу залетела птичка, билась по стенам и потолку, пока не оказалась у закрытого окна, где я ее поймал и выпустил на волю. Кошка, по счастью, грелась в кресле на крыльце и в поимке птички не участвовала, не то бы той несдобровать.

Поскольку подняло меня в начале шестого утра, около четырех дня заснул. Проснувшись через полтора часа, обнаружил бездыханную птичку на ковре. Попалась-таки Марысе в лапы. Если та же, что я выпустил (расцветка точно такая же, жаль, что не знаю птиц ни по масти, ни, кроме соловья и синицы, по голосу), странность судьбы: ее какая-то сила несла к верной погибели. Выходит, не только млекопитающие заранее чувствуют близкую и неизбежную кончину.

Птичка серенькая, худенькая – уж не соловей ли?

Как убедить кошку, что мышек ловить можно и даже нужно, а птичек – нельзя?

* * *
От наскальных рисунков доисторического человека начался текст мировой культуры, диктуемый странной, не от мира сего потребностью в красоте, не имеющей никакого отношения к процессу выживания в природе. Мои потуги – попытка втиснуть в мировой текст хоть словечко.

Это старая моя мысль с того дня, когда привел пятилетнюю Виту в музей Чехова и на гостевом столике увидел визитку «Франц Осипович Шехтель, архитектор». И будто весь поток накопленной человечеством рукотворной красоты хлынул на меня, чуть не опрокинув. Устоял, чтобы запустить в вечность «Жильца».

Долетит ли?

Теперь это не моя забота.

А чья?

* * *
Глас вопиющего Монтеня в пустыне всемирной истории: «Изобретение пыток – опасное изобретение, и мне сдается, что это скорее испытание терпения, чем испытание истины. Утаивает правду и тот, кто в состоянии их вынести, и тот, кто не в состоянии сделать это…

Чего только не наговорит человек на себя, чего он только не сделает, лишь бы избежать ужасных мук?..

Вот почему бывает, что тот, кого судья пытал, чтобы не погубить невинного, погибает и невинным и замученным пыткой. Сотни тысяч людей возводили на себя ложные обвинения».

Писалось во времена самой свирепой инквизиции.

Тут я могу судить как авторитетный эксперт – в детстве мало кто подвергался таким пыткам, как я. Никакая истина пытающим не нужна. Они не меньше судимого знают, что тот невиновен. Пытками руководит одна страсть – садистское властолюбие. Я могу заставить страдать, и тем возвышен над жертвой. Крайне редко садизм свойствен прирожденным силачам. Поддубный и Заикин славились своим добродушием. А вот хлипкие мальчики, накачавшие мускулы тренировками, – сущие псы. Они мстят слабым за свои вынужденные усилия воли. Сила появилась, а комплексы остались. «Люди холопского звания сущие псы иногда». Некрасов. Кстати, холопство – явление всесословное, это низший уровень достоинства.

Самые изощренные пытки я испытал, когда забрел во двор генеральского дома МГБ, там меня поймали и издевались, демонстрируя свое искусство перед девочками, возбуждая их острое любопытство.

Наверное, детские слезы прибавили мне ума, загнав вдобавок в запойное чтение (впрочем, я и без этого, едва начав разбирать буквы, не мог пройти мимо написанного). Но я все равно никогда не стану «певцом страданий», якобы что-то там искупающих. Я не нажил никакой вины, когда меня мутузили товарищи еще в яслях. Страдания очищают и без того чистых. А грязных пачкают, закачивая в их пустые души комплекс мщения.

Да вот вам два узника эпохи первоначального накопления капитала: Ходорковский и Мавроди. С каким достоинством держится первый, и каким подленьким предстает второй. Все оправдаться пытается. Тут кстати и историческая цитата из того же Монтеня: «Тит Ливий говорит, что Сципион обладал от природы благородным сердцем, всегда устремленным к слишком высоким целям, чтобы он мог быть преступником или унизиться до того, чтобы защищать свою невиновность (курсив мой)».

Еще одно доказательство того, что самая большая духовная ценность – человеческое достоинство.

Выносливость к пыткам – не только природное и не только воспитанное свойство. Тут многое зависит от того, в каком психологическом состоянии вас застало это испытание. Гнев, плохой советчик в неясных обстоятельствах, внезапным накатом сохраняет человеческое достоинство и дает силы перенести боль.

В разные моменты жизни мы разные. Герои гражданской войны, прославленные реальными подвигами, готовые на новые подвиги, «если завтра война», нередко ломались на первых же допросах.

Изумление: от своих!

* * *
Оттепельный 1954 год. Вышла повесть Эренбурга, давшая имя эпохе. И в то же время – со стен Большого зала Консерватории изгнали портреты европейских композиторов, чтобы заменить Гайдна, Глюка, Генделя на соотечественников: борьба с низкопоклонством перед заграницей и, в случае с Мендельсоном, безродным космополитизмом. Правда, заменили евреем Антоном Рубинштейном. Но во времена самого разнузданного шовинизма была категория «еврей – гордость русского народа». Смешно получилось с Римским-Корсаковым: оставили в фамилии восьмеричное «и», но в конце по-старинному красуется твердый знак. Намеренное издевательство над здравым смыслом неизбежно влечет за собой несмываемую печать глупости.

* * *
Даже видавшие виды журналисты местной газеты «Зубцовская жизнь», знающие район, как свои пять пальцев, приехав как-то брать у нас интервью после грозы, настолько были под впечатлением от дороги, что назвали огромный материал, растянувшийся на два номера, «Доехать до литературы». Процитируем врезку: «Асфальт остался позади, а с ним и уверенность: «Туда ли мы едем? Есть ли там жизнь?». Но вот среди буйной растительности показались домики: «Есть! Приехали!».

Репортаж о том, как побывали у нас в гостях, журналисты напечатали в двух номерах газеты. Он получился удачным. И в отличие от многих практически без искажений. Ведь бывает такое тебе припишут – жить не хочется. А тут всего одна не то ошибка, не то опечатка. И очень смешная. Мы рассказывали, что у нас порой до тридцати гостей съезжаются. А в газете прочитали, что к нам однажды аж 300 гостей прибыли! Лишний ноль очень позабавил: мы, готовы, конечно, и 300 человек принять, но все же не настолько велико наше гостеприимство, да и просторы едва ли позволят.

* * *
Который раз поражаюсь. Бунин, реализуя сюжеты, пригодные разве что для душещипательных мещанских романсов, умудряется нигде не переступить невидимую – в тонкий волосок! – границу пошлости. Эффект достигается точностью и подробностью описаний. Не столько человека в мире, сколько мира вокруг человека. Те же «Темные аллеи» – это ж народный романс «На Муромской дороге», пересказанный в прозе. Его поют на мещанских свадьбах после третьей стопки, когда хочется срывать со стола крахмальную скатерть, рыдать и отирать слезы белым рукавом.

Бунин, в отличие от многих последователей, брезговал банальностями, хотя пристальное чтение обнаруживает множество самоповторов. Читали с Алёной вслух «Жизнь Арсеньева» и ахнули на определение «он невнимательно ответил (взглянул, посмотрел и т. д.)». Однако давай тащить из «Жизни Арсеньева» в один рассказ, другой. Да и в самой «Жизни Арсеньева» раз пять повторил. Строгий стилист, но тавтологий и прямых повторов не боялся – свободен. Не человек для субботы, но суббота для человека. Так и надо относиться к всевозможным правилам и предписаниям: знать досконально, чтобы своевременно и своеместно нарушить.

Тут еще гордая, высокомерная фигура автора, беспристрастного, бестрепетного повествователя.

* * *
Проза не меньше, чем стихи, ориентирована на дыхание. Сейчас ставят опыты писания без знаков препинания. Я задыхаюсь, читая. И не вижу мысли – только тщеславное стремление удивить. Мысль в человеческом организме гораздо теснее, чем можно подумать, связана с дыханием. Оно же определяет ритм. А мысль именно ритмически складывается в нашем мозгу, где волны серого вещества уложены в строгом порядке.

* * *
Брюсов и Мережковский умели так поставить себя, что никто не покушался на захваченные ими кадки с пальмами первенства. А смерть все рассудила и отправила в надлежащий по истинному праву ряд второстепенных.

Паустовский о славе и первенстве не хлопотал. По-человечески он был выше суеты. Просто народный вкус выставил его вперед. В тайну «Мастера и Маргариты» мало кто был посвящен, Платонова знали единицы. С Гроссманом вообще случилась трагедия. Кстати, Гроссман великолепно мыслил, был глубоким психологом, но речь, достойная мысли, ему не давалась. Паустовский владел речью, но мыслил бедновато. Может, поэтому и уцелел. И кто тогда, в 40–50-е годы представлял русскую прозу? Паустовский и представлял. Не Федин же с Фадеевым.

* * *
Сам факт существования русской литературы должен лечить от уныния. Казалось, что после непревзойденного и принципиально непревзойдимого Пушкина все должно замереть, заснуть. А тут, освобожденный из-под гнета авторитета, пышным цветом распускается провинциальный певец провинциального Миргорода с малороссийским акцентом. И «Шинель», и «Мертвые души» написаны после гибели Пушкина. А буквально в день смерти Александра Сергеевича в ту же кондитерскую Вольфа и Беранже является маленький гусар, выдает сначала «На смерть поэта» и преображается сам, а двадцати пяти лет от роду создает в прозе нечто непревзойденное и тоже непревзойдимое – «Героя нашего времени», родителя русского классического романа. А в центре – самый сложный для воплощения характер.

* * *
Олеша – недостижимый мастер метафор. Но их беда вот в чем: пришла метафора, выстроила фразу. А дальше что? Беда того же Юрия Карловича, что он к метафоре привязывал вымученный рассказ. Губил и то, и другое. А эти свои записи не ценил. Французы, от Монтеня и Ларошфуко и далее, до века Просвещения, показали, что для жизни вечной достаточно одной удачной фразы. Если в ней дрожит тонким нервом живая мысль, она не умрет никогда, даже переведенная на чужой язык.

Странно, что в нашей литературе первым этот жанр открыл для себя Василий Розанов уже на закате русской классики.

* * *
Потребность человека в религии очень точно сформулирована Достоевским: «Надо, чтобы было человеку куда пойти». Он и идет за пророками. И лжепророками, каковых, разумеется, больше, а отличить невозможно. На этом и литература зиждется. От каждой книги ожидают: а вдруг там есть нечто такое, за чем можно пойти? И идут. Кто за Пушкиным, Толстым, Достоевским, Андреем Платоновым, а кому и Марининой с Донцовой достаточно. Хотя подлинная литература никуда не ведет. Ее пишут, чтобы самому понять, что происходит. Почему русская земля беспрестанно рождает Онегиных, Печориных, Рудиных, а русская действительность не дает им реализации? Да тот же Вощев из «Котлована», уволенный за задумчивость среди общего темпа труда.

* * *
Вчера вспомнил Андрея Платонова, а сегодня ему 110 лет. Откуда такой гений вырос, из каких глубин? Первый в русской литературе посмотрел на Петра из-под пушкинской фразы, что иные из его указов писаны кнутом. Показал удушающую силу революционной бюрократии в «Чевенгуре» и «Котловане» и испытал ее на собственных боках. А Сталин ненавидел его и боялся. Органам его не отдал, но посадил сына, спустил с цепи Ермилова, после чего не печатал до самой смерти. Да и после – лишь в 1958 вышел жалкий сборничек.

С первого чтения я его вообще не понял и принял разве что не за графомана. Но на Колыме, в Усть-Омчуге купил большой сборник «В прекрасном и яростном мире» и задохнулся от восхищения. Как я раньше не видел, что в заглавном рассказе точнейшим образом воспроизведено вдохновение!

В тот же год купил однотомник с «Городом Градовом». Тоже вещь поразительная и загадочная. Я знаю, как построены шутки Ильфа, сам могу острить в пределах иронической или метафорической конструкции. Приемы юмора Гоголя, Чехова, Салтыкова-Щедрина поддаются аналитическому раскладу и воспроизведению. Но почему приступы хохота вызывает фраза: «Вишня идет в настойку, а яблоко в мочку»?

Пародировать Платонова так же невозможно, как поэзию Пушкина и прозу Лермонтова. Но там – «чистейшей прелести чистейший образец», литературный Рафаэль. А тут Рубенс и Босх в одном флаконе, а, скорее всего, его современник Павел Филонов. Чернозем, темные бестолковые люди, угодившие в революционный переворот, ищут смысл жизни.

Кто был его предтечей? Лесков? Но Лесков писатель первого впечатления. Его остроумные неологизмы очень скоро обнажают конструкцию, становятся назойливы, против воли автора проступает искусственность его полуфольклорных построений.

* * *
Паустовский заслужил прижизненную славу, превосходящую меру его таланта, и посмертное полузабвенье. Русская литература XX века немыслима без него, имя останется даже в школьных учебниках, но читать его будут мало. Перечитывание выдерживают едва ли несколько рассказов, несомненно «Повесть о жизни» и «Золотая роза» – пожалуй, и все. Литературная борьба 60-х годов XX века, точно охарактеризованная как раз Паустовским: «Война Алой и Серой розы» – утонула в истории гораздо глубже, чем та, что была за 100 лет до нее, когда Некрасов метался между талантливыми Тургеневым и Гончаровым и «передовыми» Чернышевским и Добролюбовым. Только в наши годы к побежденным принимались «оргмеры». Пастернака исключили из Союза писателей. Хоть и нахлебались позору, но понравилось, и давай: Солженицына, Войновича, Владимова, Лидию Чуковскую, Аксенова и т. д. Дальше – в эмиграцию. Провожали, как в филиал того света, думали – навсегда. В истории литературы – и к цыганке ходить не надо – победили «демоны поверженные». Имена «ангелов» с мечами карающими – кочетовых, грибачевых да софроновых прочно забыты.

* * *
– Работай, Миша, работай! Чтоб в яйцах мокро было, – говорил мне бригадир маляров Степан Максимович Шарков. Январь 1960.

Вот и работаю. Сквозь головную боль. Третий день прекрасная погода, а у меня каждое утро болит голова. Зато когда пройдет, отступит на цыпочках, так хорошо!

Хорошо-то хорошо, но где сюжеты? Где хоть одна здравая мысль?

А за здравой мыслью мы обратимся к Мишелю Монтеню. В скобках он замечает: «Право нападающего – пренебрегать справедливостью». А ведь действительно так: и в больших и малых войнах, когда сталкиваются целые народы, и в мальчишеских драках в детском саду это правило действует неуклонно.

Отважный, в отличие от меня, человек, он бесхитростно признается: «всякому, выражавшему желание выказать передо мной свое превосходство, я всегда тотчас же уступал». Это точно сформулированный закон сохранения человеческого достоинства. Претендент на превосходство мельчает, гордый Монтень не опускается до его уровня.

Что он читал? Обильно цитирует древних римлян, немного своих современников. В латинских переводах труды греческих философов.

А что читал Иван Грозный? Скорее всего, основной источник его просвещения – манускрипты из Византии, привезенные бабкой Софьей Палеолог, монастырские летописи. Но точно никому неизвестно, легендарную царскую библиотеку ищут до сих пор. Его чтение книг – умножение скорбей для всего русского народа. Мерзавцы просвещенные страшнее дубинноголовых, которые не ведают, что творят. Они ведают и потому в жестокостях изощреннее. Берия страшнее Ежова, хотя трупов за ним, может, и поменьше. Зато лагерников неисчислимо больше. И еще вопрос, что лучше: пуля в затылок или унизительная смерть от истощения за колючей проволокой под мусорным баком, как у Мандельштама.

* * *
Открываю Монтеня наугад и обнаруживаю мысль, удивительную по глубине и изяществу: «Мы любим наших детей по той простой причине, что они рождены нами, и называем их нашим вторым «я», а между тем существует другое наше порождение, всецело от нас исходящее и не меньшей ценности: ведь то, что порождено нашей душой, то, что является плодом нашего ума и душевных качеств, увидело свет благодаря более благородным органам, чем наши органы размножения; эти создания еще более наши, чем дети; при этом творении мы являемся одновременно и матерью и отцом, они достаются нам гораздо труднее и приносят нам больше чести, если в них есть что-нибудь хорошее. Ведь достоинства наших детей являются в большей мере их достоинствами, чем нашими, и наше участие в них куда менее значительно, между тем как вся красота, все изящество и вся ценность наших духовных творений принадлежат всецело нам. Поэтому они гораздо ярче представляют и отражают нас, чем физическое наше потомство». Истинно мужское, отцовское суждение. Мать, даже причастная к духовному творчеству, никогда такого не скажет, она и мысли такой в себе не допустит. Прелестна и оговорка: «если в них есть что-нибудь хорошее». В этом никогда нет уверенности. Особенно когда за словами следуют дела. За великими словами «Евангелия» последовали крестовые походы, костры инквизиции, зверства раскола и борьбы с ним в православной церкви и т. д. Мечтания Сен-Симона претворялись кровавыми Великой французской и нашей октябрьской революциями.

Наследие Пушкина подтверждает эту монтеневскую мысль. Он оставил за собой аж четверых детей! Они расплодились по всему свету и дали таких потомков, которые русского языка не знают и гордятся предком-курфюрстом, давно и заслуженно всеми забытом, больше, чем великим прапрадедом. А дневников Пушкина сохранить не сумели. «Чистейшей прелести чистейший образец» умудрилась потерять записи о Петре Первом.

Как современники не в силах оценить слоняющегося между ними гения, так и мы не можем справедливо судить его современников. Сами прозевываем, а то и беззастенчиво душим гениев вокруг себя.

* * *
Померанц: «Чтобы жить в вечности, не обязательно умирать». Мысль для немногих, лишь тех, кто хочет (их мало) и может (а этих еще меньше) жить в вечности. Мне, во всяком случае, это не очень-то дается. Монтень меньше всего задумывался о жизни в вечности, он просто записывал свои повседневные мысли, а вон что вышло. Его читают 400 лет, и еще будут читать и 400, и 800.

Секрет прост: надо быть честным в мыслях и, соответственно, в словах. Слову мало содержать первичную информацию: оно должно давать возможность читателю привлекать ассоциации, то есть другие слова в развитие запечатленной мысли. Читатель должен стать творцом, собеседником на равных. Он честолюбив и в известной мере сноб, хочет быть принятым в компанию интеллектуала или художника. Каждому Хлестакову неймется чувствовать себя с Пушкиным на дружеской ноге.

* * *
Для самолюбивого литератора страшное чтение – «Литературная энциклопедия». Сколько имен погребено! А все равно надо следовать совету французской пословицы: «Делай что должно, и будь что будет». А что еще у меня может быть, кроме сизифовой борьбы с нищетой?

За всю мою жизнь выпало всего пять месяцев относительной экономической свободы в 1973 году. И больше такого не будет. Я и так повис на шее у Алёны. А что было бы, если б не музей?

* * *
В послевоенные годы навязывался «русский стиль». Все табачные ларьки и интерьеры табачных магазинов украшались Хохломой. Ежедневно по радио терзал слух псевдорусский хор Пятницкого. Мама всего этого терпеть не могла. Я унаследовал. Здесь изначально заложена фальшивая нота. Национальное ограничение культуры, которую я воспринимаю как единый мировой текст. Модерн, начавшийся в 1873 году с выставки импрессионистов, охватил все роды искусства на переломе веков и завершился футуризмом – исчерпанностью движения. Цель достигнутая – абсурд, тупик.

Вообще терминология при обращении с литературой вещь лукавая: термин ограничивает понимание. Черты модернизма видны уже в «Герое нашего времени», где нарушен принцип хронологии, в «Мертвых душах», где повествование вечно перебивается лирическими отступлениями. И только Гончаров, Тургенев и Лев Толстой писали романы в чистом классическом виде. Когда пишешь, не задумываешься об этом. Термины приносят критики или сами авторы задним числом в защиту от критиков. В пору манифестов только очень посредственные поэты укладывались в провозглашенные рамки. Пожалуй, футуристом был всего лишь один Крученых. Хлебников строил неологизмы по старинным лекалам, используя непродуктивные, устаревшие суффиксы как словообразующие. Архаики у него было не меньше новаторства.

* * *
Пришвин считал, что расцвет литературы произойдет тогда, когда она перестанет кормить. Литература, которую создали его современники, писалась нищими: Булгаковым, Платоновым, Ахматовой, Цветаевой, Мандельштамом, Кржижановским. Один Пастернак был обеспечен. И это была великая литература. Еще не родилось поколение, способное оценить. Ловлю себя на несуразности: литературу оценивают не общественность, не поколения, не народы и прочие разновидности толпы, а немногие читатели, адекватные личности писателя. В те периоды, когда литература входит в моду, ненадолго расширяется круг читателей, стихи гремят на стадионах, а подлинную проверку все равно проходят наедине под зеленой лампой.

* * *
Станислав Ежи Лец заметил: в каждом веке есть свое Средневековье. Польша получила их целых два: гитлеровская оккупация и правление Берута. А мы с первых дней XXI столетия влипли в Средневековье.

Однако ж больно вороватые у нас инквизиторы.

Это явление новое в русской истории: разложение тайной полиции. Раньше государство откармливало ее, как рождественского гуся. Теперь отправило ее на вольный выпас – в рейдерство. Тут уж, конечно, не до государственных интересов.

* * *
Все-таки низкие цены на нефть при Гайдаре и высокие – при Путине подарок не Бога, а сатаны. Вообще богатства, упрятанные под землю, – адовы порождения. Без них не было бы цивилизации. Но цивилизация вызывается к жизни ее же губителями – военными. Медь и железо первым делом пошли не на плуги и орала, а на мечи и пушки. Порох, изобретенный для фейерверков, недолго потешал мирную публику. Расщепление атома породило бомбу неслыханной силы. И когда-нибудь она рванет. Как только мусульмане до нее доберутся.

* * *
Восточный хитрец Ататюрк первым признал советскую власть и получил в награду всю южную Армению. Как бы приз за науку геноцида. По итогам Первой мировой России даже Эрзерум, завоеванный генералом Юденичем, полагался.

До сих пор 10 ноября в минуту смерти Ататюрка все заводы, поезда и пароходы дают гудок, а военные застывают по стойке смирно и отдают честь. Слава Богу, у нас до такого не додумались.

* * *
Я не поклонник «Святаго благовернаго» князя Александра Невского. Что было бы, если б он увел войска и население в леса, а шведов и псов-рыцарей напустил на татар вместо того, чтоб с унижением преклонять колена перед тираном и хамом? Россия же проглотила бы и ассимилировала культурных завоевателей, кое-чему и у них поучившись. И не топталась бы унизительно вечно перед носом захлопывающейся дверью в Европу.

Внутрихристианское ожесточение оказалось сильнее межрелигиозного. Ну да, ближайшие соседи враждуют чаще и отчаяннее, чем отдаленные. Что территориально, что религиозно.

Ну и тоска! С самого утра, за окном пасмурно, и все время то начинается, выдавливая по капле, то прекращается с угрозой возобновиться «не осенний мелкий дождичек». С исчезновением ятя лето стало однокоренным с глаголом лететь. Оно и пролетает, не оставив следа.

Только и радости – букеты цикория в крынке и гвоздики в прозрачной вазочке. Стебли гвоздики изламываются под углами разных градусов. Цветы цикория такой голубизны, которой и в небе не увидишь, прилеплены в свободном порядке к своим стеблям. А поскольку солнца нет, его желтизна восполняется пупавками. Это такие ромашки, у которых желты и лепестки.

Неслышные движения природы. Нынешнее лето года изумительно обилием ссыпающихся отовсюду березовых семян. За 15 лет жизни в тверской деревне я такого не помню. И что это означает? Катастрофу лет через двадцать, когда они пойдут в рост? Или, наоборот, защиту от грядущих катастроф? При моей жизни последствия не скажутся, переживать катаклизмы придется внукам. Вчера вычитал о массовой гибели елей на западе Подмосковья из-за нашествия жучков.

А несколько лет назад луг у деревни Новой весь лиловел от колокольчиков. Никогда потом я такой массы этих цветов в одном месте не видывал.

 

Дом в деревне Устье

 

С друзьями и соседями Вячеславом Пьецухом и Ириной Ефимович-Пьецух.
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Собака Барон и кот Бурбон

 

Кошка Марыся

 

С Бароном
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С кузеном Сашей Белодедом

 

Со старшим братом Олегом

 

Десятилетие жизни в деревне.

2006 год

 

Деревенское общество на этом празднике

 

С женой Алёной, дочкой Витой и внучкой Алисой

 

С внучкой Алисой.

2012 год

 

С сыном Вацлавом, дочкой Витой и внучкой Алисой.

2016 год.

 

С внучкой Настей и внуком Андреем.

Фото А. Степаненко

 

С женой Алёной.

Фото А. Степаненко

* * *
Маленькое гуманитарное открытие сделал благодаря Большой Советской Энциклопедии. Когда писал в «Ждите гостя» о репетиторстве героя, вспомнил, как с помощью Александра Федоровича мне самому открылся бином Ньютона. Захотел освежить в памяти. Ни хрена не освежил: статья написана таким языком, что я ничего в ней не понял. Зато обнаружил, что 22-летний Ньютон сделал свои основные открытия в ту самую чуму, которая описана в пушкинском «Пире». И Болдинская осень холерного происхождения. Итак, да здравствует чума?

Но для «Мертвых душ», «Героя нашего времени» и «Войны и мира» никакой чумы не требовалось, они писались в мирной тишине. Лермонтов и Толстой были людьми весьма обеспеченными, да и Гоголь больше жаловался, чем бедствовал в пору создания поэмы.

Гений в толпе теряется, его может затмить любой разукрашенный орденами и аксельбантами офицер. Взгляните на панораму Невского проспекта Садовникова: ну, что там Пушкин? Маленький, не очень красивый, но очень выпендрежный господин, есть вокруг персоны, гораздо презентабельнее нашего великого поэта. А какой красавец был Дантес, как терялся в контрасте муж Натальи Николаевны, истерзанный ревностью, нервный, раздражительный… Нет, это на первый взгляд, поверхностный, теряется. Бог шельму метит – «лица необщим выраженьем». Из тусклой мглы членов союза писателей все равно выделяются и Андрей Платонов, и Юрий Олеша, и Юрий Казаков. Хотя сколько в толпе вроде бы похожих: мы ведь носители определенного типа лиц, каждого из нас «на сходствах ловит улица». Как точен в сумбурах ранний Пастернак!

* * *
Из серии «Я знаю силу слов, я знаю слов набат»: «В человечке все должно быть прекрасненько: и личико, и душонка, и мыслишки». Тут даже не слово – всего лишь уменьшительно-ласкательный суффикс, а какая убойная сила! Несчастная чеховская фраза, превращенная в пошлейший штамп, добита невинной шуточкой. Интересно, как бы сам Антон Павлович отнесся, доведись ему услышать. Оскорбился бы? Или хватило чувства юмора оценить? Если б стал свидетелем того, как опошлилась его сентенция, сам бы придумал что-нибудь подобное.

Из потерянных книг очень жалко «Крылатые слова» Николая Ашукина. Я бы посмотрел, сколько этих самых крылатых слов превратилось в пошлость. Но как отделить пошлость от пословицы? Та же чеховская фраза почему-то именно в пошлость и превратилась – ею слишком часто пользуются ханжи, лицемеры. А грибоедовские сентенции – пословицы. Причем, в большинстве своем – из уст Фамусова, отрицательного, казалось бы, героя. Афоризмы житейской мудрости. А что от Чацкого? Как прав Пушкин: «единственный умный человек – сам автор»!

* * *
200 лет назад было Бородино. Почему-то русскому народу великие победы боком выходят: цари после них закручивают гайки. Александр Первый развернул внутреннюю политику на 180°, сменил Сперанского на Аракчеева. Николай только усугубил реакцию. Сталин перенял гитлеровский национал-социализм: начиная со ждановской речи, разлилось полное мракобесие. А вот поражение в Крымской войне привело к освобождению крестьян, провал афганской авантюры – к перестройке, хотя Горбачев три года выбирался из этого болота.

Завоевать Россию невозможно: уж какой полководческий гений Наполеон – обломал-таки зубы о наше отечество. Да и у Гитлера фельдмаршалы были весьма одаренные в тактике и стратегии. Генералы, недобитые в 1937, показали им Кузькину мать.

Россия если развалится, то изнутри. За какие грехи Господь ниспослал нам эту моль? Вопрос риторический – за рабство.

* * *
Австриец Франц Лист прожил 74 года и не мог предположить, что его объявят венгром и переименуют в Ференца. Причуды национальной политики. После распада Австро-Венгрии стали делить не только земли, но и великих покойников. Как болгары тщатся доказать, что Кирилл и Мефодий никакие не греки.

Дух веет, где хочет.

Попытки политиков присвоить своей нации гения – ловля Святого Духа сачком для бабочек.

* * *
Социализм – и в этом была его сравнительно долгая сила – эксплуатировал самую стойкую иллюзию: надежду на будущее. Которое, разумеется, никак не наступало. Это как морковка, привязанная перед носом осла. Вспоминается пьяный Актер в «На дне» с цитатой из Беранже: «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой». Кто-то не засыпал вообще, кто-то проснулся году в 1956, кто-то при Горбачеве, а в 1991 казалось, что все. Но только казалось.

Честь безумцев принадлежит марксистам-ленинцам.

Путин усыпляет утомившихся в пути неизвестно куда. Морковку осел все-таки сожрал, или она сама увяла под солнцем недолгой свободы.

* * *
Доживаю последние дни в деревне. В ночь на 27 августа было великое противостояние Марса и Земли, следующее будет через 300 лет. Марс, действительно, был виден весьма отчетливо – небо звездное, без единой тучи. И хотя Вита вычитала, будто на Марс надо смотреть рядом с Луной, он оказался в противоположной стороне: Луна на востоке, Марс – на западе. И прекрасно. Луна светила так ярко, что звезд вокруг нее вообще не видно.

А вчера гуляли с Алёной под вечер, ходили на свою Закатную дорогу. Солнце било напоследок со всех сил сквозь березовую листву. В чистом поле головокружительный обзор синеющего леса и разноцветных, от темно-лилового до бледно-розового, облаков.

В Москве не будет тебе ни звездного неба, съеденного городскими фонарями, ни широкого обзора облаков: все ограничено абрисом окружающих домов.

* * *
В «Апокрифе» у Вити Ерофеева какой-то умник заявил, что пора шедевров в искусстве прошла, их больше не будет. Да только в литературе – романы Шарова и Михаила Шишкина, повести Маканина, стихи Вознесенского. Это только в «Знамени» последних лет. А еще есть «Новый мир», «Дружба народов», «Октябрь», «Звезда».

Как раз для шедевров наступает самая пора: время затихло и затхло, просыпаемся в той же стране, что и заснули, и вообще создается впечатление, будто не просыпаемся вовсе, как при Брежневе. Можно остановиться, осмотреться и кое-что понять в жизни, в национальном характере, вспыльчивом и отходчивом, докопаться до сути вещей. Она ведь каждый раз открывается по-новому. Истина – величина непостоянная, и движение – одна из форм ее существования. Даже со скоростью, близкой к нулю.

* * *
В «Жильце» я развязался с XX веком, а в XXI доживаю по инерции: наш «Мир Паустовского» весь обращен в прошлое, даже герой нашего журнала прочно забыт, как забываются почти все, удостоившиеся прижизненной славы.

Юрий Казаков, написавший всего 1/9 от текстов Паустовского, далеко превзошел своего учителя. Зато такой репутации порядочного человека, как у Паустовского, не было ни у кого. Его ненавидели враги литературы, может, еще и поэтому глаза не видели промахов, не таких уж и явных. Простой читатель не видит их и сегодня.

Илья Ильич Комаров под нашим с Галей Корниловой влиянием превращался из «простого» читателя в глубокого. Очень была показательна его реакция на наш разносный (особенно в Галиных устах) анализ «Черного моря». Одесситы оскорбились, а он задумался. И уж потом принял нашу точку зрения. У него еще было то преимущество, что он в наследии Паустовского знал, где что лежит. А все же бунинское насмешливое письмо, которое мне дал Енишерлов, он куда-то понадежней убрал. Пообещал напечатать, но каждый раз спохватывался, будто бы куда-то дел, но вот разберется в своих бумагах и тогда… Теперь разбираются в бумагах без него.

Илья Ильич понимал обо мне то, о чем сам я вслух никогда не скажу. Он адекватно воспринимал мои тексты, знал им подлинное место в русской литературе.

* * *
До чего точен Иван Андреевич Крылов: «Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза». В лицо дует ветер со снегом, а деревья еще не все оголились, липа в отдалении вообще только начинает желтеть, она еще оливковая. Но зима именно катит в глаза круглым упругим ветром. Только что, в половине четвертого пробушевала буря. А 20 минут спустя солнышко сияет, сгущая северную тучу.

Видимо, басня писалась в такой же день, как сегодня.

Первоклассник, заступившийся за Стрекозу, несомненно, прав: она же своим искусством развлекала Муравья, за что ж ее так? Да и мне Муравей всегда как-то был несимпатичен. Такой дубоватый труженик-моралист. Филистер.

Но как мистически страшно звучит строка: «Помертвело чисто поле». Нервного ребенка можно и напугать. Укладывая спать и в кромешной тьме.

Полезное умение – прочитать, будто самый первый раз, известное еще с дошкольных лет. В детских садах на утренниках всегда находили мальчика или девочку и впихивали в память басню, да еще заставляли читать «с выражением».

* * *
Каждый день маяться и повторять в маете Сашу Черного:

Я похож на родильницу,
Я готов скрежетать.
Проклинаю чернильницу
И чернильницы мать.



Нечто похожее описано у О’Генри. Названия рассказа не помню, но помню унизительное положение героя, вынужденного подслушивать детские речи, чтобы выкрасть хотя бы одну стоящую остроту. Это, пожалуй, был самый лучший рассказ сентиментального американца.

Нет, еще был целый цикл великолепных и остроумных рассказов «Благородный жулик». Почему-то после двухтомника 1954 года этот рассказ не переиздавался. Видимо, из суеверного страха составителей: вдруг и на меня падет бесплодие?

* * *
Очень может быть, что Николая Олейникова, основателя детских журналов «Чиж» и «Ёж», расстреляли за их название. Какая-нибудь паскуда вроде Лесючевского додумалась сопоставить с басней «Чиж и Ёж» дедушки Крылова, где автор, ссылаясь на слабость голоса, отказывается славить государя императора Александра Первого. При том, что на прославление опального князя Смоленского пера не пожалел.

От детских журналов требовали идейности, т. е. прославления вождя, возведения его над природными отцами. Я так и воспринимал. До сих пор помню, как в детском саду читали «Ваньку» Чехова, а чтение заключили моралью: Ванька неправильно написал адрес, а с помощью писателя Чехова его письмо прочитали Ленин и Сталин и свершили для Ванькиного освобождения революцию. Смешно было, когда по случаю смерти Брежнева придурки из ЦК комсомола потребовали одеть в траур «Веселые картинки». Кто-то вовремя сообразил, как это было б уж слишком.

* * *
Темы «полюби нас черненькими», которую краем глаза зацепил Гоголь в первом варианте второго тома, хватило на все романы Достоевского. А потом пришел холодный Чехов со скальпелем и залил презрением, как хлороформом. Безупречный стиль – обезболивающее при расчленении еще живого тела.

* * *
У кошки Марыси было трудное детство, и когда она котенком из приюта попала в наш дом, долго дичилась, пряталась, не поддавалась на ласки. Теперь она нас встречает, заслышав лифт и угадав, что он не с соседями, а с нами, вспрыгивает на банкетку в передней и требует, чтоб ее минуты три гладили. В деревне она – кошка семейства псовых! – увязывается за мной, когда иду за грибами. В начале лета она доходит до овсяного поля, мяучит жалобно, потом возвращается домой. Но когда тропа в рощу уже достаточно протоптана, смело идет за мной и в рощу, и дальше в лес. Робеет, раздирает душу мявом и все же не отстает. Бурбон гулял сам по себе, и я встречал его в разных краях деревни. В лес же он идти не рисковал.

* * *
Вот уж точно: «Нам не дано предугадать…». Из всех наших «Приношений Эразму» вдруг выскочила на свет Божий «Похвала банальности». Она угодила в ЕГЭ по литературе. Но, Боже мой! В каком виде?! Мудрецы-методисты так сократили, а точнее, так обкорнали наш текст, что вышел какой-то уродец, «не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка». К началу, оборванному на полумысли, присобачили без сносок на автора цитату из академика Павлова. Вопросы по тексту совершенно идиотские: в чем разница между любопытством и любознательностью? У нас даже слов таких не было – ни любопытства, ни любознательности. Я давно это испытал: похвала непонявших гораздо оскорбительнее ругани непринявших. Поднялась целая буря возмущенных дурацким текстом, но мало кто догадался заглянуть в наше эссе и прочитать его целиком. Точно так же, ополовинив до неузнаваемости, поступили с текстами С. С. Аверинцева, Д. С. Лихачева и В. В. Набокова. Утешение, конечно, оказаться в такой компании, но слабое.

Интересно, распространяется ли авторское право на незыблемость текста в таких случаях? Все-таки мы живые, если б попросили, сами бы сократили.

* * *
Странно, что тема Гамлета так и осталась неосвоенной западной литературой. Она потерпела три века, пока Россия окончательно проснется от татарского ига, и развилась в «Онегине», «Герое нашего времени»… далее со всеми остановками. Одна из них – мой «Жилец».


* * *
Экономическое состояние Пушкина – разорившегося аристократа – предопределило очень многое в русской литературе. Легкомысленное отношение к богатству. Отпетая бедность. Денег, конечно, хочется, но не настолько, чтобы поступаться достоинством.

Письмо Пушкина Бестужеву: «Иностранцы нам изумляются – они отдают нам полную справедливость – не понимая, как это сделалось. Причина ясна. У нас писатели взяты из высшего общества. Аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою, а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин, – дьявольская разница!».

И вот что интересно. Фраза «Аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием» действенна для всех русских писателей, независимо от происхождения, пусть даже и самого низкого. В поведении истинно аристократическим благородством отличился от всех русских литераторов сын таганрогского лавочника Чехов. И даже во времена, когда аристократия была почти вся истреблена физически или успела удрать в эмиграцию. Андрей Платонов, попович Булгаков, Зощенко, Паустовский, потомки выдравшихся из черты оседлости Мандельштам и Пастернак, о царственной Ахматовой и не говорю.

Кстати, чудовищной низостью и раболепием в советской литературе прославились именно аристократы по происхождению – граф Алексей Николаевич Толстой и Сергей Михалков. Но русская аристократия еще задолго до советской власти растратила свое значение.

* * *
Как бы марксисты ни натягивали «классовые характеры» на русских писателей, не найдешь никого, чтобы можно было упрекнуть в буржуазности. При том, что расцвет литературы начала XX века пришелся на период экономического бума – расцвет этой самой русской буржуазии. Меценаты последних купеческих поколений не смели смотреть на опекаемых писателей и художников, как Воронцов на Пушкина, сверху вниз. Уважали. Кстати, слово «купец» плохо вяжется с обликом Рябушинских, Мамонтовых, Морозовых. В их внешности уже пробивалась порода. Если бы Петр успел обрить купечество, она пробилась бы раньше. Но он почему-то оставил их в прежнем состоянии, и мужицкое, простолюдинное закоснело в купеческих физиономиях. Мы как-то привыкли к персонажам раннего Островского, а надо бы почаще вспоминать портреты Валентина Серова.

* * *
Между Тютчевым и Фетом 17 лет – они родились в один день (5 декабря по новому стилю) соответственно, в 1803 и 1820 годах, но в нашем обывательском сознании они застыли неразлучной парой. Вроде бы должны различаться как сыновья разных поколений. Но подлинно свободная литература не знает таких клеток, как «поколение», «прогресс», «мировоззрение». Это социалисты-догматики старались всё и всех расчислить, заготовить ячейки, в которые упрятывали насмерть любое явление, что в природе, что в политике, что в литературе. К политике это еще более-менее применимо, ее цель – сузить и природу, и человека. Но ни природа, ни человек не хотят никакой клетки. Особенно в России, где свобода выпадала лишь изредка и очень ненадолго. А потом озирались на нее со страхом и обзывали Смутным временем. Беспредельная разнузданность пугает народ, он сам не в силах справиться со своей волей и просит диктатора обходиться с ним «построже», как какой-то смоленский придурок умолял Путина. Ну, а власти и рады!

У нас не было опыта жизни в свободе. Соответственно, не выработалось привычки к ответственности, без которой свобода – дозволенное хулиганство. И как только появляется дилемма, тут же вопли: «Народ не созрел!». И – удавку на шею. Надо не прикрывать свободу, не загонять людей в стойло палкой «вертикали власти», а дать им возможность самоорганизоваться. Но для этого у власти должны быть интеллект и воля. Но у нас как-то все так получается, что выпадает одно звено: или интеллект, или воля. А то и оба.

* * *
Счастье – бич писателя. В счастье ничего не происходит, скользишь по жизни, не замечая, что это умеренное по скорости и потому почти незаметное движение и есть сама жизнь. Только вдруг спохватываешься, припоминая малозначимый факт (значимые разбивают счастье): целых двадцать, а то и тридцать лет пролетело.

Как мучился Хармс:

– Раз! Два! Три! – Ничего не произошло!

Но домучился – раз, два три! – и погубили. Господи, кому мешал этот чудак? Он дразнил своей свободой. Вызывающе свободный как бы напрашивается на пулю рабов.

* * *
Из какого сора…

«Савкина пустошь» началась от раздражения повестью Евгения Носова «Усвятские шлемоносцы» – они открываются сценой сенокоса 21 июня 1941 года. Ясное дело, эти крестьяне станут героями. Повесть даже дочитывать не стал. В противовес – крестьянин рубит самую красивую в округе ель. Гибель Пушкина – народная трагедия едва ли не того же масштаба, что война. А концовку – с барином – писал как под диктовку. Я не мог своими скудными мозгами додуматься. А потом Бакланов сказал: до барина мог написать любой, а эта сцена – уже подлинная литература.

«Свояси». Однажды один покойный полусумасшедший знакомый журналист прибежал ко мне с новостью, что в «Вечерку» на отдел литературы пришел некий Дима. Я с ним знаком не был, только слышал о нем: он покинул «Литературку» недели за две до моего прихода туда. Я решил написать рассказец страницы на 4 по типичному для того времени сюжету: людей выселяли из доходных домов в центре и поселяли на их место конторы (что ни дверь то СПНУ или АСУП, а то и НОТ и УП). Вот и приходит бывший жилец по делам в собственную квартиру, даже в свою комнату в коммуналке. Но в этой комнате должно же что-то произойти… В итоге получилась повесть. С Димой так и не познакомился.

«Ждите гостя» рождался как анекдот. Слава Победоносцев рассказал, что в «Крокодиле» всех замучил анонимками какой-то тип явно из коллектива. Дело кончилось смертью от инфаркта главного редактора Дубровина. Вскоре выяснилось, что затравил его заместитель, который отличался удивительным обаянием, очаровывал всех. Вот я и решил написать Дон Жуана с анонимками вместо шпаги. Начал в фельетонной манере – не понравилось, и очень долго искал верный тон. А потом, по мере развития, сюжет усложнялся, в грех впал повествователь, превратившийся в полноценного героя и даже главного; слава Богу, что классика знает двух Дон Жуанов – де Тенорио и де Маранья, это и выручило. Правда, считанные читатели поняли шутку с фамилиями.

* * *
Во сне проживаем интереснейшие сюжеты, иногда даже с дельными по их поводу размышлениями. Но память удерживает их не больше трех минут по пробуждении. Почему так? Помню, что сон сегодня изобиловал событиями – хотя бы одно сохранилось!

* * *
XXI век проносится мимо нищего старика, невесть как оказавшегося на неизвестной платформе, и милостыни не подает.

Да он и не просит.

* * *
Николай Второй начал с Ходынки. Никто не хотел никакой трагедии, все случилось по причине элементарного разгильдяйства. Как через 60 лет – похороны Сталина, отправившие вослед любимому вождю стадо из 23 тысяч влюбленных баранов и овец. Но взрывы домов, дагестанская операция полковника ГРУ Басаева были действием предумышленным, на их языке – спецоперацией. Внедрение мысли о спасителе отечества.

В 1985 году Господь прибрал к себе маразматика Черненко, а за три месяца до него – министра обороны Устинова. От обоих попахивало Третьей мировой, и к тому все шло: «Дедушка пожил, Ему все равно». Небольшое усилие, и Горбачев победил маразматика Гришина и мелкого, но сильного в интригах мерзавца Романова. И казалось, что Бог не оставил Россию своим попечением, дал шанс. Поздновато. Когда «честный» убийца Андропов стал бороться с коррупцией, он зацепил элиту республик, дождавшихся своего часа, чтобы отколоться. Час этот им всучили придурки из ГКЧП в августе 1991-го.

СССР развалился, осталась Россия. Осталась, чтобы получить новый шанс, выбраться из почти неминуемой гражданской войны и влипнуть в путинскую Реставрацию, столь же комичную, но для кого-то и трагическую, как правление Луи Филиппа для французов, нюхнувших свободы. И замертво упавших от кислородного отравления жертвами якобинцев, а потом и наполеоновских войн.

Переместившийся с поста директора ФСБ в кресло секретаря совета безопасности (где некогда Березовского сменил Путин) господин Патрушев разработал программу светлого будущего, по которой мы можем начать Третью мировую. Это называется «военная доктрина». С атомными, разумеется, бомбардировками по предполагаемому противнику. Очень уж не терпится нашим ястребам в генеральских папахах «нанести превентивный удар». И зачем, спрашивается, Господь спас наше отечество в 1985? Наши безумцы вдобавок втихаря вооружили Северную Корею и фанатический исламский Иран. Чтобы те, отпетые, начали войну, а мы, как взрослая шпана вступились «за маленьких». Мы Грузию-то победили не уменьем, а числом. Куда ж еще соваться с гнилой советски-крепостнической, разложенной дедовщиной армией?!

Все это десятилетие я с тревогой ожидаю какой-нибудь пакости от властей предержащих. Смены им не видно, но если и возникнет таковая, она явится из фашистского отребья. Им, видите ли, мало «сильной руки» вороватого подполковника КГБ, генерала хотят, чтоб побольше трупов по себе оставил.

* * *
С уходом Гайдара ушли последние остатки интеллектуальной составляющей наших властей. Он все же умудрялся давить на Путина и предостерегать от безумия. Не во всем преуспел – возрождение ВПК и процесс Ходорковского, не говоря уж об истреблении всех демократических институтов. Но он понимал, что такая уж волна пошла: реакция. Реакция всегда приходит на смену реформам и революциям. После Петра – Анна Иоанновна, После Александра Первого – сам Александр Первый и еще мрачнее – Николай, после Александра Второго – сыночек. Российское быдло особенно нетерпимо к умникам во власти.

Гайдар умер, когда он снова стал нужен позарез. Кто еще может управиться с кризисом?

* * *
К войне приводит безвыходность. Когда государство экономическими обстоятельствами загнано в угол. Политики в панике и отчаянии хватаются за оружие. Так было в 1984-м, когда отозвали делегацию из Женевы и стали готовиться к Третьей мировой. Советский Союз на Западе называли Верхней Вольтой с атомной бомбой.

* * *
Аборигены ближних сел называют нас дачниками. Мы себя таковыми не считаем, но точного определения найти никак не удается. Поскольку даже мелким огородничеством нам заниматься неинтересно, признать себя сельскими жителями мы никак не можем. Аналогии приходится отыскивать в давно минувшем XIX веке. Вспоминается почему-то название тургеневской повести «Однодворец Овсянников». Вот мы, похоже, однодворцы и есть. Как люди, работающие со словом, мы мучаемся в поисках точного обозначения наших владений. Усадьба? Поместье? Уж очень отдает снобизмом, неловко произносить. Или отвратительное – участок? В нем чудится либо что-то полицейское, либо глубинно советское. Впрочем, слова, как и предметы, обладают удивительным свойством, пройдя стадию отвратительной «рухляди», превращаться, если доживут, в ценный «антиквариат».

* * *
История как память человечества весьма прихотлива. Никто не вспомнит Иоанна Второго – Ивана Красного, отца Дмитрия Донского, а вот Четвертого знают самые невежественные. Обидно за доброго, хорошего человека, виноватого перед потомками только тем, что не истреблял своих современников, не жарил их на сковородах, не пытал, не стравливал с дикими зверями.

А вот Грозного с рабской любовью и благодарностию помнит вся Россия. Равно как и превзошедшего его в садизме Сталина.

Единственное, за что можно благодарить этого душегуба – за начало книгопечатания в России.

Да, при нем построили храм Василия Блаженного. Да и то легенда (часом, не правда ли?) возникла об ослеплении Бармы и Постника.

* * *
В иконах с изображением Михаила Архангела есть некое противоречие: воинственный сюжет и женоподобный лик Архистратига.

Если верить гороскопам, я тоже – сплошное противоречие. Слабак, интеллигент, а рожден в опекаемый Марсом вторник, в год огненной лошади. Правда, в Благовещение, которое колеблется между Великим постом и Пасхой. Как-то даже со Светлым воскресеньем и совпало.

* * *
Когда он встал с помощью наивных добряков на ноги, первым движением было – пинок. Он пинком отшвырнул всех, кому благодарен. Но сапоги властителя тщательно вычищал языком. Это я к тому, что на конкурсе холуев победил Михаил Боярский. Когда-то ему протежировали порядочные люди. В день 130-летия Сталина журнал «Коммерсант. Власть» опубликовал результаты конкурса льстецов Путина. Остроумно. И стыдно за Башмета: его талант мог бы позволить обойтись без холуйства.

А «доверчивый» наш ведет втихаря точный счет всех обидчиков. Выждет время и отомстит. Он терпелив и беспощаден, в чем определенно похож на Сталина, это его тайный идеал, что бы ни заявлял вслух, осеняя лапшой уши простодушных сограждан.

Хлопоты о культе по себе самому – удел слабых, закомплексованных неуверенностью в своем праве на должность. Горбачеву и Ельцину довлело уважение умных.

* * *
Нулевые с Путиным обнулили все достижения 80-х – 90-х Горбачева и Ельцина.

* * *
В ослаблении эпидемий гриппа, заявил наш умник Онищенко, «положительную роль сыграет разобщенность людей».

* * *
Век был страшный, а люди моложавы, особенно во второй его половине. На фотографиях 1909 года мой 53-летний дед выглядит старше меня, 67-летнего. А в свой последний год он вообще казался ветхим старцем: Андрей Михайлович Турков, израненный на войне, кажется мне моложе деда, а ему 85. Может быть, тут еще играет роль нешуточный чин: действительный статский советник. Внук дьячка – штатский генерал!

Правда, тут еще одно обстоятельство: мы себя не видим. Как ни смотрись в зеркало, а себя воспринимаешь «молодым, двадцатидвухлетним». Ну, тридцати пяти – сорока, никак не старше. Старость обозначает себя в первые летние дни в деревне, когда обнаруживаешь, что тебе непосильны прошлогодние пустяки, например, пройти без одышки к дому Тихоновых на вершине холма. А нынешним летом – даже в рощу через неширокое поле. Оказалось, оно тоже в горку, причем почти незаметную глазу.

* * *
Вчера весь день и вечер в мозгу цитировалось: «Ну, барин, – закричал ямщик, – беда: буран!». Вот проза поэта: вся фраза из аллитераций. Но следующая не хуже: «Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь». Стал проверять цитату: разумеется, переврал. Но потребовалось усилие воли, чтобы отложить книгу. Когда-то я называл эту тоску онегинской – не в подражание Евгению, а по тексту романа.

Нет, это вообще пушкинская тоска: все хочется перечитать заново. Я даже благодарю свою дырявую память, которая не удерживает стихов, пусть и самых любимых. Но у Пушкина и частные письма блистательны. «На всех стихиях человек тиран, предатель или узник» – это ж из письма Вяземскому. И опубликовано, кажется, после смерти.

* * *
Записи, разделенные звездочками, потом легко и приятно будет читать. Это я по своему читательскому опыту сужу. Не у каждого хватит воли одолеть «Мир как воля и представление». «Афоризмы житейской мудрости» того же автора и с неменьшей мысленной нагрузкой читаются философскими дилетантами вроде меня без особого напряжения, хотя, оторвавшись от текста, долго по его поводу размышляешь. Опыт наблюдений подсказывает, что не у каждого хватит воли одолеть до конца и «Афоризмы».

Но в таких повседневных записях гораздо больше мусора, чем сколько-нибудь дельных мыслей. А то у Розанова или Венички Ерофеева мусора нет. Еще сколько! А у Юрия Карловича? Конечно, это жанр посмертных публикаций, кроме Розанова, мало кто отваживался печатать записные книжки при жизни. Я, например, даже отобрать как следует не сумею. Потому и свободна моя мысль, что не предназначена для печати. Видимо, не надо стесняться и мусора. Походя вскрывается механика зарождения и развития мысли. Часто мысль не развивается вовсе, и это вытекает из природы мышления русского человека, отмеченной в Нобелевской речи великим русским мыслителем Павловым.

Я помню свой ужас, когда обнаружил, что записи 1993 года ничем не отличаются от 1991-го. Собственно, мыслей не было: было отчаяние от открытия, что литература, на которую столько надежд возлагалось, никому не нужна. А просто-напросто сила экономического удара была такова, что эмоций на несколько лет хватило. К тому же еще в 1989 году мне стало ясно, что у людей наступила информационная усталость: сколько успели воспринять и понять, столько и осталось. Сейчас же обнаружилось, как крепки социалистические предрассудки в народном сознании.

Власти этим и манипулируют.

* * *
Вчера разбирали груду фотографий, связанных, в основном, с музеем. Илья, конечно, великий человек. Куда только нас не заносило, благодаря его бешеной энергии и врожденной дипломатии. Ливны, Константинополь, Словакия, Рязанщина, Одесса, Коктебель, Брянск и Рёвны… Ничего б этого я не увидел.

А все началось с моей статьи о Казакове, где я не мог обойти вниманием Паустовского. Тут меня Моника и приметила, привела в музей, где начала работать Галя Корнилова. И когда я оказался без работы, Илья приютил меня. Зато мы сделали классный журнал. Уникальный. Лет через пятьдесят ему цены не будет на букинистическом рынке.

Илья был из числа редчайших читателей, кто адекватно воспринимал мою прозу и меня как личность. Личность-то Бог с ней, умру, и не вспомнят, сольюсь с большинством, но он прозу чувствовал. И точно знал, что когда-нибудь мои забытые книги проснутся, оживут…

* * *
Адекватная оценка современников – величайшая редкость. Даже Белинский поначалу не смог разглядеть сквозь мельтешенье повседневности Пушкина. Но Гоголя и Лермонтова все же сумел понять сразу, по первому впечатлению. Конечно, со временем открылись новые смыслы. Но великие произведения сами не знают тех смыслов, которые откроет время. Тут тайна обратной логической связи: сначала следствие, а уж потом причина. Сам творящий не в силах ее постигнуть. Как прозорливо заметила Марина Цветаева,

Поэт издалека заводит речь,
Поэта далеко заводит речь.



И путь издалека в далеко ему самому неведом. Он ввязывается, по совету Наполеона, в схватку со словом, а там, как Бог даст. Поскольку процесс писания от Бога, как и строгий поэтический слух, следящий за подбором звуков, то рано или поздно труд упорный отрывается от авторской воли и выписывает свои кренделя, которыми писатель как бы со стороны восторгается, не веря, что это он сам только что написал. Самому, исходя из обычной житейской и даже философской логики, ни в жизнь не додуматься. Ни до замужества Татьяны, ни до самоубийства Анны Карениной, вроде бы тщательно подготовленного ее наркоманией.

При писании «Жильца» таких откровений не было. Вот и получился роман не постыдный, а гордиться нечем.

* * *
Вчера полдня ухлопал на статью для Московской энциклопедии о Шершеневиче. Оказывается, не надо стесняться и можно дотягивать объем до 3000 знаков. А это для меня – другой жанр, пришлось разбавлять в целом законченную вещь. У меня еще в начальную пору журналистики было чувство заданного объема: я укладывался в 2, 4, 20 страниц в зависимости от заказа. И тут уложился в 700–800 знаков, т. к. к краткости призвал предыдущий заказчик.

На фотографиях Вадим Шершеневич – довольно пошловатый фигляр, бабник, московский денди, и вдруг – последняя: мудрый старик, чудом уцелевший в костоломную пору. А умер всего-навсего 49 лет от роду.

Уцелел потому, что бросил писать стихи: последнее написано в 1933 (единственное в тот год!) через 7 лет после сборника «Итак итог». Писал о смерти имажинизма, имея в виду смерть поэзии вообще, по объективным внешним причинам. Слава Богу, пора была вегетарианская и крамолы не заметили.

Говорят, очень цеплялся за жизнь, боялся неминуемой смерти. Но что тогда и там – в войну и в Барнауле – могло спасти от туберкулеза? А может, все к лучшему – после войны ему уж точно было б несдобровать: промахнулись бы в 46-м, догнали б в 1950, когда разогнали великий Камерный театр. Кто отвечал за репертуар? Кто в низкопоклонстве перед заграницей подбирал зарубежные тексты? Вот то-то же.

В 1914 году Пастернак его изничтожил в рецензии с пугающим названием: «Вассерманова реакция». Они были молоды, опрометчивы и нетерпимы.

Кстати, в своем последнем стихотворении Шершеневич очень трезво поставил себя в ряду русских поэтов:

Все незначительное нужно,
Чтобы значительному быть.



В царской короне даже у затылка должен сверкать камешек.

* * *
Без Онегиных и Печориных – их реальных прототипов – не было б у нас ни Пушкина, ни Лермонтова. Они возросли на интеллектуальной болтовне нереализованных умников. Беспощадная история стирает в порошок имена гимназистов, одноклассников Анненского, Блока, Гумилева, Пастернака, без которых и эти гениальные люди оказались бы ущербны. Пастернак, еще не уверенный в себе как состоявшийся поэт, но уже почувствовавший свою значимость как интеллектуал написал:

Мы были музыкой во льду,
Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены и сойду.



Лед имелся в виду натуральный, означал зимние невзгоды Гражданской войны, но уже когда писалась «Высокая болезнь», подступала идеологическая стужа, хотя чуткий Блок еще за пять лет до пастернаковской поэмы умирал от отсутствия воздуха в атмосфере. Неосознанное предвидение: вроде и Ленин прославляется на Девятом съезде Советов, а лед сжимает горячее горло.

Подтапливался в хрущевскую пору, но первый же заморозок грянул прямо на обнаженную голову и распахнутую от радости грудь Пастернака – 1958 год, Нобелевская премия, скандал.

* * *
Мы были музыкой во льду все годы советской власти. И снова, в это последнее путинское десятилетие. Нулевые обнулили все достижения демократии предыдущих 15 лет. Как ловко этот прохиндей объезжает конституцию. Силовые министры подчиняются не премьеру, а президенту. Но он придумал президиум совета министров, состоящий из силовиков. Из Конституционного суда убрали последних умников. Председатель теперь не избирается, а назначается, как губернатор, президентом. Это Медведев устилает ковровую дорожку в 2012 год, когда народ единодушно изберет на свою выю диктатора. Повторяем немецкий путь 1933 года.

* * *
В 49 лет он выглядел глубоким стариком. Но на большинстве фотографий это веселый молодой человек, радостно-талантливый, в меру таланта реализовавшийся. А когда пути перекрыли, притаился в скромной театральной должности. В 35 лет выпустил «Итак итог». А мог бы развиться в очень серьезного писателя. «Великолепный очевидец» гораздо талантливее «Романа без вранья», соседа по сборнику. Но все имажинисты остались в тени Есенина – поэта, безусловно талантливого, но не очень глубокого. Что Есенин, когда рядом – Блок, Ахматова, Мандельштам, Пастернак…

* * *
Вадим Шершеневич. Пьеса «Одна сплошная нелепость». Похоже, название левитинской работы «Сплошное неприличие» отсюда. Он же недаром считает своим предтечей Камерный театр, в котором Шершеневич в лучшие годы был завлитом. И, доживи до 1950-го, главный удар принял бы на себя. Он определял дух Камерного не меньше, чем Таиров. И всегда для Шершеневича на первом месте – свобода. Свобода от государства. И молчание с 1926 – из-за окончательного отсутствия свободы. Даже странно, что «Итак итог» вышел. Там все пронизано крамолой.

История русской литературы XX века полна недооцененных фигур. И еще не настало время истории объективной. Хотя, конечно, Блок, Белый, Ахматова, Хлебников, Мандельштам, Пастернак, Маяковский, Ходасевич, Цветаева, Брюсов, Бальмонт и Гумилев возглавляют ряд, Есенин его завершает, и в этой части список уже непоколебим. Но где найдется место Тарковскому, Твардовскому, Давиду Самойлову, Вознесенскому, Евтушенко, Ахмадулиной и Соколову? Пока перечислял, вспомнил Заболоцкого и Вагинова, Хармса с Введенским и Олейникова, Багрицкого… А еще были Маршак и Чуковский. Из недавнего – Бродский, Лиснянская, Дмитрий Александрович Пригов, Кибиров, Кушнер, Соснора, Парщиков, Олег Чухонцев, Олеся Николаева… Список не завершен, я слишком мало интересуюсь современной поэзией. Не моими хлипкими силенками воздвигать ценностей незыблемую скалу.

В прозе XX века на первое место безоговорочно ставлю прожившего в нем всего три года Чехова, на второе – Андрея Платонова. А дальше – Бунин, а за ним целая череда: «первый среди вторых» Куприн, Зайцев, Шмелев… Снова Андрей Белый, Бабель, Булгаков, Набоков, Юрий Казаков, Олеша, Ильф и Петров, Гроссман, Аксенов, Пришвин, Паустовский, новооткрытый Кржижановский, Аркадий Гайдар, Битов, ранний Белов, Астафьев…

И опять многоточие, я и в прозе не всех вспомнил, достойных долгой памяти. «Ну, скажите мне, в какой же телескоп в те недели был бы виден Лидин?». Он и в эти недели не виден.

И чует мое сердце, Кржижановский – не последнее архивное открытие в русской литературе. Было, кстати, и еще одно: «Арбат, режимная улица» Бориса Ямпольского.

А ведь случались гении всего одного шедевра.

Что ни говорите, господа, а у нас и в двадцатом веке была великая литература! Рановато определять его начало «серебряным веком». Там и золота высшей пробы хватает. Да кого из предыдущего столетия, кроме Пушкина, поставишь рядом с Блоком? Не Баратынского же.

* * *
Удивительное дело: комплименты не понявших твоих текстов звучат гораздо оскорбительнее, чем хула, даже и справедливая. Впрочем, тексты мои, несмотря на простоту письма, не так уж легки для понимания.

* * *
Читаю письма Ариадны Эфрон Алле Беляковой и дрожу от бешенства. Аля не уступала матери в природной одаренности, а уж в уме, быть может, и превосходила. И такая личность за благо почитала свою работу в Доме культуры Туруханска, куда сослана «на вечное поселение»! И это после семи лет лагерей. Преступно государство, не дающее возможности реализоваться таким личностям.

А Москву тем временем хотят украсить портретами усатого генералиссимуса…

* * *
Интересно, есть ли в русской неюмористической литературе герой, в фамилии которого присутствует суффикс -к-? Скажем, не Соломин, а Соломкин, не Рогожин, а Рогожкин… Человек как-то сокращается, если наденешь на него этот суффикс. Это в серьезной литературе суффикс для «маленького человека» – Башмачкин, Девушкин. Впрочем, есть и не «маленький», хоть и «идиот», – князь Мышкин. Но что-то не припомнится среди русских людей фамилии Мышев или Мышин. Невообразимо – Онежкин, Печоркин, Обломкин…

* * *
Чем грандиознее личность, тем страшнее по своим последствиям ошибки. Дался Лермонтову этот Мартынов, с детства ведь знал его ничтожность, пустую фанаберию и вспыльчивый характер. Смерти искал. Но за гений непомерная ответственность перед Богом и людьми. Гений не имеет права на ошибки такого рода. Но он и в боях лез на рожон. Чтобы его, как Бестужева, не ухлопали.

Но в двадцать пять лет выдать «Героя нашего времени»! Достоевский в этом возрасте только «Бедных людей», вариацию гоголевской «Шинели», написал. Андрей Платонов как прозаик даже не начался. Булгаков же, не начавшись, едва не кончился – первая жена спасла от морфинизма. Даже Юрий Казаков еще не написал «На полустанке». Наше поколение угодило в царство геронтократии, и в сорок лет мы все еще считались начинающими. Я дождался первой книги в 43 года. Правда, ровно год, день в день «Ждите гостя» провалялась в цензуре.

* * *
В литературных битвах они были по разные стороны. Но умирающий Пушкин вдруг забеспокоился об участи больного сына Н. И. Греча. Вот что такое братство в литературе. И истинное христианство, а не полунасильное общение с попом, присланным по указанию Николая Первого.

Когда министр народного просвещения (!) Уваров выговаривал Жуковскому за некролог (Тоже мне поприще – стишки писать), он озвучивал слова императора. Стиль, его не скроешь. Как потом Жданов Сталина: при внимательном чтении чувствуешь, как прорываются нотки кремлевского горца. Я даже вижу, как он ступает по ковру, сутулясь и попыхивая трубкой. Диктует.

* * *
Какое тонкое косноязычие: «Иль мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид». Гений даже самый кричащий порок речи может претворить в прием.

Слово «влепит» покоробило изысканный слух моего компьютера. Он его подчеркнул зеленой «стилистической» чертой.

* * *
Гоголь к концу жизни стал слишком серьезно относиться к себе, и тут же утратил чувство юмора. В этом и была его трагедия.

Видимо, культурный багаж его был не очень велик. Нежинская провинциальная гимназия – много ли она дала? Общение с мировой культурой, с тем, что создано до нас, укрощает самонадеянность и не позволяет творить из себя кумира. Всегда встает вопрос: а ты потянешь «Божественную комедию», «Евгения Онегина» или «Войну и мир»? Как творческому человеку не сойти с ума, оказавшись в окружении шедевров Микеланджело и Рафаэля? Хотя, конечно, человек, написавший «Мертвые души» и «Шинель», имеет право возомнить себя пророком. Надо ли им пользоваться? Да ведь и шедевры не ты писал: Бог твоей рукой. А ты, как Акакий Акакиевич, переписывал.

По рукописям Пушкина видно: зачеркиваются слова, написанные человеком, вписываются продиктованные Богом.

* * *
Какие ранние утраты на начальном пути русской литературы: Пушкин – 37, Веневитинов – 22, Лермонтов – 26, Белинский – 34, самый из них долгожитель Гоголь – 43. А еще Александр Одоевский, Дельвиг, Бестужев… В наши годы в этом возрасте только-только начинали. Царила геронтократия, и наше поколение искусственно придерживали. Даже в КПСС моим ровесникам не светила карьера: Зюганов дорвался до власти в своей партии только после перестройки, когда в прошлом руководящая партия сдохла, и теперь от каждого его лозунга распространяется трупный запах. Да ведь и ветеранов войны допустили до литературы только после смерти Сталина, и то не сразу, лейтенанты прорвались к самому концу 50-х.

Горбачева считали молодым. Но когда стал Генеральным, он уже был старше «дедушки Ленина».

* * *
Многим писателям приходилось начинать свой путь с журналистики. Смею заметить, что журналистика – призвание немногих: все мнят себя писателями, но мало кому удается вырваться из круга периодического издания с его раз и навсегда установившимся ритмом: бешеным в газетах, чуть помедленнее в журналах еженедельных, еще медленнее в ежемесячниках. Удовлетворяются, увидев свое имя напечатанным типографским способом. Меня это никогда не устраивало, я в «Литгазете» снимал свою подпись под мелкой информацией. И особенно в «Литературной России», где мои скромные тексты украшали отвратительнейшими штампами. Про вьюжный декабрь в теплом помещении ЦДЛ, куда посылали на репортаж. «Ты не журналист, – сказал кто-то из корреспондентов, – надо оставлять свое имя под каждой строчкой». А я, при том, что наскребется едва ли с десяток текстов за два с половиной года, не попавших в печать, и не считал себя журналистом, хотя до писательства предстояло одолеть чертову дюжину лет. Изумил однажды Игорь Берельсон, позавидовав тому, что моя подпись стоит на газетных страницах. Научиться писать он не мог – самоутверждение было важнее сути предмета. Я измучился с ним, выпросив для него книжку на рецензию. Так ничего и не вышло, даже сам не мог после его опытов написать.

Я с девятого класса изводил блокноты и листы бумаги сентенциями и наблюденьями нравов. Так что мой стаж в жанре «ни дня без строчки» – 54 года. Хороший жанр. Идет от «Эссе» Монтеня. В юности полюбил «Дневники» Жюля Ренара, «Записные книжки» Ильфа. Печаль его в том, что в основном этот жанр – посмертный. И еще при жизни надо завоевать право опубликовать свои повседневные записи после кончины.

* * *
Читаю книгу Аллы Марченко о Лермонтове. Много интересного о роде Лермонтовых в России, об Арсеньевых и Столыпиных, но она пытается воспроизвести русский язык двухсотлетней давности, и это плохо получается: допушкинский язык умер. В ее устах он дергается, как лягушка в руках Гальвани. Все-таки фактура интересная. Оказывается, Лермонтову в 14–16 лет труднее всего давался синтаксис. А я, преподавая в Нелькобе эту науку, все примеры на самые сложные случаи (употребления тире, двоеточий и особенно точки с запятой) отыскивал именно в «Герое нашего времени». Он с таким изяществом, так виртуозно организовывал каждое предложение… Вот подлинная русская аристократия: Пушкин в стихах и Лермонтов в прозе! Как во внешности Печорина, во всем чувствуется порода, в каждом звуке.

У него даже фамилия навзрыд. И ком в горле душит, едва вспомнишь этого гусара с печалью в глазах.

Тогда, в Нелькобе, я заново влюбился в Лермонтова.

* * *
Начало русской литературы – дело рук аристократов. Царедворцы Державин, Карамзин и Жуковский, Пушкин с четырехсотлетней родословной, Веневитинов, Лермонтов, Аксаков. Его сиятельство граф Толстой. Вот разве что Гоголь и Достоевский из простых и небогатых дворян. А это обстоятельство заставляло тянуться вверх, чтобы всех превзойти. Все же тон задали аристократы с их презрением к накопительству; неумение владеть собственностью породило идеологическое презрение к оной.

Интеллигенты нашего времени, никогда не имевшие собственности, унаследовали эти свойства отпетого дворянства. Хвастаемся бескорыстием, сформировавшимся на пустом кошельке.

Сытость – тоже своего рода испытание. Благополучие плохо способствует умственной деятельности. Сытое брюхо к ученью глухо. К творению тем более.

* * *
«Только детские книги читать». Какие книги были в детстве Мандельштама? Боюсь, что ничего хорошего. Разве что народные сказки, сказки Пушкина, лермонтовский «Ашик-Кериб» да «Черная курица» А. Погорельского и «Городок в табакерке» В. Одоевского. Детская литература развилась лишь в XX веке как своеобразная форма внутренней эмиграции. И сразу: Корней Чуковский, Маршак, Хармс, Введенский, Олейников, даже ранний Михалков и Барто…

* * *
Ошибка Булгакова в том, что он сообщил Воланду и его банде собственное чувство юмора. А признак сатаны – дурной вкус. Я почему-то наглядно увидел это, когда показали Джохара Дудаева с его пошлыми маслянистыми глазами и сутенерскими усиками. Дурной вкус несовместим с чувством юмора. Сталин и Гитлер не обладали им ни на грош.

* * *
Ремарк был писатель не Бог весть какой величины. Но он формировал мою личность. Ремарк вернул уважение к немцам. Война выработала национальный предрассудок. Ремарк его разрушил, а Борхерт окончательно добил. Сейчас они оба забыты и в Германии, и в России. Но есть и Божий Суд. Он ведь не только карает. Он строит единый мировой текст из всех родов искусства и литературы на всех языках. Отбор самый суровый. Можно всю жизнь переводить тонны бумаги, а потом и писка не останется. Что и произошло с классиками советской литературы. В учебниках литературы для 10 класса в начале 50-х был такой Виктор Гусев. Не претендующий на вечность его тезка и однофамилец спортивный комментатор, не ведая того, полностью вытеснил из народной памяти поэта, и теперь лишь он единственная ассоциация с этим набором звуков: Виктор Гусев. Зато не напечатавший при жизни ни строчки прозы Сигизмунд Кржижановский несомненно останется в мировом тексте.

* * *
Только в русской литературе выведены характеры, подобные Онегину и Печорину. Они воспроизводятся в каждом поколении. И как приложение пародии типа Грушницкого, опошляющие их мысли сходными словами. Вечные одиночки даже в своей среде. Даже рядом с доктором Вернером.

Как интеллигентом, по справедливому утверждению Д. С. Лихачева, нельзя притвориться, невозможно и подражать Печорину. Выйдет гончаровский Адуев. Тоже, между прочим, великое произведение – «Обыкновенная история». Очень отрезвляет подражателей. Как вовремя я ее прочел, от скольких кривляний меня избавило это беспощадное зеркало.

* * *
В Белинском идеология боролась с живым эстетическим чувством, врожденным поэтическим слухом, и, слава Богу, последнее побеждало. Но мы много лет зазубривали его прямолинейные глупости про эгоизм Онегина и Печорина, которые в своем духовном развитии миновали романтический альтруизм, а тот непременно в силу своей нежизненности обернется пошлостью:

В деревне, счастлив и рогат
Носил бы стеганый халат…



Зато утверждение, что «Евгений Онегин» – энциклопедия русской жизни, истинно народное произведение, несомненно, его гениальное открытие. Читателю средней руки трудно объяснить народность неординарной личности Онегина. Тем более что, начиная с декабристов, все «передовые мыслители» почитали за народ исключительно крестьянство и рабочий класс. Достоевский разглядел «созерцателя», но в зипуне или лакейском сюртуке не узнал Онегина. Добавив подлости и не свойственной такого рода людям решительности, вывел в образе Смердякова. Плохо прочитывается то обстоятельство, что Смердяков – тоже брат Карамазов.

* * *
Кстати, об Онегине. Почему-то мало кому приходит в голову, что он – собеседник Пушкина. И не в праздной болтовне, а на самые серьезные темы. «Евгений Онегин», Глава I, строфа XLV:

Условий света свергнув бремя,
Как он устав от суеты,
С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлажденный ум.
Я был озлоблен, он угрюм;
Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар угас;
Обоих ожидала злоба
Слепой Фортуны и людей
На самом утре наших дней.



В основе литературы – болтовня узкого, как правило, круга лиц, составивших компанию неленивого человека, кому не тошен труд упорный.

Приходилось слышать: так любой интеллигент может. Может, но не пишет!

* * *
Мне очень повезло с учителями. Первый, конечно, Феликс Раскольников и школьные друзья Игорь Берельсон и Володя Быковский. В институте – Михаил Викторович Панов, в журналистике – Андрей Зоркий и Толя Холодков, в редакторском деле – Слава Победоносцев. Метод Холодкова – бросать щенка в воду; диаметрально противоположный у Славы: бывало, дня два уходило на письмо графоману. В литературе все, кого я читал, вплоть до отъявленных графоманов: по их трудам изучались ошибки письма; поскольку жизнь я познавал не столько непосредственно, сколько в отражениях, кое-какой житейский опыт все же обретался. Многое понимал в истории и источниках революции и сталинской реакции в конкретных судьбах.

* * *
Вчера искал цитату заметки Пушкина на полях рукописи Вяземского, нашел аж четыре, одна элегантнее другой: «Цель художества есть идеал, а не нравоучение»; «Цель поэзии – поэзия»; «Поэзия выше нравственности – или по крайней мере совсем другое дело»; наконец, любимое и искомое: «Какое дело поэту до добродетели и порока? Разве их поэтическая сторона». Боюсь, что меня поволокло в сторону Льва Толстого, который морализаторством испортил свои лучшие сочинения.

Странный закон литературы: почему-то порок значительно легче описывать, чем добродетель. Тот же Лев Николаевич не раз спотыкался на этом: самый вялый персонаж «Анны Карениной» – Левин. Толстой и поведал о такой трудности в первой же фразе романа: «Все счастливые семьи похожи друг на друга…» А раз похожи, что ж писать, они не дают сюжета в силу своей неподвижности.

А счастье нашей с Алёной семьи оборачивается отсутствием тех неурядиц, из которых складываются сюжеты.

* * *
Есть косвенное доказательство тому, что Хлестаков был «с Пушкиным на дружеской ноге». Свои приключения он описывает в послании другу журналисту Тряпичкину. Фельетонный псевдоним Пушкина – Феофилакт Косичкин: грамматически то же образование.

* * *
Странно, что лучшее, гениальное начало не в первом, а в четвертом, самом последнем из «Евангелий» от Иоанна: «В начале было Слово». Слово и сохраняет народы от исчезновения даже тогда, когда сошел в могилу последний носитель языка – древний грек, римлянин, убитый вандалом. Остались тексты, их найдут, расшифруют, переведут на современные языки. Руины памятников архитектуры и скульптуры ничего не скажут без объяснительного слова: эта женская фигура без руки богиня Венера.

Национальное слово – то есть язык – формируется долго и мучительно, по нескольку долгих веков. От Алексея Михайловича до нас всего три с половиной столетия, а тексты его указов уже подлежат переводу. Перелом от Петра до Пушкина занял без малого век. Могуч старик Державин, но для современного слуха косноязычен. Революция пришла в русский язык из самого низменного жанра басни. Да и то лишь в устах ее великого мастера. В борьбе трех ломоносовских штилей победу одержал самый презренный – низкий. Пушкин, в юные годы написав свою «Вольность», похоронил оду. Интересно, что Карамзин в научном труде «История Государства Российского» достиг большего художественного совершенства, чем в сентиментальных повестях. Хотя уйма девиц утопилась в пруду у Симоновской заставы. Может, и теперь топились бы, но там территория завода «Динамо», а пруд, кажется, высушен.

А мы сейчас бережем русский язык от варварства. Не очень успешно: уже в норму ввели «договора». И до́говор.

Поскольку во власти у нас не стратеги, а хитрые полуобразованные тактики, культура вышвырнута из шкалы сегодняшних ценностей. Она отомстит. Но все великие мщения гораздо чаще и в большем количестве секут невинных голов, чем супостатских. В глазах Бога виноват весь народ.

* * *
Почему-то стесняюсь называть себя писателем. Прозаик да, эссеист тоже, а вот писатель – как-то неловко. В годы моей молодости слово было очень нагружено смыслом и влекло за собой гамбургский счет. Собственно, и писателей было раз-два и обчелся: Паустовский, Юрий Олеша, Казаков, Аксенов, Юрий Трифонов. Нет, Трифонов раскрылся позже – в 70-е. Писательство при всем стремлении было так недостижимо… Почему-то Казаков (я с ним познакомился осенью 1959 года) в меня поверил. В день его кончины 29 ноября 1982 года я дописал первый вариант «Ждите гостя». Пришел на следующий день в редакцию «Советского писателя», и тут меня огорошили новостью. Я тогда сказал Маканину, что он один остался на вершине (но имел в виду себя). Так, наверно, почувствовал себя Лермонтов, узнав о гибели Пушкина. Эк, хватил, скажут. Но я о самочувствии. Вдохновение графомана как психологическое состояние ничем не отличается от самочувствия гения. Восторг от ясности во все пределы. Здесь речь может идти об истинности ясности.

* * *
Каждое утро сажусь за стол, изображаю русского писателя.

* * *
Я обзавожусь роскошными блокнотами и тетрадями, но они так хороши, что рука не поднимается портить их своими упражнениями. Одна-две записи – и все. И не поднимается рука повыкидывать. Куда все это денется после моей смерти? Должно быть все равно, но почему-то жалко, если погибнет. Дальние, слишком дальние подступы к прозе.

Читаю дневники Моэма, мои записи, во всяком случае, не глупее. Дневники эти удивительно бескультурно изданы: не то что биографии нет – даже годы жизни крупнейшего английского писателя XX века не указаны. АСТ, между прочим, солидное издательство.

Оборотная сторона компьютеризации – свобода от правил. Но свобода хороша только тогда, когда правила накрепко усвоены, и виртуоз ясно видит в них ту точку, которую он в интересах истины вправе нарушить. Как ради правды художественной авторы исторических романов произвольно смещают события. Помню, как приписал пушкинскую дуэль по аналогии с онегинской к утру, вовремя опомнился проверить – в предсумеречный час. Надо еще было не забыть, что с 1930 года страна жила по декретному времени – на час вперед по сравнению с Европой и дореволюционной Россией. Здесь изменение времени суток ничем бы, кроме невежества, не оправдалось.

* * *
«Сказка о царе Салтане», если воспринять только имена героев, середина между Востоком и Западом. Салтан явно турецкого или татарского происхождения, Гвидон – итальянского. Сходятся вопреки умствованиям Киплинга. Петр прорубил в Европу окно, Пушкин – дверь, хотя сам оказался невыездным. Большевики, особенно Сталин и особенно после войны заделывали и дверь, и окно железным занавесом. В детстве нас пугали Америкой и «американским образом жизни». Американцы, внушали нам, кладут ноги на стол и пьют кока-колу. Эта загадочная кока-кола не давала покоя до самой американской выставки в Сокольниках. А там давали на пробу уже следующий американский напиток пепси-колу. Ломились, как в мавзолей. Оказалось – чистая химия с привкусом ваксы. Занавес проржавел еще при жизни усатого. Тогда и возникло идиотское словечко «стиляги» из какого-то злобного фельетона в «Комсомолке». Улица Горького от площади перед Моссоветом до Охотного ряда стала «Бродвеем» и сохраняла это звание десятилетия. Песенка начала 50-х:

Не ходите, дети, в школу,
Пейте, дети, кока-колу!



Сейчас никому и не объяснишь символистического значения кока-колы для нашего поколения. При всех подлостях нынешнего режима, даже людям около шестидесяти невозможно вообразить в деталях всю эту «борьбу с низкопоклонством перед заграницей». А мы в этом жили.

Да, был и патриотический ответ:

Не ходите, дети, в класс,
Пейте, дети, русский квас!



* * *
Олеша-мыслитель значительно превосходит Олешу же, но прозаика, сочинителя. Его повседневные записи, не стиснутые сюжетом, гораздо свободнее и, соответственно, художественнее. Совершенно противоположная картина – Достоевский со своими «Дневниками писателя», где он велик только в рассказах, угодивших под дневниковую руку. Его знаменитая «пушкинская речь» с выпадами против Онегина и Алеко так простодушно реакционна, так неумна. Слава этой речи держится на соплях авторитета имени. Ее всю опровергает абзац о русском народном мыслителе, от которого не знаешь, чего ждать: то ли деревню спалит, то ли в Иерусалим двинется грехи замаливать, то ли и то, и другое. Так ведь это Онегин и есть. Разве что в армяке. Потому и не узнан самим автором. В наши дни нечто похожее, только в худшем варианте произошло с Солженицыным. Но Исаевич, по слабости таланта, все свои комплексы вывалил в художественные сочинения, изуродовав их. Даже язык у его последних сочинений – агрессивно-националистический с противоестественными псевдорусскими неологизмами.

* * *
Читаем с Алёной вслух «Анну Каренину» – в наши времена эти конфликты так малозначимы, что не составят сюжета даже для рассказа. Семьи распадаются слишком легко и не так болезненно. Но читаешь Салтыкова-Щедрина и узнаешь сегодняшний день во всей красе. У Щедрина события соотнесены с незыблемым нравственным законом, что внутри нас. У Толстого – с условностями своего времени. Как дуэль Онегина, немыслимая в толстовские времена: условности поменялись. В «Анне Карениной» даже Левин стал жертвой условности: сняли точки над ё, и как ни старался Лев Николаевич заставить произносить по-русски фамилию своего героя, мы говорим Левин, хотя ни одного русского с такой фамилией как-то не встречалось. По-моему, даже во МХАТе произносят «е». Подобные рассуждения прочитал у Гаспарова, возможно, им и навеяны. Нечто похожее в результате омографии произошло со словами «Византия», «Влас» (французский мудрец Влас Паскаль, писали в ХVIII веке), «Василий», «василевс» и «варвар». Они пришли из письменной речи, латинское «Б» прочиталось как «В» и не впустило в устную речь правильное произнесение.

* * *
В Историчке просматривал «Литературку» за первое полугодие 1958 года. Это конец 9 класса. Но есть полосы, которые помню, будто читал их совсем на днях. Например, как Николай Грибачев клеймит вероотступника Говарда Фаста. Я находился под обаянием рассказа Фаста «Тони и волшебная дверь» – его читали по радио и издали брошюркой в библиотечке «Огонька», а Грибачев уже тогда был прославлен как отпетый мерзавец.

«Литературкой» тогда командовал Кочетов, его, болезного, сменил Валерий Друзин, в первых заместителях ходил Мих. Алексеев. Все трое, слава Богу, забыты, но зла литературе натворили немало. Скучна газета неимоверно, поражаешься после 20 лет гласности, какими глупостями забивали головы себе и читателям солидные взрослые люди. Мне была нужна статья Юрия Барабаша с идиотскими по сути и доносительскими по тону обвинениями в адрес Паустовского в отрицании коммунистических идеалов в «Золотой розе». Стервецу всего 27 лет. До этого отметился доносом на «Пядь земли» Бакланова в «Известиях»: учил боевого артиллериста писать правду о войне. Он рвался в Москву с опостылевшей Украины – и дорвался-таки. Очень скоро стал замом главного «Литературки». Потом и в ЦК КПСС переберется и там станет расти. Тогда гарантией карьерного успеха были критические статьи против Паустовского, романа Дудинцева «Не хлебом единым», Андрея Вознесенского, Юрия Казакова и Евтушенко.

Я читаю все это спустя более полувека. Уже забыты имена членов редколлегии одной из самых влиятельных газет Советского Союза. Правда, вскоре Кочетова, Алексеева и Друзина сменят Сергей Сергеевич Смирнов и Михаил Матвеевич Кузнецов (человек умный, в те времена блестящий, но раздавленный процессом Синявского и Даниэля: парторг ИМЛИ, понужденный должностью на непорядочные акции). Смирнову газета досталась как награда за исключение Пастернака из Союза писателей. Правда, он сделал газету такой, каких до самой горбачевской перестройки не видывали, и в конце концов силы реакции добились его свержения.

И все-таки 1958 год – не кровожадный 1949-й. Разницу почувствовать оказалось легко. Обвинили Исбаха в космополитизме и низкопоклонстве, тут за ним и пришли. Симпатий этот человек не вызывает, особенно если вспомнить его подлую роль в судьбе Юрия Казакова, но тюрьма есть тюрьма, и жалко всех, в нее угодивших, даже Исбаха и Сучкова.

* * *
Собираю номер «Мира Паустовского», преодолевая апатию. В его творчестве обнаруживается удивительный феномен: характеры выдуманные ему решительно не даются, сплошной сироп или хина. Но когда он говорит о живших и живущих, реальных людях, память и фантазия, замещающая провалы, создают очень точные портреты.

Еще в юности понял одну закономерность: мемуары интересны только если интересен сам мемуарист. Одновременно с Паустовским и Эренбургом читал воспоминания Владимира Лидина – на редкость бесцветные. Бесцветен был сам Владимир Германович, человек широкой и крайне поверхностной культуры. Однажды, еще в студенческие годы со мной разговорился старый редактор Леонтьев, он был одно время замом главного в «Литературке», а давно когда-то работал в «ЗиФе». Когда Лидин приносил рукопись, ее проглядывали и тут же задавали автору вопрос: «Что на ночь читали, Владимир Германович? «Первую любовь» Тургенева?» А в другой раз – «Анну Каренину»? «Обрыв»? Очень был переимчив к чужим стилям. Если б обладал чувством юмора, мог бы стать великим пародистом. Но именно этого отменного качества был лишен.

* * *
Каким потрясением для нас был Ремарк! Рожденные в самый разгар войны горячей, перетекшей в холодную, мы воспринимали немцев исключительно как врагов. Оказалось – люди, да еще какие! После «Трех товарищей» в Исторической библиотеке читали с Берельсоном «На западном фронте без перемен» издания 1926 года. Однотомник еще не вышел. Потом добрались до Генриха Бёлля и гитлеровского зека, освобожденного из Моабита, Вольфганга Борхерта.

Дядя Коля подарил мне дореволюционный пятитомник Кнута Гамсуна. Сопоставление двух босяков, Горького и Гамсуна, поставило в моем сознании знак равенства между коммунизмом и фашизмом. Загадка осталась: почему эти два великих писателя так плохо кончили? Не выдавленный до конца раб внезапно разросся из последней гнойной капли и сгубил репутации.

* * *
При Сталине юбилеи смерти отмечались торжественнее и чаще, чем рождения. Пушкинские торжества 1937 года несравненно пышнее торжеств 1949-го. В «Литературной газете» за апрель 1947 года воспоминания Юрия Олеши и Катаева об Ильфе к 10-летию смерти, но в октябре ему бы исполнилось 50, – ни словечка. Несмотря на ждановское постановление, 1947-й еще вегетарианский по сравнению с 1949-м, когда вовсю развернулась борьба с низкопоклонством и космополитизмом. Газета неимоверно скучная, но еще не очень агрессивная, кроме ермиловской статьи о Платонове, никаких зубодробительных разносов нет. Но и она – лишь последствие более серьезных акций: видимо, «Возвращение Иванова» вызвало сильнейшее раздражение и злобу у вождя.

Но судя по рецензиям, заметкам, удивительно унылое было время, совершенно нечего читать. Действительно, «Возвращение Иванова» Платонова и «Далекие годы» Паустовского, его рассказы того времени – единственное, на чем глазу остановиться.

* * *
Интересно, сейчас в школе работают над почерком учеников? У меня никогда не было пятерок по чистописанию. Но были приступы жажды писать перьевыми ручками. С нажимом и тонкими элементами, когда ведешь, сдерживая дыхание, перо вверх по строке. Из писателей один только Ремизов отличался любовью к каллиграфии. Маленький, как перышко в чернильнице.

При моей жизни человечество от ручки-вставочки, какими были написаны все романы Ф. М. Достоевского, пролетело к ноутбуку. В метро все чаще вижу пассажиров, читающих электронные книги. А нравы такие же дикие, как во времена Ивана Грозного. Меняется антураж, меняются формы проявления все той же дикости, беспредметной и яростной жестокости.

Страсти незатейливых людей подогревает телевидение с бесконечными убийствами – обесценивается жизнь как дар Божий.

* * *
Вообще-то Пастернак великолепно ошибся: «Метель лепила на стекле кружки и стрелы». Кружки и стрелы лепят отопление в доме и беснующийся от ярости мороз за окном.

* * *
Евангелие открылось на главе 18 «От Луки»: «32. Ибо предадут Его язычникам и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его…».

Судьбы идей схожи, независимо от их истинности: сначала гонят, потом приспосабливаются к ним, а, в конце концов, приспосабливают их к сиюминутным политическим выгодам. Полная реализация идей в конечном итоге обнажает их абсурдность. Как это случилось в XX веке с фашизмом и коммунизмом. Но почему христианство устояло, несмотря на казни и костры инквизиции, художества Ивана Грозного и черносотенство в православии? Оно проповедовало безусловные нравственные ценности, а от постулата «цель оправдывает средства» отказалось само. Средства, не успев достигнуть цели, исчерпывают ее. Сколько ж, однако, слез и крови должно было пролиться, чтобы стремящиеся убедились в этом.

Если трактовать блоковских «Двенадцать» как апостолов, то Ванька – тот, что с Катькой в кабаке, – получается Иудой, продавшим святое дело революции за керенки в Катькином чулке. Как быстро октябрьская революция задушила самое себя, если уже к августу 1921 года Блок умер от удушья в общественной атмосфере!

* * *
«Литературная Россия» воспевает лирику Владимира, пардон, Мошонкина. Квинтэссенция поэтического мышления: «Тепловоз залазит на подъём». Цитируется без тени юмора, назло «эстетам, объевшимся Бродским».

Газета, с самого основания, еще когда была «Литературой и жизнью», рассчитана на оголтелых дураков. Ее держала видимость борьбы с умной, особенно во времена Сергея С. Смирнова, «Литературной газетой». Сейчас, при Полякове, они сравнялись и в глупости, и в подлости. А в результате интеллигенция осталась без своей газеты. «Новая» не в состоянии восполнить пробел в области литературы. Как странно: на Чаковском клейма негде было поставить, но газета была. И никто не в силах поднять ее до того уровня. А тогда это казалось явным падением после Смирнова и даже Косолапова.

* * *
Семилетний ребенок на вопрос Виты, кто такой психолог: «Он изучает повадки человеческого мозга».

* * *
В ПЕНе 2 декабря раздавали «Прокляты и убиты» Виктора Астафьева.

Читаю этот роман, считающийся лучшим о войне. За 70 страниц прочитанного текста уже не меньше десяти пассажей на тему «простые русские крестьяне» и «пролетарии из окраинных бараков». Я сам, конечно, грешу и морализаторством и толчением воды в ступе, но все ж не в такой степени. В советскую литературу явились талантливые люди без культурного наследства. Их поздняя начитанность в известной степени расширила кругозор, просветила, но уже не сумела повлиять на профессиональное литературное развитие, вкус был испорчен давно, в процессе формирования личности. Мало кто из них осознавал эту беду – лишь незадолго до смерти Евгений Носов. Он выступал с этим на съезде писателей РСФСР, констатируя, что только в сорок лет начал профессионально читать, а в ответ с цепи сорвался певец невежества Егор Исаев.

Дочитал, хоть и не без труда. Фактура, конечно, мощная, но, Боже мой, как плохо написано! Композиции никакой: рыхлое описание с публицистическими истериками (странный феномен Астафьева: он поэтичен в покое и благости, но удивительно антихудожественно сердится, тогда как у нормальных писателей гнев открывает сатирический дар), вечно повторяющимися. Конечно, так называемый политсостав – ярмо на действующей армии, так он еще наделил комиссара еврейством, и вылезло дикое антисемитское нутро. Наш свойственник Айзик Шапиро не бегал по тылам и принял смерть достойно. Да тот же Бакланов, командир маленькой пушечки со щитком, защищающим только от прямого попадания ружейной пули.

А этот псевдорусский язык! Иные фразы будто Солженицыным писаны, та же фальшь с немыслимыми в живом языке неологизмами. Его же (Астафьева) вещи, изданные под солнцем брежневской цензуры, гораздо лучше написаны. Имя достигло той высоты, когда о редактуре никто и не заикается. Это общая беда знаменитостей. И тем более – Пушкина: некому было подсказать, как звучат, оторвавшись от страницы, «сосна садится в ванну со льдом» и «слыхали львы».

Виктор Петрович, хоть и самый умный из деревенщиков, все же к публикации этого романа забронзовел, и о редактировании не могло и речи идти. Редакторы боятся широко признанных писателей – во вред их текстам. А после наступления свободы слова с редакторами вообще перестали считаться, и теперь книги, газеты и журналы выходят с чудовищными ошибками.

Слава Богу, еще держится толстые журналы. Хороший редактор в современном издательстве – редкое исключение. Ископаемое.

* * *
«Февраль! Достать чернил и плакать…». На первый взгляд – бессмыслица. Может, бессмыслица и на второй. Но до чего ж точно передано ощущение именно февраля – месяца, исполненного ожиданием весны прямо с 1 числа. Даже если этот день проморожен градусов до двадцати.

Ранний Пастернак – бормочущий, бубнящий что-то про себя подросток, все вроде бы неразборчиво, но все эмоционально точно.

* * *
В 1959 году в «Литературной газете» Кочетова и Друзина сменил Сергей Сергеевич Смирнов. Редакторство куплено ценой палачества в деле Пастернака («Очки на морде палача сверкали шустро»). Но здесь он стал отмываться от дурной славы и очень скоро совершенно преобразил газету. Листаешь подшивку того года – будто из Северной Кореи в Польшу или Чехословакию переезжаешь.

Аудитория «Мира Паустовского» на поколение-другое старше меня. А вот как поколениям последующим объяснить, что очевидные прописные истины приходилось выдирать зубами из идеологической стены, маскировать как «спорные» мысли и выдерживать потом за них оголтелую атаку «автоматчиков партии» (как называл себя Грибачев – кто помнит этого лысого злодея? А какой несокрушимой, казалось, физической силой обладали его доносы!)?

Мы же, изучая историю литературы, понимаем, где был Пушкин, а где Булгарин, где Некрасов, а где Катков. Поймут и они. Правда, сегодня почти все имена 50-х годов утонули в забвении. Да ведь и во времена символистов кто помнил тех же шестидесятников, Добролюбова или Чернышевского? Помнили: Короленко и Михайловский. Но оба они воспринимались как старцы, застрявшие в своем народническом прошлом.

* * *
Погрузился в 1947 год, отраженный в «Литературной газете». Ни слова правды, но атмосфера передана удивительно точно. Страшновато за родителей, живших «в эту пору прекрасную», когда основной жанр критики был донос. И тоже мало кто думал о репутации. На подлости шли с каким-то азартом – благообразный капитан I ранга Лавренев изобличает в низкопоклонстве Леонида Гроссмана. Мариэтта Сергеевна рассказывала, правда, что именно он убил Марину Цветаеву, отказав в должности судомойки. Но это сбой ее памяти: убийцы – поэт-орденоносец, будущий лауреат Ленинской премии Асеев и Тренев. Отважные воины Великой Отечественной поражали своей гражданской трусостью. Как за 10 лет до того – герои гражданской.

* * *
Отношение к коллективному, к пресловутому большинству точнее всех высказал Данте: «Посмотри и пройди мимо». Даже на презрение, слабейшее из чувств, не стоит растрачивать душевных сил. Хорошо ж ему досталось от этого большинства!

* * *
Культура – это мировой текст, в который попадают исключительно драгоценные слова. Пустая порода отмирает сразу. В нее вписывается удачная строчка из записных книжек Чехова, Ильфа, Гаспарова, а все пятитомное собрание сочинений какого-нибудь Павленко или Грибачева даже знаком препинания не вползет. Правда, перед ними все подлости Булгарина меркнут. Имена переделкинских улиц требуют уточнений: улица памяти Тренева, убийцы Марины Цветаевой, улица Павленко, доносчика и палача Осипа Мандельштама, улица автора лозунга «Если враг не сдается, его уничтожают».

Я с отрочества был человеком литературоцентричным и принимал близко к сердцу все, что вокруг нее творилось. Враги литературы были и мои личные враги. Таковыми и по сегодня остались.

* * *
Странное дело: Чехов в нашем восприятии – писатель XX века, а прожил в нем всего три с половиной года. Он что-то принципиальное уловил в своем времени, писатель не только великой русской тоски, но и смутных трагических предчувствий; декадентов не любил, но был их фактическим основоположником. Толстой, переживший его и написавший «Хаджи-Мурата», «Крейцерову сонату», «Отца Сергия», остался в своем XIX. Его прозу в XX век втащили ученики – Бунин, Куприн, Шмелев, Борис Зайцев, Чириков, драматургию – Станиславский и его Художественный театр.

* * *
В «Приношениях Эразму» можно написать впрямую «Похвальное слово глупости». Меня давно, с тех пор, как прочитал «Мастерство Гоголя» Андрея Белого, преследует такая мысль: Хлестаков разрушил устоявшийся порядок; великую авантюру Чичикова разрушили Ноздрев (тот же Хлестаков в развитии) и «дубинноголовая» Коробочка. И другой тезис: кто из нас не совершал глупости? И отрицание за собой этого факта – самый верный признак дурака.

Актуальность этой темы свидетельствует о том, что в сознании человечества никакого прогресса не было и нет. Прогрессирует антураж: только за одну мою жизнь в быт пришел телевизор, реактивный самолет, спутники, свершающие землемерные работы из космоса… А дураки те же, что при Фонвизине и Гоголе, и Щедрине, и Зощенко. В неграмотной России у Пушкина было едва ли больше процента адекватных читателей. Думаю, в век всеобщего среднего образования процент увеличился ненамного. И «Евгений Онегин», оставаясь, по Белинскому, подлинно народным произведением, является и двести лет спустя наиболее элитарным из всей русской литературы. Его и сам Достоевский не сказать чтобы не понял, во всяком случае, истолковал весьма однобоко.

Коварнейшее свойство «неслыханной простоты» – она гораздо труднее для адекватного восприятия, чем самая кучерявая заумь. Пушкин хоть и утверждал, что поэзия должна быть, прости, Господи, глуповата, все же и от нее требовал мысли и мысли. Глуповата – проста по форме. У него же ни строчки просто информационной не отыщешь, всюду мысль. Поэтическая мысль – вовсе не философствование, а такое строение фразы, в котором бесформенное движение души обретает несокрушимую звуковую оболочку. Любой звук сверх написанного режет чуткий слух. Выпадение звука – ритмический провал. Желательно, чтобы и в прозе было так же. Ближе всего к совершенству подходили Чехов и Бунин. А достиг один только Лермонтов в «Герое нашего времени»: ни звука не просунешь.

* * *
Читаешь газеты 40-х годов, и не веришь, как можно было выжить интеллигенции в такой атмосфере. Я еще краешком детства застал это время, помню радио тех лет со всеми подлыми глупостями. Но уже нашим детям трудно рассказать, чтобы поверили. А тут и внуки подросли.

Откуда столько сталинистов? Ну, Мариэтта Чудакова права: элиту порасстреляли и сгноили в лагерях, а дети вертухаев размножились. А зависть, в которой большевики взрастили целые поколения, возбуждает мародерские инстинкты: посадить соседа и завладеть его имуществом. Что при Большом терроре хватают всех подряд и доносчиков в том числе, в убогую головенку не приходит.

В рассуждениях о России, о природе государства строим разного рода концепции, а там простейший корыстный инстинкт, жадность и трусость. И больше ни-че-го. И опять, как у коммунистов – сугубо отрицательный отбор.

* * *
Абзац, не вошедший в статью о Паустовском, варьируется в моих записях: эффект прижизненной славы. Он вписался в прижизненную славу и был забыт сразу же после кончины. Недостатки его сочинений шли от избытка добрых чувств, и даже к тем, что вдруг бросались в глаза, при некоторой доле досады мы были снисходительны. Теперь – наоборот. Литературные страсти 40-х–50-х подзабылись, и впечатление складывается именно от пороков его прозы.

* * *
Дура набитая. Дура, набитая умными словами, – самая опасная их разновидность. Наиболее распространены вокруг искусства.

* * *
До чего ж коварно соблазнительнейшее из социальных понятий – равенство. Его нет в природе. Мы рождаемся разными. Близнецы Чук и Гек. Чук прохиндей, Гек раззява. «Зато Гек умел петь песни». Коварная судьба может подстроить так, что жизнеспособный Чук покинет сей мир во цвете лет, а полудохлый, вечно гонимый Гек доскрипит до глубокой старости. И что уж совершенно точно – дело Чука умрет вместе с ним, а песни Гека переживут не одно поколение.

Справедливость – тоже фантом. Первая же притча Иисуса Христа – о сборщиках винограда как раз и утверждает законность произвола. Эту мысль пропускают за красотой изречения «И последние станут первыми». А для меня – первый барьер на пути к христианству. Мне всегда было жалко тех, кто вкалывал от рассвета до заката и не получил достойной награды. Христос как само собой разумеющееся отдал хозяину виноградника право на произвол.

* * *
Мы с Алёной затопили камин и работаем на террасе. Солнечное утро, но дым стелется книзу, так что «буря, скоро грянет буря» видно и без альбатроса. К середине дня нагонит облаков, они превратятся в тучи – и понеслось.

Сколько ни смотришь на колокольчик в букете, не перестаешь дивиться изяществу стебля и цветоножки. Художественная фантазия природы. Алексей Константинович несколько промахнулся: колокольчики вовсе не темно-голубые, они лиловые. Это особенно ярко видно, когда рядом в букете темно-голубые васильки.

* * *
Вчера читали сцену охоты у Левина в «Анне Карениной». Сколько ж Лев Николаевич живой природы поистреблял, пока не перешел на Каинову диету! Охота описана с таким азартом, будто не пером, а тульской двустволкой. Как ни опрощался автор, как ни рядился в крестьянское, а в одном лишь описании манер Степана Аркадьевича и Васеньки Весловского – такой граф, такое ваше сиятельство. В наш хамский век, воцарившийся не без помощи Толстого, эти тонкости поведения немыслимы: очень немного осталось разоренных дворянских гнезд, где воспитанием детей из последних сил держат оборону. Когда водил маленькую дочку Виту в художественный кружок при Историческом музее, видел пятнадцатилетнюю княжну Волконскую. Порода очень чувствовалась. А в княжне Трубецкой – она работала в библиотеке им. Ивана Сурикова рядом с «Молодой гвардией» и кормилась в нашей столовой – победил советский образ жизни.

Когда артист Юрий Яковлев не мог найти себя в образе Стивы, Зархи посоветовал ему: играй Сережу Михалкова. И Яковлев, на мой взгляд, переиграл всех своих партнеров, даже Николая Гриценко, который вступил в спор с легендой о Хмелеве и, кажется, выиграл. Наравне с ним разве что Ия Саввина – Долли. Михалковы – и Сергей Владимирович, и Никита – воплощают всю мерзость русской аристократии, светской черни. И даже природный талант не спасает. В искусстве не меньше, чем в торговле, самый дорогой товар – репутация.

* * *
Продолжаем читать вслух «Анну Каренину». Написано через пень-колоду, Толстого совершенно не заботили повторы, тавтология, косноязычие. Все равно ведь гениально, каждую фразу движет мысль, которой не до оформления в изящный слог. Такой торопливой скороговорки, как у Достоевского, нет и следа, но нет и таких внезапных глубин, что разверзаются вслед за точкой. Зато точность и тонкость психологии необыкновенная. Какой-нибудь Васенька Весловский, невесть какими ветрами залетевший в текст, настолько ярок и живописен, что неизбежное расставание с ним породит пустоту.

И какой он все-таки был барин! До мозга костей.

Роман разоблачает будущий маскарад опрощенчества, хождение босиком за плугом, вегетарианство и проч. Всякая идея, дорвавшаяся до воплощения, прямой дорогой следует к абсурду.

* * *
Читаем «Анну Каренину», и из впечатлений вдруг выделилось одно: а ведь наш уровень жизни очень похож на уровень жизни Долли и Стивы Облонских. Гигантские напрасные усилия, чтобы не видны были штопки на кофточках, когда сама кофточка даже в пору своей новизны не шла в сравнение с «простым» платьем Анны.

Спасение – в гордости и воспитанности. Все-таки в воспитании русского дворянства на первое место ставилось достоинство. Кстати, и синонимом «сословию» служило «достоинство». Мой прадед выслужил возведение в дворянское достоинство.

На службе оно, конечно, всячески попиралось, особенно в средних чинах. Надо было подлостью отличиться, чтобы перейти в следующий класс по Табели о рангах. Падающего – подтолкни. Тихонько, локоточком, со стороны и не заметит никто. Подтолкни и встань на место упавшего.

* * *
И Олеша, и Юрий Казаков начинали пить от рано обрушившейся славы. Она их, не готовых к столь быстро достигнутому успеху, сбивала с ног. «Через медные трубы» споткнулись. А потом уже от недостижимости идеала.

Я помню, как в 20 лет бросил писать. Сидел у Игоря Берельсона на кухне и за полчаса накатал рассказец, похожий на десяток своих предшественников, а главное – на казаковское «Голубое и зеленое», которым все тогда бредили. Сам Юрий Павлович надолго замолчал, спохватившись, как легко, слишком легко написан за полтора часа далеко не худший из его рассказов. Чтобы собрать силы на «Свечечку» и «Во сне ты горько плакал». И не печатал ничего, кроме очерков, добрых десять лет.

* * *
«Опять Шопен не ищет выгод». Вроде бы бестолковщина: почему не ищет выгод? От кого? Платили ль тогда гонорар композиторам? И почему опять? А в целом – на редкость уместно. Слушаю ноктюрны, и невесть с какой стати приходит в голову эта пастернаковская мысль. Он же романтик, а бескорыстие их главная отличительная черта. В сочетании с наивностью оставляет их беззащитными перед яростной толпой.

Никто так не умел превращать бестолковщину, косноязычие в подлинную поэзию. С отрочества изумлялся строкам после проходного «Я не знаю, что тошней»:

Рушащийся лист с конюшни,
Или то, что все в кашне,
Все в снегу и все в минувшем.



Вроде совершенно алогичный, бессмысленный подбор однородных дополнений, да и как может вызвать тошноту палый лист с крыши конского сарая? А вместе какой-то слитный образ. Как гранит, составленный из десятка пород.

Один раз, в 14 или 15 лет видел Пастернака, как он широкими шагами по диагонали спускался к переделкинскому пруду. Я, не видевший портретов, узнал. Его живой образ составили стихи.

* * *
Перечитываю дневники Юрия Олеши. У нас, оказывается, очень много сходства в мыслях, суждениях, а между тем возрастная разница – 43 года. Видимо, интеллигенция имеет некую общность независимо от принадлежности к поколению. Он пересказывает довольно крамольные слова Ильи Набатова – эстрадника-куплетиста «Утром в газете, вечером в куплете», которого очень тонко пародировал в «Покровских воротах» Броневой. Но меня в детстве морочил не умник, а куплетист.

Существенная разница между мной и Юрием Карловичем вот в чем – я бы никогда не мог претендовать на открытие лавки метафор.

Такой фонтанный метафоризм – палка о двух концах. Чем ярче метафора, тем эгоистичнее в тексте. «Зависть», конечно, имела заслуженный успех на фоне стремительного оскудевания литературы к концу 20-х годов. И все же она как началась фразой «Он поет по утрам в клозете», так ею и кончилась. Остальное – развитие образа на добрую сотню страниц. Хорошие метафоры надо закапывать поглубже в текст, как Чехов.

Едва перевалив за 50, он стал чувствовать себя стариком. Вот тут у нас большая разница в самоощущениях. Мое замерло лет после 14. Я уже на 9 лет старше его предельного возраста, но старость ощущается только физической утомляемостью – тут виной не годы, а пресловутый хобл. Правда, я не пил так, как он, по классу профессионалов. И не ждал каждый день ареста. Он был намного одареннее Паустовского, но в репутации сильно ему проиграл, из страха и тщеславия отзываясь на события, на которые стыдно отзываться порядочному человеку. Вот, кстати, удивительный коктейль взбила в людях тоталитарная эпоха: страх и тщеславие в одном человеке.

С какой жадностью Олеша устремился читать «Опыты» Монтеня. Они оправдывали его обрывочные заметки, в необходимости и жизнеустойчивости которых он не был до конца уверен и чрезвычайно остро рефлектировал на эту тему. А между тем первое же издание «Ни дня без строчки» было одним из самых ярких событий середины 60-х. Подумать только, я рос во времена, когда издание одной книжки было всесоюзным событием. Первое при моей жизни – «Три товарища» Ремарка и двухтомник Хемингуэя в 1959 году. Нет, раньше, в 1956 с выходом 2 выпуска «Литературной Москвы» и романа «Не хлебом единым» Дудинцева. Потом столь же сильным общественным событием стал «Один день Ивана Денисовича» и публикация «Мастера и Маргариты». Больше советская власть литературных событий такого масштаба не допускала.

* * *
Олеша не любил Достоевского за описание унижений даже там, где сам Юрий Карлович унижения не видел. Но с какой беспощадностью он пишет о своих, когда у сытого режиссера выпрашивает трешку на опохмел. Мастерства не пропьешь.

* * *
Мы ищем в биографиях великих оправдания себе. Я у Олеши – своего бессилия, Пьецух – пьянства, старательно вычитывая признаки алкоголизма. Но Пушкин ответил на все эти поиски: «Мал и мерзок – не так, как вы – иначе».

Как же современники воспринимали Пушкина, если его ближайший друг Баратынский, только после смерти Александра Сергеевича, допущенный до разбора его бумаг, сделал открытие: оказывается, Пушкин был мыслитель! За полтора десятка лет духовной близости, имея столько писем от великого поэта, не рассмотрел.

Как точно это положение выразил Есенин:

Лицом к лицу
Лица не увидать.
Большое видится на расстоянье.



* * *
Музыкальный, пусть и не абсолютный, слух, совмещенный с абсолютным поэтическим дал такие строки:

……………………………………………….
И сплошной поток шопеновских этюдов.



И его же:

Опять Шопен не ищет выгод.



Такое чистое, бескорыстное во всех отношениях искусство. Это я включил диск с ноктюрнами. Вот кого могу слушать без конца.

Одно из ранних музыкальных впечатлений. Слушая Первую симфонию Чайковского, обнаружил, что с нее Дунаевский, мастер аранжировок, содрал песню из «Кубанских казаков» – «Каким ты был». Второй такой случай был в 1985 году – по случаю 300-летия Рамо исполнили какую-то его вещь, из которой проглядывала песенка Владимира Шаинского про улыбку. В Отдыхе мне даже хотелось написать на его новом заборе: «Музыку сочиняет Рамо, мы, советские композиторы, ее аранжируем».

* * *
В жизни Льва Толстого была та драма, что после «Войны и мира» жить ему осталось много лет. Все, что после – значительно слабее. Конечно, безусловное мастерство и в «Анне Карениной», и в первом томе «Воскресения», но пик уже пройден. На целые десятилетия – жизнь чемпиона после олимпиады и последнего золотого первенства. У иных очень долгая с головой, повернутой назад, к тем шумным стадионам.

Конечно, писатель умнее спортсмена, он дышит мыслью, но ведь и бессонница настигает. А в ней разные страсти плещутся.

* * *
О природе зависти. Напрасно Пушкин утверждал, что зависть как сестра соревнованию благородного роду. Она благородна на уровне Пушкин – Дельвиг – Баратынский. Но когда спускается в обыденность, ее рожа обретает облик Дантеса и Мартынова. Зависть – самый мощный стимулятор подлости. Завидуют не таланту – современники, как правило, не в силах его оценить. О Пушкине всерьез говорили, что он исписался, когда поэт опубликовал болдинские шедевры. Завидовали свободе, которую приносит талант. Тот же всесильный Георгий Марков исходил завистью к осознанно деклассированному Веничке Ерофееву. А до него Федин – к Синявскому и Даниэлю.

* * *
Редакторская профессия очень много дает в освоении литературного мастерства. Но при этом надо иметь в виду, что жизнь достается в отражении. Свои впечатления крайне скудны. Я и дожил почти до 70 лет, не обретя серьезного жизненного опыта. Так мало видел, что самому себе поражаюсь, что умудрился кое-что написать.

* * *
Вдруг вспомнилось. Дни поэзии года с 1959 выплескивались на площадь Маяковского. Там под памятником поэты читали стихи. Сначала – знаменитости, Евтушенко, Ахмадулина, Рождественский. Потом шли неизвестные, не прорвавшиеся в печать и при всем том талантливые. В 1961 власти спохватились. Где-то в декабре бригадмильцы, управляемые не милицией, а Лубянкой, стали хватать чтецов. Я тоже там высунулся, читал «Эстрадную архитектонику» Вадима Шершеневича. Дима Гладилин – офицер КГБ, внедренный в нашу школу в 9 классе, – однажды предупредил меня, что лучше не соваться, будут хватать и писать в институты телеги для исключения (что и произошло с Владимиром Буковским). Бог решил меня сохранить. Разгоны произошли аккурат во время моих болезней.

Там, под памятником, я приметил талантливого юношу, его стихи очень точно передавали ту романтическую атмосферу, что разлилась в воздухе в хрущевскую Оттепель. Даже весна грезилась. Я и сейчас чувствую прелесть стихов Андрея Пылаева. Почему-то мне показалось, что его опыты должны понравиться Корнею Чуковскому. И я – только в бестолковой юности можно отважиться на такое – решил их свести.

Поехали. Андрей, конечно, опоздал к назначенному часу, пришлось дожидаться, едва успели на электричку в Переделкино перед техническим перерывом. Корнея Ивановича застали. «Почему ко мне, такому старцу?» – был вопрос. Я что-то бормотал про внутреннее сходство. Андрей стал читать, и старику понравилось. Он позвал жгуче-черную Лидию Корнеевну, отрекомендовав как опытного редактора. Я надеялся, что старик даст рекомендацию в какой-нибудь журнал или «Литературку». Нет, он только хвалил и приглашал посетить его еще. Лидия Корнеевна в духе литературных дам что-то менторски советовала о графике стихотворений (лесенка, что ли – не помню). Мы и ездили к нему раза три-четыре, а как-то Андрея пригласили специально, так нравилось. Но на практические вопросы лукавый старик был уклончив. Года через два в «Литературке» с предисловием Чуковского напечатали чудовищную графоманию («Хлебозавод особо уважаю»). Я был изумлен цинизмом литературного патриарха. А все было очень просто, о чем мы, по наивности, не догадались: надо было самим написать врез, чтобы Корней Иванович подписал его, и тогда уж нестись в редакцию.

Андрей на тех стихах и кончился. Он попал под влияние одного окололитературного дельца, который использовал его как негра в мелкой халтуре.

Тогда, в 1961-м ему было 17 лет, из школы его выгнали после 9 класса. У нас в МГПИ открыли экстернат, куда я его протолкнул, он, наконец, получил аттестат и поступил во ВГИК в мастерскую сценариста Фигуровского. Но с кино тоже все кончилось какими-то мелкими халтурами.

Никакой крамолы, кроме очевидного юношеского таланта, в его стихах не было. Но уже поступило негласное распоряжение не печатать никого из молодых. Андрюша толкался по редакциям, выслушивал комплименты и непременные вслед за ними отказы. Нужен очень сильный характер, каковым Пылаев не обладал. Так и растратился.

Потом был СМОГ… Эти ребята на 5 лет моложе, но даже самый даровитый из них Леонид Губанов, хоть прожил пушкинский век, в поэта так и не развился: они все переварились в собственном соку. Поэтам надо печататься смолоду, пережить стыд за ранние опыты, профильтровать критику в свой адрес и пр. Подлянка Юнны Мориц: «Нет бумаги для Цветаевой, а тут эти». Цветаеву не печатали не из отсутствия бумаги, и Юнна это прекрасно знала. Со смогистами произошло то же, что с фронтовиками, которые период ученичества пережили в окопах, а только воздуху набрали для новых песен, как Жданов заткнул им рты. В итоге – даже лучшие из них недопоэты. Едва ли не у каждого отличные строки, но ни одного произведения, исполненного поэтической мысли в каждой строке – непременно найдешь даже целые строфы пустые, «для рифмы». Алена убедилась в моей правоте, изучив поэтический том Давида Самойлова. А я взялся за том его прозы. Побудила к этому его переписка с Лидией Чуковской, опубликованная в «Знамени». Переписка двух умнейших людей своего времени. Он в стихах был свободен, беззаботен в выборе слов и потому блестящ. В прозе, даже в мемуарах, видно, как он старался. И эта стопудовая старательность напрочь сгубила текст.

Едва ли Пушкин догадывался, что строки «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями» так непосредственно свяжутся с литературным процессом. Сколько хребтов переломано на подступах к печатному станку!

* * *
Разговор в ПЕН-клубе. Интернет, мол, погубил литературу: теперь пишут все. Но это ничего не значит. Мировая культура – единый текст, в котором идет медленный, столетиями, жесточайший отбор. Туда можно попасть хоть одной строкой. Ну, двумя. Как Александр Кочетков: «И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг!».

* * *
В 1980 году, когда большевики пышно отмечали 100-летие Блока, Белому предоставили научную конференцию в Малом зале ЦДЛ (доклад читала Тамара Юрьевна Хмельницкая, выступала Гаген-Торн, отмотавшая срок за антропософию). Никак не мог понять, за что такое насильное забвение. Он же «Ветер с Кавказа» написал, да и труды Лоханкина – пародия на «Между двух революций».

Очень просто: Андрей Белый в «черном списке» ждановского доклада: Мережковский, Вячеслав Иванов, Михаил Кузмин, Андрей Белый, Зинаида Гиппиус, Федор Сологуб, Лидия Зиновьева-Аннибал. Список составлял Сталин. А Суслов претворял в жизнь его заветы в годы застоя.

К Белому ненависть особая: Сталин досадовал на Бога, когда Он прибирал раньше срока намеченные жертвы. Так было с коммунистами Лариным, С. С. Каменевым – репрессии обрушились на вдов и детей.

* * *
Ненависть неведомым образом преобразуется в жалость. Я это впервые почувствовал, когда в своей прозе передразнивал угодившего к нам в начальники автора шедевра – романа «Живоцвет». Он ведь, несчастный, всерьез уверовал, что можно «прийти в литературу из горячего цеха». Сам Алексей Максимович обманул и его, и ему подобных… Только Горький, почитав им же самим взлелеянных пролетариев, приходил в нескрываемый ужас, породивший смертельные обиды бывших фаворитов.

* * *
Принялся читать мемуары Андрея Белого аккурат в день его рождения. Драматическая судьба после возвращения из эмиграции и трагическая – посмертная. Видимо, Сталин наметил его в жертвы, а он, с Божьей помощью, ускользнул. Отыгрались на антропософках. А творения – запретили. В годы Застоя, когда для видимости свободы издали в «Литературных памятниках» «Петербург», в типографии торчал наряд ОБХСС. Книги пустили в валютные магазины.

Как же они боялись этого непонятного, что-то там бормочущего человека. Непонятное страшнее враждебного.

Неразрывная пара Блок и Белый. Разлучили посмертно: Блока в Оттепель канонизировали, Белого оставили под запретом.

Их переписка, изданная в 1940 году, из области чудес. В 1946 и Блока запоздало, выпустив перед тем огромный том, запретят.

* * *
Ключ к Андрею Белому – его портрет, исполненный рукой Мандельштама:

Голубые глаза и горячая лобная кость…



Читал в каких-то мемуарах, что когда у кого-нибудь в гостях встречались Белый и Пастернак, они заводили речь, понятную только им двоим. Самые образованные люди в России – люди Серебряного века. Тот век еще переименуют в Платиновый.

* * *
У Герцена есть статья – мартиролог: о русских гениях, по вине николаевского режима не доживших даже до среднего возраста: Веневитинов, Пушкин, Лермонтов, Полежаев…

XX век оказался не менее жесток к своим лучшим детям: Гумилев, Есенин, Мандельштам, Кедрин. А как травили Ахматову, Цветаеву, Белого, Пастернака, Зощенко, обэриутов… Даже после смерти не унимались.

Искусство – комплекс проблем не только эстетических, несмотря на утверждение Пушкина «какое дело поэту до добродетели и порока», но и этических. Иначе почему так стыдно за неловкую фразу?! Рукописи самого Пушкина, исчерканные, затушеванные – прямое тому доказательство. А судьбы поэтов XX века – травимых, а то и напрямую репрессированных еще более веское. «За слово убивают». Кажется, так о значении слова высказался Мандельштам.

* * *
Читаю «Начало века» Андрея Белого и завидую образованности русских людей, его сверстников. В их эрудиции было, наверно, много лишнего, слабоватые мозгами страдали начетничеством, нам же все приходилось одолевать бессистемно, обрывками, поскольку выискивали истину из цитат советских опровергателей, допущенных до спецхранов, и Ницше путался с Фрейдом, а тот с Шопенгауэром. Люди моего поколения, даже очень вроде бы интеллигентные в массе своей одноязычные: не было стимула учить языки, поскольку граница «самого свободного государства» была на прочном замке, а мы к тому же, «ленивы и нелюбопытны». Но сейчас подрастает поколение, способное догнать своих прадедов в просвещении, благо, еще и Интернет родился, если им умело пользоваться.

* * *
Я оставил попытки прогрызать философские труды, когда, прорвавшись сквозь чащу терминологии выходил к банальнейшим выводам, к очевидности. А главное, слово философа однозначно, есть только один смысл – буквальный. Слово художника помимо прямого смысла обладает, благодаря соседству с другими, добрым их десятком. Насколько Достоевский-писатель крупнее Достоевского же, но мыслителя из «Дневников писателя»! В «Дневниках»-то он и сузил себя же, широкого человека.

* * *
«Русский язык» И. С. Тургенева в популярных изданиях печатается без концовки, оскорбительной для профессиональных патриотов: «Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу».

От того, что делается дома, и сейчас впадаешь в отчаяние. А еще впадаешь в отчаяние оттого, что так мало русских людей владеет этим великим и могучим.

* * *
Кусочек текста из нашего эссе «В гостях у Антона Павловича», изъятый Алёной за некоторую выспренность. Изъятый справедливо, но мысли, порожденной визитной карточкой Шехтеля, жалко. Я писал о том странном ощущении лавины, обрушившейся на мои бедные мозги под впечатлением картоночки. Я за ней вдруг с отчетливой ясностью увидел творения самого Франца Шехтеля и Льва Кекушева, Борисова-Мусатова, Врубеля, Серова, французских импрессионистов «от Мане до Лотрека», явственно услышал звуки Рахманинова, Сен-Санса, Скрябина, Равеля, строки из Чехова, Леонида Андреева, Блока, Белого. Весь модерн перелома XIX–XX веков.

Тут начинаешь понимать одну очень важную вещь: несмотря на обилие имен, течений, направлений, стилистических манер, жанров и даже родов искусства – это все единый поток мировой культуры, в котором теряется тщеславное значение конкретных имен, а ценны лишь собственно творения, неважно в каком виде: изящной бронзовой ручки на оконном переплете, как в шехтелевском МХАТе, яйце Фаберже, рассказе «Ванька» или мозаичном панно Врубеля «Принцесса Грёза» над Валькотовым «Метрополем»…

А чем это не угодило Алёне, не понимаю: «Слава тогда не дожидалась в уголочке, пока творец не отойдет на тот свет, и Чайковского признал музыкальным гением весь мир».


* * *
Были в гостях у Льва Николаевича в Хамовниках. Основное впечатление – позерство и ханжество хозяина богатого дома. Решительно все в усадьбе торчком выставляется против босоного графа в посконной рубахе.

А сейчас читаем вслух «Смерть Ивана Ильича», не говоря уж о прочитанной месяц назад «Анне Карениной», – в каждой фразе ощутим аристократ, особенно в насмешках над обыкновенностью в «оригинальных» выходках героя, когда он обставлял свой дом на удивление супруги Прасковьи Федоровны.

Революция истребила признаки русского барского дома в мелких бытовых деталях, и музей Толстого – единственное место в Москве, точно воссоздающее обстановку богатой и знатной семьи перелома XIX–XX веков. Дом Чехова – буржуазный, Брюсова – купеческий, Белого – профессорский. Горького тоже купечески-советский с представлениями обставившего дом кутаисского семинариста о той роскоши, которая положена великому пролетарскому писателю в период торжества социализма. По эстетике похоже на фильм «Волга-Волга».

* * *
Черновики Пушкина с яростными зачеркиваниями неудавшихся строк входят в прямое противоречие с его утверждением: «Какое поэту дело до добродетели и порока? Разве их поэтическая сторона». Почему-то за них совестно, отсюда такая ярость, что перо разбрызгивает кляксы и рвет бумагу.

Нравствен уже сам процесс поэзии.

Да и в непосредственном творчестве Александр Сергеевич не так уж нейтрален: Швабрин в «Капитанской дочке» тот еще негодяй, и автор не скрывает своего отношения к нему.

Интересно, что сам Господь весьма терпим к иным порокам поэта. Но едва тот переступает норму человеческой порядочности, мгновенно лишает его таланта. Так было с Шолоховым (если он на самом деле автор «Тихого Дона»), так на наших глазах произошло с Василием Беловым. Бог нетерпим к национализму.

* * *
Любимец Горького – Сатин. И похожие на него спившиеся интеллектуалы в босяцких рассказах. И никакой Алексей Максимович не пролетарский писатель, он, скорее, люмпен-пролетарский. «Знаменосец поколений», как называли школьные идеологи Павла Власова, – худосочный, плакатный не образ даже, а декларация образа.

* * *
О поколениях стали говорить, когда возникли в XIX веке шестидесятники. Общественные деятели, не оставившие в литературе следа, разве что как герои – Базаров, Марк Волохов. Это люди 40-х годов рождения, а литература кончилась Львом Толстым, явившимся на свет в 1828. За ним – исключения: Лесков, Короленко, писатели хорошие, но второго ряда.

Я принадлежу поколению уникальному: мы провернулись без войн и репрессий, но знаем о репрессиях больше, чем пережившие. Конечно, наше знание вторично, а все ж полнее, чем у переживших: каждый переживал свои беды, не очень оглядываясь вокруг. Мы смотрели как бы с горы. Вожди государства, соучастники сталинских преступлений, нас боялись и постарались свернуть шеи, пока они были цыплячьими. Ильичев или кто-то из его подручных выразился: «Ну, эти – (Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина) – пусть пощебечут, следующим, пока цыплята, свернем шею».

Мои ровесники иссякли в черновиках. Когда я с помощью Алёны одолел нерешительность и лень и прорвался-таки в печать, оказалось, что в литературе у меня почти нет сверстников. А сколько ж их было у памятника Маяковскому, пока не разогнали в декабре 1962! Все отгремело, все отклокотало – тишина.

Мы перегружены историческим опытом, перечувствовали, переосмысляли, но никому этот опыт не передашь – младшим неинтересно, как нам были неинтересны старики-ветераны. И хотя человек неизменен во всех исторических просторах, жизнь при социализме, доставшаяся нам, кажется невоспроизводимой в последующих поколениях: очень уж много неудобств и в самые вегетарианские годы. Дефициты даже пожилые люди изгнали из памяти и голосуют за коммунистов.

* * *
Проняло от гончаровской фразы. Сцена объяснения Веры с Волоховым: расставили все точки над i, расстались, она пошла вверх, он – перепрыгивать через плетень… «Боже, прости ее, что она обернулась!..». Отстраненный, точно соблюдающий дистанцию, насквозь ироничный повествователь вдруг дал волю своим чувствам.

* * *
В школьные годы в наши мозги впихивали в качестве образца для подражания Николая Островского. С таким усердием, что уже в позднем отрочестве внушили чуть ли не ненависть к этому несчастному человеку. Все это истолковывалось как «воспитательная роль литературы». Но продемонстрировал эту самую воспитательную роль однофамилец инвалида. Без пьес Островского, прославивших купеческое Замоскворечье, не было б Третьяковых и Мамонтовых, Щукиных и Рябушинских.

Пушкин полагал, что наше духовенство потому отстало от европейской культуры, что оно не брило бород. Купечество затормозилось в своем развитии по той же причине. Демидовы и Строгановы, выбившись в дворяне, напрочь отреклись от сословия предков и никого за собой не потянули. Почему длинные руки Петра не дотянулись до купеческих бород? Не успел? Побоялся? Презирал?

* * *
Русскую литературу привели к расцвету аристократы – Державин, Карамзин, Пушкин. И она стала делом аристократии уже не сословной, а духовной. Мы все немножечко снобы, нас тянет к социальному верху, и литература стала способом социального возвышения. Потомственный купец Гончаров сравнялся с высокородным Тургеневым, оба преклонялись перед разночинцем Белинским. «Есть ценностей незыблемая скала». Она и определяет, нередко лишь посмертно, кто был истинным аристократом.

* * *
Вот это номер! Стал проверять известную по мандельштамовскому стихотворению фразу «Есть ценностей незыблемая скала» – оказалось, все четверостишие – цитата из нашего соседа Владислава Озерова. И хотя сам Мандельштам указывает на источник, мы к нему оказались невнимательны. Князь Московский Дмитрий Донской в римской тоге заслонил автора.

Главное в другом: в литературе ничего не пропадает. Удачное слово вечно.

Хотя странновато звучало под мандельштамовским именем стихотворение старинного, допушкинского склада. И как-то жалковато для XX века в русской поэзии выглядит пассаж:

Неправильно наложена опала
На автора возвышенных стихов.



* * *
Перечитал в третий или четвертый раз «Обрыв» Гончарова. Вот образцовый «классический русский роман». Без достоевских надрывов и толстовского морализаторства. Основная тональность – ирония. Райский в известной степени и Адуев, с которого не слетел романтический угар, и Обломов – умный, проницательный, но не способный довести до конца ни одного дела. Умные русские барыньки попадают под обаяние хама. Хамство и наглость принимают за силу личности. А тут еще и демагогия – «новые люди», «новые идеи»…

Софью Перовскую, генеральскую дочь, любовницу разночинца Желябова, предвидел задолго до покушения 1 марта Гончаров в романе «Обрыв», написанном а 1869 году. Кассандрический роман. Россия так и не прочитала своего пророка – некому, что ли? А Верочка тем временем под аплодисменты «прогрессивной общественности» развилась до Марии Спиридоновой и кровавой Землячки. Еще была какая-то «бабушка русской революции» с очень уж говорящей фамилией Брешко-Брешковская.

Марк Волохов, несмотря на революционное воспитание – уважение к народовольцам – своим варварским отношением к старинным книгам вызывал во мне омерзение.

Имя Вера – религиозный символ романа. Падает на дно обрыва и поднимается в покаянии. Раньше я этого не замечал.

Кошмарный сон бабушки – разоренное, одичавшее имение – тут он просто в конец XX века заглянул: мы все это наблюдали в натуре.

Интересный символ в конце: Россия – бабушка. Да то-то и оно, что бабушка – старость и предсмертный порог.

В свое время от печоринского позерства меня отвадила вовремя прочитанная «Обыкновенная история».

* * *
Читал вчера рассуждения Чупринина о писательской репутации. Дело здесь гораздо серьезнее, чем он полагает. Слуцкий сошел с ума от своего выступления против Пастернака. А история Федора Абрамова – вообще трагедия. Его, свежего, только что из окопов, а потому оголтелого аспиранта, подлецы вроде Выходцева в годы «борьбы с космополитами» натравили на профессора Гуковского. Он выступил на каком-то важном собрании, а ночью за Гуковским пришли. В одной из передач на ТВ академик Лихачев, не называя имен, рассказывал, как один ленинградский литератор просил у него прощения за те выходки. Кажется, так и не простил, поскольку не уполномочен «за всех». А вообще-то история злопамятна и обливает позором даже покойников. От всего литературного наследия Петра Павленко остался донос на Мандельштама.

Сейчас литература перестала быть профессией публичной. Обстоятельство, к которому мы никак не можем привыкнуть, хотя я еще после выхода «Ждите гостя» понял, что изданная книга – могила неизвестного писателя. А все равно о репутации заботиться надо и нельзя подлостью пятнать биографию, портить некролог.

* * *
Феномен цивилизации: мы обрастаем зависимостями. Давно ли мы и представления не имели об интернете, о сотовой связи? Алёна обронила где-то мобильник, и несколько дней была будто выбита напрочь из жизни.

Вчера вечером вырубилось электричество. Починили сегодня в половине одиннадцатого. И какое счастье было – умыться. Всего-то! Свет слабый, струйка еле течет, прерываясь, а я счастлив. Водою смыло головную боль, как показалось – и одышку, мысли закрутились в радостном направлении.

* * *
Что такое гений, я почувствовал однажды. Был традиционный вечер «Знамени» в Овальном зале Библиотеки иностранной литературы. В фойе устроили выставку голландской графики ХVII века. Работы были исключительно талантливы, я все ходил, любовался, но вдруг спиной почувствовал, будто окликнули. Обернулся – рисунок пером Рембрандта «Спящий лев». Властная энергия в простом этюде. Дилетант в живописи, я почувствовал разницу между талантом и гением.

Нечто подобное испытал зимой 1971 года в Павловске. Там отреставрировали дворец, и на цветочном панно видны были сохранившиеся от огня фрагменты: свободный штрих мастера резко контрастировал с тщательной копией робкого реставратора. Четверть века спустяя этой разницы уловить уже не смог: убрали наглядную иллюстрацию возрождения памятника. Жаль. А может быть, не был настолько сосредоточен, чтобы уловить такую тонкость.

* * *
Главная губительница дарований в России – лень. Она гораздо действеннее враждебного к литературе государства с цензурой и репрессивным аппаратом. Наше поколение было очень талантливо, достаточно вспомнить площадь Маяковского в 1959–1962 годах, когда читались изумительные стихи. Куда все и всё подевалось? Когда я, наконец, одолел свою лень и написал то, что составило «Ждите гостя», оказалось, что вокруг ни одного ровесника. Или постарше лет на пять, или настолько же моложе. А разница в мироощущении огромная. Старшим труднее было отрывать от сердца предрассудки, младшим наши добытые немалым умственным трудом истины достались как аксиомы. Они не выискивали глазами на первомайских демонстрациях любимого вождя, не завидовали Вере Кондратьевой, которую старый тиран-педофил тискал на трибуне мавзолея.

Нашему поколению исторически повезло: весь опыт жизни при советской власти отдан был нам для осмысления почти безболезненно. Мы упустили свой шанс и крайне слабо использовали его. А причина простая – лень. Помню, самая типичная реакция на мои сочинения: так любой интеллигент из подворотни может. Может быть, и может, так почему не пишет? Я одолел свою лень и написал. Да и то – к 70 годам четыре книжечки, курам на смех.

* * *
Робкая редакция «Октября» переименовала рассказ Юрия Казакова «Трали-вали» в «Отщепенец». В обыденном словоупотреблении оно носит пренебрежительный оттенок. Это не очень справедливо: общество само отщипывает от себя яркую личность.

* * *
Ну вот и свобода. Позавчера, 25 сентября, состоялось изгнание из рая. Оказывается, я прослужил на этой синекуре целых 14 лет. Быстро, незаметно пролетели. Все, конечно, кончилось с уходом Ильи. Поначалу текла вялая инерция, а эта директриса сразу дала понять, что мы ей чужие и особенно – я. Ее первая акция – пересмотр штатного расписания и ликвидация должности главного специалиста. Правда, зарплату не урезала. Если б в музее была вся моя жизнь, это была бы серьезная травма, а так – чуть поцарапала самолюбие. Наверно, тогда и надо было уходить, но держала симпатия к редакции (как в свое время – в «Молодой гвардии»), долг за свои номера. Оказывается, я бесплатно написал уйму текстов, около двадцати. В основном, ради Ильи и Гали – я давно перерос Паустовского.

* * *
Мысль в прозе – вовсе не силлогизм, даже определенно не силлогизм. Иногда это тонкое наблюдение, меткая метафора, точный эпитет. Элегантно сформулированная глупость, как в сочинениях Козьмы Пруткова.

Собственно, всякая живая фраза живет заключенной в ней мыслью независимо от темы. Мысль и оживляет набор слов в соответствующем ее ритму порядке.

Может быть, вообще силлогизм в прозе антихудожествен? Как всякая прямо высказанная мораль?

* * *
Самое страшное видение для тщеславного писателя – библиотека, полная невостребованной литературы. Или литературная энциклопедия, где с древнейших времен накоплены имена таких же тщеславцев, от которых только и остались названия их замыслов, иной раз без текстов: упомянут таким-то древним историком, произведения утрачены.

Гутенберг спас литературу от полного исчезновения, зато наводнил ее историю отпетыми графоманами.

* * *
Странное дело: ни у кого из толкователей «Евгения Онегина» как-то не доводилось читать, что Татьяна, пытаясь разгадать душу любимого, перечитала всю его библиотеку. Всё нажимают на цельность натуры, народность, об эрудиции не вспоминает никто.

Еще одно подтверждение моей мысли: оставаясь подлинно народным, как угадал Белинский, роман Пушкина и сегодня – самое элитарное произведение русской литературы.

* * *
Все-таки самая большая загадка поставлена еще Тургеневым: почему русский язык дан народу-рабу?

Бедность языка, очевидно, признак рабства. Свободная личность и слова выбирает свободно, пренебрегая готовыми формулами, штампами, пошлостями. Мыслить шаблонно просто-напросто неинтересно. Но шаблоны подстерегают нашу мысль на каждом шагу: только зазеваешься – глядь, несешь общепризнанную ахинею. Или на выспренности ловишь себя. О самоповторах и не говорю. Достаточно посмотреть все, что я написал в этом файле. Слабое утешение – в «Записных книжках» Ильфа тоже немало самоповторов. Тот же «Сов. Иосиф».

Видимо, таково вообще свойство человеческой мысли: она должна быть непрерывна, как завещал Декарт, но возможности нашего мозга невелики.

* * *
Алёна наметила тему лекции в ИЖЛТ «успех, слава, пиар и проч.». Я как раз думаю об этом, сопоставляя Платонова и Паустовского. Слава Паустовского началась с признания в конце 30-х годов, когда он освоил Мещерский край, а с середины 40-х, когда была запрещена едва ли не вся достойная чтения литература, его аполитичная проза стала отдушиной. Поэтому и прощались промахи, штампы, порою даже пошлости. Но что возвысило тогда Константина Георгиевича над всем литераторским племенем – его репутация порядочного человека. Ни от себя, ни от чего, ни от кого не отрекся, а порой отваживался на противостояние. Одна «Равнина под снегом» в разгар борьбы с низкопоклонством чего стоит. Вторую часть «Повести о жизни» после ермиловского доноса 1947 года сумел опубликовать лишь в Оттепель – его лучшие и плодотворнейшие годы: «Золотая роза» и все оставшиеся части мемуарной книги.

Платонов же по доносу (начатому с ябедой на «Далекие годы») был вычеркнут из литературы. Сталин счел его личным врагом. После повести «Впрок» до войны почти не печатали. Правда, в войну «Красной звезде» пришлось выдернуть его с передовой, куда он пошел добровольцем, и его репортажи с фронта – классика военной журналистики. Собственно, это не журналистика – проза о войне. Помню, в «Молодой гвардии» столкнулись два очерка об одном и том же событии – Лапина и Хацревина и платоновские «Одухотворенные люди». Какая разительная разница! Язык журналистики к войне омертвел и застыл в штампах. Я с трудом вспомнил, где я читал об этих ребятах, подорваших себя под немецким танком. А когда вспомнил, перечитал – конечно, Платонов, какие Лапин и Хацревин! Их имена выбиты на мраморной доске в ЦДЛ – погибли на фронте.

В 1965 году в Усть-Омчуге купил огромный том Платонова – «В прекрасном и яростном мире». И помню свое изумление: в заглавном рассказе воспроизведено состояние вдохновения паровозного машиниста. И с таким мастерством, что, читая, сам его испытываешь. А ведь по наводке Хемингуэя и Паустовского в 1959 году прочитал маленький томик его рассказов – даже не зацепило. «Джан», «Такыр» – пустыни всегда вызывали скуку. Даже степи не мой пейзаж. А поэтический слух еще не обострился в достаточной степени, чтобы расслышать за словами мысль.

Таких многолюдных похорон, как Паустовского, Москва не увидит до 1980 года, когда проводит на Ваганьково Высоцкого. А вскоре о нем забыли.

А перестройка началась с публикации в «Знамени» «Ювенильного моря» – еще до прихода в журнал Бакланова. И пошло-поехало – «Усомнившийся Макар», «Котлован», «Чевенгур»! И это сразу после постановления Госкомиздата печатать из Платонова только то, что вошло в худлитовский двухтомник. А я в 1987 году, на неделю оказавшись во главе редакции, заставил пересоставить наш однотомник, привлечь к составительству дочь писателя и напечатать все запрещенные произведения без цензорских купюр.

Сейчас многие открытия перестройки стали забываться – выросло поколение, не знающее привходящих обстоятельств. Но Платонов и это превозмог.

Валун, затонувший в болоте сталинской советской литературы. Болото высохло, а с его дна поднялся величественный утес – как постамент памятника Петру. И я не сомневаюсь, будут еще приливы народного признания.

Перед ним раболепствовал Шолохов. Может, и тут кое-какие тайны «Тихого Дона»? Все же вряд ли – был бы узнан. Если сказка в платоновской обработке себя выдала, выломившись из целого сборника с обработками М. Булатова и А. Н. Толстого…

* * *
Испытание на подлинность – не чтение, а перечитывание. Лишь немногим дано заразить читателя потребностью перечитать, а, удовлетворив потребность, испытать благодарность автору: за новые смыслы, открытые сейчас, спустя годы после предыдущего перечитывания. Такое случается только с вещами, где «прошелся загадки таинственный ноготь».

Поэзия – омут: полезешь проверить цитату – утонешь с головой.

* * *
Любимое слово Платонова – «вещество». Очень часто встречается. Он вообще мастер придавать жизнь, конкретизируя, абстрактным понятиям.

* * *
Иные летучие фразы – немыслимые пошлости, когда оторваны от контекста. «Человек создан для счастья, как птица для полета». У Короленко эту фразу выводит ногою безрукий инвалид. Ирония заложена и в ситуации, и, главное, в характере героя. Но употребляется сентенция инвалида без тени юмора.

Меня всегда эта сентенция раздражала, и только совсем недавно пришло в голову заглянуть в первоисточник.

В гуще русской классики как-то затерялась фигура великого гуманиста, который отваживался самому Ленину указывать на бессмысленную жестокость октябрьской революции. Доживи Короленко до сентября 1922 года – запросто мог оказаться пассажиром «философского парохода».

* * *
Начал писать «Похвалу снобизму». Пока что-то не очень вытанцовывается. Мысли хватило на один абзац. Что-нибудь, конечно, даст «Ярмарка тщеславия». Надо перечитать и повнимательней.

Старая литература – с одной стороны, костыли, с другой – просвещенность автора. А просветительство как долг всегда стоит перед литератором. Особенно сейчас, когда невежество внедряется телевидением.

«Банальность», помнится, писалась больше двух лет. Но ее писали вдвоем, и Алёне все было недосуг. Надо будет посадить ее за «Похвалу зависти».

В себе я это чувство истребил. А, может, оно и не очень мне свойственно изначально: стесненность средств еще в школе отбила охоту озираться на чужой достаток. Успеху я не завидовал никогда – в моем бесславии есть свое преимущество: не надо обслуживать славу. Если я чувствую, что повторяюсь, бросаю писать. Лучше годами не писать, чем писать вяло.

Вот поэтому меня и нет в литературе. Прожил 70 лет, а ни ума, ни имени не нажил. Правда, и пошлостью не отличился, хоть за это спасибо.

* * *
У меня была такая фраза: «Я остался в XX веке на второй год». Куда она делась? Открыл «поиск» – нет. Даже если и отыщется – не беда, в моих записях много повторов, что, вообще-то говоря, естественно: все мыслят кругами, даже кот ученый.

Тут еще как назовешь: можно казнить себя повторами, можно гордиться рефреном. Не в этом суть, а в том, что я не чувствую нерва времени. Гончаров после реформы мучился тем же, никак мозгами не мог встроиться в современную Россию, хоть и прожил после реформы добрых 30 лет. Про таких еще Пушкиным было сказано: «В прошедшем веке запоздалый».

Впрочем, прецедент – не утешение. Мало ли кто из великих не вписывался в свой век. И ведь не только опережали. Кстати, время в человеческой истории никуда вперед не идет. Уж последнее-то десятилетие – самое яркое подтверждение обратимости законов общественного развития.

Оказывается, мысль о второгодничестве в XX веке пришла еще в 2009-м, три года назад.

* * *
Когда-то читал, будто Пришвин сказал, что расцвет литературы наступит тогда, когда она перестанет кормить. Перестала. Где расцвет? А это не нашего ума дело. Расцвет осознается лет через 50, а то и 70. Неслучайно настолько передвинута охрана авторских прав.

* * *
Читаю записные книжки Андрея Платонова. Вместе с ним изумляюсь. Вот прошла революция, перевернула всю общественную пирамиду: «Кто был никем…» Так он никем и остался. Только теперь сменил солдатскую или крестьянскую одежонку на цивильное, но победил в нем бюрократ. Новый советский бюрократ без того культурного наследия, которым обладали статские советники. С приходом во власть Сталина начался отрицательный отбор. И длился до Горбачева. С Путиным отрицательный отбор возобновился. Дураков – в Думу, подлецов – в администрацию президента.

* * *
Читаю «Серапионовы братья» Гофмана в «Полном собрании сочинений в двух томах». Вообще-то немецкого писателя начала XIX века без аппарата издавать нельзя, тем более – Гофмана с массой отсылок к именам поэтов и композиторов, не доживших в славе своей до нашего времени. Перевод А. Соколовского, сделанный в конце того же XIX века (1885 г.), конечно, устарел. Особенно ощутимо в диалогах и неловких авторских ремарках с описанием движений, никак не характеризующих персонажей. Тем временем вслух читаю Алёне «Войну и мир». Знаменитое толстовское косноязычие с повторами и тавтологиями, а до того точно передает едва заметные состояния мелькнувших мыслей, потонувших в буре эмоций у простодушного Николая Ростова, тонкости в поведении князя Андрея, мгновенно ухватывающего ситуацию… Возможно, тут еще техника мировой литературы, недостаточно развитая в начале девятнадцатого века. Впрочем, судить пока рано: и «Братьев» не дочитал, и другие вещи – в современных переводах. А на него озирались Гоголь и Достоевский.

Эти братья пустынника Серапиона очень почему-то не угодили Сталину и Жданову. После войны не переиздавались и не были даже включены в трехтомник 1962 года. Ясно почему – братья были свободны. А свобода – все равно чья, даже покойников, даже вымышленных 150 лет назад, вызывает у тиранов страх. И зависть. Паханы все же где-то в подсознании чуют свою несвободу. И это их злит.

* * *
День обещает быть ленивым и бездеятельным по случаю невыносимой жары. В Интернете ее почему-то именуют «аномальной», хотя на дворе вполне типичная летняя погода. И так лето в наших широтах короткое, по пушкинскому определению, «карикатура южных зим». Беремся за том Булгакова с «Белой гвардией». И погружаемся в простуженный насквозь декабрь 1918 года, кошмары гражданской войны. Алёна досадует, что, несмотря на красный диплом историка, не понимает отличия того же гетмана от Петлюры. Я объясняю, что ужас – не в страхе вероятной гибели, а в полной сумятице, и цитирую:

«…Они не сделали, потому что ничего не знали и не понимали. Да и никто ничего не понимал в Городе, и в будущем, вероятно, не скоро поймут».

Непонимание страшнее реальной угрозы. Мы сами пережили нечто подобное в 1991 и 1993-м. Мы тоже ничего не знали и не понимали. Прав поэт: неуютно жить в момент, интересный для историка.

* * *
Проверил старую догадку: в «Сватовстве майора» Федотов изобразил самого себя. Вот сила самоиронии! Заодно прочитал биографию – прожил всего 37 лет, а дни свои окончил в психушке. На портретах выглядел под шестьдесят – изнурила борьба с нищетой.

Какое роковое число – 37 лет! Рафаэль, Ватто, Пушкин, Федотов…

А Достоевского в 37 лет еще не было – только «Бедные люди», выросшие из гоголевской «Шинели», «Белые ночи», «Неточка Незванова» и «Двойник». Немного для всемирной славы. Даже отечественной.

* * *
Есть писатели, совершенно не поддающиеся пародированию. Не потому, что великие. Толстого и Достоевского пародировать легко. А вот попробуйте Пушкина, Чехова и Андрея Платонова. Шутка Хазина, удостоившаяся погрома от Жданова, все же плосковата. И досталось ему меньше, чем Зощенко и Ахматовой.

* * *
В «Жизни и судьбе» Василия Гроссмана персонаж Гетманов лишь с легким географическим сдвигом совпадает и в характере, и в биографии с Брежневым. Почему-то никому это не приходило в голову. Гроссман умер ровно за месяц до восхождения Брежнева, так точно им предугаданного.

* * *
Странность Сталина. Он испытывал перед литературой не священный, конечно, но мистический трепет. Изводил писателей, отнимая близких, но мало кого тронул – наиболее заметные жертвы Мандельштам, Бабель и Пильняк. Во всех трех случаях – гибель по неосторожности. Ахматова и Андрей Платонов, обложенные стукачами, уцелели. Донос Абакумова 14 июня 1950 г. целый месяц пролежал на столе тирана, и все же он не решился на арест. Но глаз велел не спускать.

* * *
В метро над эскалаторами развесили баннеры с сентенцией Солженицына: что-то про православие (или веру) – основу и укрепу народной жизни. Что за укрепа такая? Он был начисто лишен поэтического слуха и вкуса. Тенденция забивала здравый смысл. А в самом начале подавал большие надежды. Все еще освещалось героической судьбой и поступками: что ни говори, а «Архипелаг ГУЛАГ» – это подвиг. Но не литература.

В свое время меня удивляла мысль Бахтина о культурном наследстве. Я никак не мог столь серьезно придавать этому факту значимость. Но вот Солженицын во всех своих провалах – живое доказательство правоты Бахтина. Он много впопыхах начитывал, но уже было поздно, корм шел не в коня. Читал в 40 лет то, что надо было освоить в 20–25. А разница в восприятии и усвоении колоссальная и принципиальная. К сорока мы обрастаем устойчивыми предрассудками и предвзятостями.

* * *
К банальностям нас толкает невежество: там, где не хватает собственных наработанных знаний и мнений, мы хватаемся за общепризнанные. Поскольку нельзя объять необъятное, мы полагаемся на застывшие формулы мирового опыта.

* * *
Начитавшись Достоевского, мы в каждом человеческом поступке ищем какие-то глубокие причины, роемся в психологии сознательного и бессознательного, а истинная причина убийственно проста: элементарная корысть. Я много раз из-за этого попадал впросак.

Мне простая корысть неинтересна. Видимо, поэтому не люблю детективы. Если это не «Преступление и наказание», то всегда напрасная трата времени, даже если написано мастерски и до конца не догадываешься, кто убийца, кто злодей. Эдгар По открыл этот жанр «Убийством на улице Морг», сам же и закрыл, исчерпав. Весь Конан Дойл – только вариации. Только один остроумно затеян – о пропадающем графе, который, чтобы поправить свои финансовые дела, переодевается в нищего и просит милостыню.

В профессию толкает тщеславие, а чтобы хоть чего-то достигнуть, в первую очередь надо забыть о славе. Законы гармонии гораздо жестче, чем капризы публики. Зато никакой секс не сравнится с удовлетворением от работы.

Впрочем, я об этом уже целое эссе написал.

До чего ж скудно мое мышление: как вол по кругу, ходишь и ходишь, обмолачивая мысли – оказывается, одни и те же. Зерен Бог не подсыпает в эту старую мельницу.

Боюсь, что открыв какую-нибудь старую папку 60-х годов, обнаружу те же слова, что пишу сейчас.

* * *
Когда я стану министром обороны, прикажу воинам Кантемировской дивизии выучить наизусть все сатиры Антиоха Кантемира, а Таманской – текст лермонтовской главы из «Героя нашего времени». Выучившим – Орден Культурной революции.

Поскольку бодливой корове Бог рог не дает, пожелания остаются благими.

А забавно было бы в начале XXI века послушать речь начала XVIII.

Язык Пушкина – прямое следствие реформ Петра I, среди которых – введение гражданского шрифта взамен причудливой славянской вязи. Они сто лет добирались до русской речи.

Пушкин фигура не только литературная, но не в меньшей степени историческая, как Петр.

* * *
«Мне отмщение, и Аз воздам».

Почему чаще всего за грехи воздается не виновным, а их потомкам? Остатки нашего дворянства до сих пор расплачиваются за безобразия Салтычихи. Мало кто из дворян опростился настолько, чтобы не чувствовать себя русским интеллигентом. Ну разве что оскотинившиеся вроде Михалковых.

Фамильная гордость и фамильный стыд.

Очень может быть, что мизантропия и сарказм Щедрина от фамильного стыда за пресловутую Салтычиху. На имя легло проклятье, и его надо снимать. С фамилии снял, а со всего сословия – «не по плечу одному».

* * *
Блок изнемогал в годы царизма, его чуткие ноздри забивал запах разложения и трупного яда, он жаждал революции. И дожаждался. Когда же она явилась, она принесла не свежий грозовой ветер, а духоту от немытых тел пролетариата и пьяной матросни.

* * *
«Писать стишки – не значит еще проходить великое поприще». Что ни делал даже доброго на посту министра просвещения граф С. С. Уваров, от него осталась именно эта варварская фраза. Но очень может быть, что он всего лишь озвучил мнение царя.

Подсознательная зависть Николая Павловича. Как это так: царь – я, а у всех на устах какой-то Пушкин!

Потом та же ревность к лояльнейшему Гоголю, за некролог по которому поплатился свободой Тургенев, тоже не из революционеров.

* * *
Чудовищный, варварский разгром Академии наук. Следующим номером, считает Алёна, – Союзы писателей. Три союза никак не вписываются в вертикаль власти. Ей нужно единомыслие и единообразие.

До художественной литературы власти пока не добрались. То ли по причине всеобщего нечтения и падения литературы из разряда общественных явлений, то ли просто времени душить не хватило. Охотники-то всегда найдутся – самый популярный жанр в России – политический донос.

«Отдушины» вроде «Эха Москвы» и «Новой газеты» при таком развороте событий долго терпеть не будут. Если раньше не взорвется народное терпение, им тоже свернут шеи.

* * *
У Шопена и печаль какая-то юношеская. В романтике, подлинной, не казенной много печали, она идет от расшибленных лбов, неожиданно влетевших в стеклянную стену. Нашим Шопеном был, конечно, Лермонтов. Да они и ровесники, Лермонтов на 4 года моложе. Тогда тоска разлилась по всей Европе. Французы пожинали плоды былых наполеоновских побед, немцы – поражений от того же Наполеона, вмиг обрушившего всю спесь от побед Фридриха Великого. Русские – от реакции, наступившей после побед Отечественной войны. Военные победы России почему-то укрепляют самые мрачные силы вокруг власти.

* * *
Тоталитарные власти потому и борются с культурой, что она – основа чувства собственного достоинства. Все попытки Сталина подчинить себе культуру, провалились, хотя вреда ей нанесли немало. Из какого-то мистического страха никого из крупных писателей, кроме Мандельштама, Бабеля и Пильняка, заигравшихся с судьбой в орлянку, не истребил – при очевидной ненависти к Булгакову, Зощенко, Ахматовой, Андрею Платонову. Ахматову и Платонова убивал тюрьмой сыновей. Я не совсем прав: обэриуты истреблялись весьма последовательно. Они, правда, тоже дразнились и, как футуристы, эпатировали. Но уж больно время неподходящее для эпатажа.

* * *
Сталинский культ стал слабеть сразу же после объявления о смерти. По радио перестали петь песни о вожде всех народов, «родном и любимом». Меня это тогда чрезвычайно удивило. Вместо песен о Сталине многократно – «Партия наш рулевой».

* * *
25 августа я что-то сотворил с компьютером, и вся утренняя запись пропала.

Думал о том, что в последнее время мне интереснее всего стали не художественные тексты, а мемуары. Сейчас вспоминают ровесники старшего брата Олега и чуть помоложе о том, чему и я сам был свидетелем, благо обладал ранней памятью. На первомайской демонстрации 1951 года выискивал на трибуне мавзолея Сталина. Его в момент прохождения колонны с маминой работы не было – небось, чаем отогревался в буфете.

Вскоре после разоблачения тирании, элегантно названной «культом личности», в моих глазах рухнул и культ Ленина: я узнал об участи Гумилева. Из 24-летней ссылки вернулся мамин друг Александр Пантелеймонович Вихляев. Много мне дало общение с этим человеком. В 1961 году ему как жертве сталинского режима дали квартиру на улице Менжинского, подпись которого стояла на приговоре. Там я читал несколько ночей «Архипелаг ГУЛАГ».

* * *
«Я в синий троллейбус сажусь на ходу» – интересно, кто-нибудь замечал здесь небрежность? В троллейбус, в отличие от трамвая до середины 50-х, нельзя вскочить на ходу: двери автоматические. Но так ли это существенно, если «поэт всегда прав»? Не знаю, сам все-таки пытаюсь избегать подобных ошибок. Не всегда это удается. Сколько раз Алёна ловила меня на авторитетных по тону утверждениях, мягко говоря, не совпадающих с действительностью.

* * *
Как медицински точен Чехов: «Я по капле выдавливал из себя раба». А это очень больно – выдавливать по капле хоть и сгнившую, но собственную плоть. Но люди, как правило, не чувствуют тяжести этой опухоли – притерпелись, обуютились. Но бдительная зависть изводит их ненавистью, стоит увидеть хоть чуть-чуть более свободного. Это отсюда –

В сем христианнейшем из миров
Поэты – жиды.



Свобода – наиглавнейшее условие поэзии. Раба и талант не спасает, в лучшем случае получится ранний Михалков.

* * *
Читаем с Алёной Тургенева, «Дворянское гнездо» – принято считать его лучшим романом. Глаз утыкается в неточности: очень часто «возразил», когда никто и не оспаривает. Линейность, заданность композиции: появляется персонаж, надо тут же подробно описать. Но местами упоительные точности, писанные по наитию. Первый среди вторых? Пожалуй, да. Гончаров, на мой взгляд, третий среди первых (Достоевского и Толстого, Пушкин, Лермонтов и Гоголь – другая страница истории). Фигура явно недооцененная, в отличие от перехваленного Тургенева.

* * *
Евтушенко – Бродский. Несоответствие объемов личности и таланта у обоих. В Евтушенко личность крупнее таланта. У Бродского, похоже, наоборот.

Историю диссидентства начинают исчислять с процесса Синявского и Даниэля. Нет, диссидентство началось раньше – осенью 1961 года под памятником Маяковскому, когда спохватились, к чему ведут «Дни поэзии». Оттуда пошли Галансков и Буковский. Правда, еще раньше были предтечи диссидентства – кружки Краснопевцева в Москве и Молоствова в Ленинграде.

* * *
От цензуры не всегда вред. Она заставила выработать эзопов язык, чрезвычайно обогативший русский литературный, воспитала читателей, ищущих за текстом подтекст. Аллюзии, намеки. Но проходит историческая полоса, и уже сам неясно понимаешь, на что намекал, откуда брал скрытые цитаты. В «Ждите гостя», помнится, был отпечаток подпольного чтения тамиздатского «Некрополя» В. Ходасевича (о чекистах в окружении Есенина). К текстам, писанным в тоталитарные годы, нужен пространный комментарий. Но я уже сам забыл, на что намекал.

Литература в известной степени – это лавка древностей для потомков, не знающих, что такое «Эрика», которая «берет четыре копии», никогда не живших в коммуналках, не ведающих о «твердых ценах» и дефиците, развивавшемся быстрее развитого социализма. А Бог, как и сатана, живет в деталях, умирающих вместе с антуражем эпохи.

Как-то Алёна принесла с семинара ИЖЛТ рассказ преподавателя. Он спросил студентов, какие ассоциации возникают у них при упоминании Каховки в стихах Тимура Кибирова:

Где ж надежды оркестрик? Где гул канонад?
Бригантина, Каховка, Тачанка?



Ни у кого, никаких. Разве что один вспомнил станцию метро. Кстати, и компьютеру Каховка неведома – подчеркивает красным. Он тоже – современная молодежь.

Раньше разрыв в поколениях был интерпретационный. Факты собственной истории знали, но по-разному трактовали. Сейчас – информационный. Младшие просто-напросто не знают того, чем и в чем жили старшие. И не интересуются знать.

* * *
Чувство стыда охватывает за банальность, пустословие, а главное – дурной вкус. И это говорит в первую очередь об этике эстетики. В основе всех литературных пороков – вольная или невольная ложь. Пушкин с африканской яростью вычеркивал фразы, оскорблявшие слух поэта.

Компьютер не оставляет черновиков. Для будущих исследователей беда: не видно движения мысли к совершенству.

* * *
Как причудливо складываются репутации.

В нашей литературной среде иного писателя уважают исключительно потому, что он мелькает на всех тусовках, но книг его никто не читал. И большой вопрос, сохранилось бы такое заочное уважение, догадайся кто-нибудь раскрыть подаренную книгу. По счастью, писатели придерживаются правила «Дареному коню в зубы не смотрят».

* * *
Если в существительном «поэтика» и производным от него прилагательным «поэтический» трактовать «по-» как приставку, в корне останется «этика» и «этический», т. е. поэзия имеет к нравственности самое непосредственное отношение. О чем, кстати, свидетельствуют и черновики автора сентенции о том, что зло и добро интересуют поэта лишь с поэтической стороны дела, его свирепые, до ломки перьев, зачеркивания. Ложь в поэзии всегда безнравственна, даже если она допущена по небрежности или из слабого владения ремеслом. Не умеешь – не берись.

Тютчевское «Мысль изреченная есть ложь» относится к качеству изречения, которым истинный поэт всегда недоволен.

* * *
Попалась на глаза сверка «Ждите гостя» с изъятиями цензуры. Отмечены все эротические намеки, без которых тема Дон Жуана немыслима. Эффект зеленой собачки: бдительная цензорша, погнавшись за «порнографией», упустила все политические аллюзии. А сейчас, тридцать лет спустя, за которые рухнул Советский Союз, Россия прожила не меньше трех разных жизней и вернулась в прежнее рабское состояние, но в обновленном, капиталистическом, антураже, отыскать суть старых намеков дело мудреное. Были, к примеру, многочисленные, теперь неопознаваемые скрытые цитаты. В основе – история самоубийств и смертей от инфаркта главных редакторов и директоров разных контор, доведенных анонимками. При Андропове этот жанр, поощряемый властью, особенно расцвел.

* * *
Первое впечатление лежит в основе восприятия и крайне редко колеблется действительностью. Отсюда – предрассудки, предубеждения, толкования с чужих слов – т. е. тех, кто навязал общественному мнению свое изначальное мнение. Европейский обыватель до сих пор судит о России по Сигизмунду Герберштейну или Адаму Олеарию. Как ни наводняли Францию и Германию просвещенные русские с ХVIII века, как ни модны были Достоевский, Толстой и Чехов, а все грезятся простому человеку из европейских столиц медведи на улицах Москвы. Слависты как узкие профессионалы отделены от простаков стеной непонимания.

* * *
Люди учились в гимназиях и университетах, готовя себя для той жизни, которой не дано состояться. Собственно, об этом вся проза Константина Вагинова. Да и Зощенко – тоже. «Кто был никем, тот станет всем». Зощенко и рассматривал тех, кто стал всем, оставаясь никем по своей сути. Вагинов рассматривает тех, кто был бы всем, но превращен историей в «никем». В его случае туберкулез опередил чекистов: пришли арестовывать, а подлежащий аресту лежит в гробу. Обыск все-таки провели, арестовали маму и рукопись романа о 1905 годе. Интересно, что мог написать о 1905 годе демонстративно аполитичный писатель? Сколько ж гениальных текстов погибло на Шпалерной и Лубянке!

* * *
В искусстве чтения (о писании и не говорю) важно увидеть, есть ли небо над пишущим, или это всего лишь потолок высоты, отмеренной объемом таланта. Впервые пришло в голову при сравнении прозы Синявского и Даниэля. Над Синявским потолок, хоть и достаточно высокий и выкрашенный в цвет неба, а вот над Даниэлем – небо.

* * *
Мою малую родину воспел Петр Боборыкин в своем лучшем романе «Китай-город». Дом № 28 по Тверской построили не то в 1873, не то в 1878 (в разных изданиях книги москвоведа Ю. Федосюка обе даты) по проекту архитектора Вебера. Внутренний корпус вместе с нашей квартирой подожгли в марте 1994 года: там некие Ларины собирали ваучеры – в нашем подъезде на 3 этаже в квартире Прокофьевых. А в дверях нашей стояли охранники с автоматами, уговорить их пропустить, чтоб краешком глаза заглянуть, не удалось – там располагалось начальство, братья Ларины. В день, когда я отнес туда наши ваучеры, один из этих братьев пропал без вести. Видимо, убили – дикий капитализм в начальной стадии. На пожарище возвели новый дом и поселили в нем тогдашнего Генерального прокурора Устинова – чтоб аборигенам неповадно было заглядывать. Но парадный корпус, слава Богу, остался. Там на третьем этаже была квартира деда, там вырос папа.

Окно нашей комнаты выходило на запад, и солнце заглядывало лишь в час заката, но дважды. Между равноденствиями в пять и восемь вечера. Интересно, как на мое развитие повлияло то обстоятельство, что окно выходило на запад? Кстати, и на Волгоградском, и здесь на Большой Никитской окна выходят именно на запад. Только в спальне и Алёнином кабинете – на восток, но большую часть времени проводим в большой комнате и на кухне.

Уже двадцать лет, как сгорел наш дом. Помню, в последний раз я был в нашей квартире, заселенной лимитчиками, году в 82-м или 83-м. Привел туда пятилетнюю Виту. Квартира показалась маленькой и мрачной. Вся ностальгия мигом слетела.

А все-таки при слове «домой» представляется не наш нынешний дом, где прошло около половины прожитой жизни, а именно наша коммунальная квартира 20 в доме 28 по улице Горького. То впечатление от посещения родной квартиры подстерлось, и встают картины детства и юности.

* * *
В 1975 году, когда Брежнев заявил о «разрядке», в «Молодой гвардии» молнией выпускали брошюрку. Засадили за эту работу меня. Поскольку я беспартийный, поставили надо мной зав. комсомольской редакцией Сашу Давидюка, спущенного к нам в издательство из ЦК ВЛКСМ. Тот отыскал где-то отзыв Сергея Бондарчука. «Украинец! Надо его поставить», – заявил Саша. Не поленился, приехал к 7 утра в издательство, но текст не вмещался. Стал сокращать. Отправил в набор. Когда я приехал, принесли гранки. И такая ахинея вышла – он сам обалдел. А я взял ту заметку, убрал эпитеты и пару банальностей и как-то все складно получилось. Правда, уже поздно было, и Бондарчука просто-напросто выкинули. Не в этом дело – оказывается, для такого элементарного дела, как сокращение, тоже нужны какие-то природные способности.

* * *
Почему-то из лермонтовского «Бородина» чаще всего всплывает из памяти это:

И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.



Может быть, потому, что очень уж красива такая смерть. Да ведь не только смерть – сколько покалеченных на всю оставшуюся мучительную жизнь оставляют за собой великие битвы. До сих пор помню изувеченных нищих в послевоенных электричках. И помню, как милиционер увещевал одного из них:

– Ты же советский офицер! Ну, как не стыдно!

Потом их всех смело, десятилетия спустя прочитал рассказ Нагибина о Валааме, куда всех калек с глаз долой свезли умирать. Ох, и досталось же тогда Юрию Марковичу! Великую государственную тайну раскрыл. Это вслух. А тихим шепотом придавили цензора, который упустил.

* * *
В свое время много шуму наделала статья Виктора Ерофеева «Поминки по советской литературе». А если разобраться, советской литературы-то и не было. Была русская литература, созданная в советское время. Что советского было в «Тихом Доне» (кто б его не написал), в сочинениях Андрея Платонова, Василия Гроссмана, Юрия Трифонова и Юрия Казакова? Конечно, советская власть создала своей свирепой цензурой массу препон для нормального развития литературы, но сопротивление выработало эзопов язык, целую систему подтекстов. С ростом языка эзопова развился и язык литературный. А с падением эзопова языка исчез азарт, писатели не то что онемели, но как-то подвяли. Зато поэзия, требующая легкого дыхания, двинулась к расцвету. Правда, на печатные страницы хлынули сотни рифмующих, но время само разберется, кто зван, а кто избран.

Вечность занимается разбором литературных завалов. Извлекает из глубин письменных столов одни тексты, сбрасывает в мусорные корзины тысячи других. Временами возникает иллюзия, будто литература вот-вот умрет, но вдруг, прервав звуки «Lacrimosa», возникает невесть откуда то роман, то цикл гениальных стихов…

* * *
«“Братцы, помилосердуйте. Братцы, помилосердуйте”. Но братцы не милосердовали».

Лев Толстой. «После бала».

Что-то мне подсказывает, что этот пассаж из толстовского рассказа очень точно характеризирует наше время. Беспощадное к врагам, назначенным в администрации президента холуями, чутко улавливающими малейшее движение бровей суверена. А его уже совсем понесло со скоростью, опережающей мысль. Это от безнаказанности и иллюзии, что его власть вечна.

* * *
Шутки истории с «литературой». Прообразом Воропаева в «Счастье» Павленко был тогдашний главарь коммунистов Крыма Медунов, прославившийся баснословной коррупцией в до сих пор самом криминальном Краснодарском крае. А адвокат Дина Каминская рассказывала мне, что защищает проворовавшегося героя романа Кожевникова «Знакомьтесь, Балуев!».

* * *
Возвращались из соседней деревни Мозгово со званого обеда, съехали с асфальта на ухабистый проселок, и жутковатое зрелище предстало нашим глазам: дрожащее зарево пожара. Деревня? Лес? На том берегу Волги? На нашем? Различить за густыми зарослями ирги и калины невозможно. Наконец, вырвались в открытое пространство.

Слава тебе, Господи! Никакой не пожар. Над самым горизонтом неправдоподобно низко роскошным красным шаром горела Луна. Вообще-то ее место – в небесной выси над головой, цвет ее или желтый, или серебристо-белый. Но и с заходящим солнцем не спутаешь: знакомые очертания лунных гор были на своих местах.

* * *
Московский городской министр культуры добавил: надо позакрывать библиотеки. Не хватило эрудиции процитировать Грибоедова: «Собрать все книги бы, да сжечь».

* * *
В театре Моссовета поставили «Дион» Л. Г. Зорина. Пьеса, написанная в годы застоя, многажды тогда запрещавшаяся, сейчас прозвучала гораздо актуальнее, есть реплики, будто вчера написанные. Иные слова императора – будто прямые цитаты высказываний Путина. Многие стороны коммунистического правления повторяются в изуродованных формах (а какими уродскими они были тогда – надо умудриться изуродовать уродство). Публика была почти равнодушна, она не прочитывала подтекста. Это из-за равнодушия к собственной судьбе. Ее даже раздражают попытки плетью перешибить обух. И эти люди сверкали глазами в 1989, 91-м годах…

* * *
Замглавы президентской администрации Володин высказался недавно: «Россия – это Путин, Путин – это Россия». В пьесе Зорина, написанной в 1965 году: «Домициан – это Рим, Рим – это Домициан». В публике мало кто просек.

Почему-то сейчас атмосфера мрачнее, чем в 1965. Или я тогда был моложе на полвека. Нет, дело не во мне одном.

* * *
Реакционный держите шаг,
Неугомонный не дремлет враг.



К этому сводится позиция президента на его пресс-конференции.

Министерство культуры он считает силовым и потому сам, а не премьер-министр, как положено по Конституции, назначил надзирать над ней мракобеса и отпетого начетчика Мединского.

* * *
Редактором я был. А вот мог бы быть цензором, как уважаемый Иван Александрович Гончаров? Даже если б загнала туда безработица, долго б не удержался.

Впрочем, и не взяли бы. Рожей свободолюбивой не вышел. Несколько раз, устраиваясь, не проходил фейс-контроль. В «Профиздат» даже младшим редактором не взяли. Да и в «Молодой гвардии» три месяца мурыжили, прежде чем принять.

* * *
Вчерашний поход Алёны в магазин. Даже продавщицы в шоке: цены взлетели в полтора, а то и в два раза. И это только начало расплаты за аннексию Крыма и танки на Донбассе.

* * *
Историческая странность. Драконы и Змей Горыныч свидетельствуют о том, что человечество успело зацепить глазом динозавров и птеродактилей. Но мамонты, которые исчезли куда позже, бытуют лишь в преданиях северных народов.

* * *
Почему-то в России самые ярые атеисты – из поповичей и выпускников духовных училищ и семинарий. Видимо, здесь сыграла роль зубрежка не очень вразумительных для носителей современного русского языка старославянских текстов. Для способного, схватывающего на лету подростка это мука мученическая. Посмотрел биографии Чернышевского и Добролюбова – отличники!

Советская школа по традиции духовных училищ и, в меньшей степени, гимназий опиралась на два качества в ученике: легкая память и быстрая реакция. У меня и с тем, и с другим были проблемы. А с 6 класса и лень вступила в свои права. Есть вещи, к которым я решительно не способен. В середине 70-х возникла игрушка – кубик Рубика. Мне ни разу, сколько ни бился, не удалось его собрать. Маканин сказал, что для кубика Рубика нужно хорошо развитое пространственное воображение. Видимо, этой способности я лишен.

* * *
Из всех гражданских чувств остался один стыд. Как в 1979, когда влезли в Афганистан. Тогда еще, помню, была мысль, что англичане в период самого своего колониалистского могущества об Афганистан обломали зубы. То же будет и с Украиной.

* * *
Интересны размышления протоиерея Александра Шмемана о чеховском православии. Единственный писатель, не допустивший в описаниях богослужений ни одной ошибки, даже Лескова превзошел. Шмеман же и дал верное объяснение: Чехов с детства пел в церковном хоре. А детская память самая крепкая. Я, например, еще доясельные эпизоды помню. Выученное даже в пору отрочества редко задерживается в памяти. Если стал гуманитарием, уже в юности ни черта не помнишь из курса физики или химии. Да и курс литературы 6 или 7 класса в тумане. Какой скукой казался пройденный в шестом классе «Бежин луг»!

Уличил Пастернака. Фраза «Шли и шли и пели “Вечную память”» не соответствует действительности. Отпевают иначе, с другими молитвами. Но тут вступает Ахматова с категоричным суждением «Поэт всегда прав». Я тут целиком на стороне поэта, и первую фразу «Доктора Живаго» считаю одним из лучших в литературе начал. В том же ряду, что «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова» и «Он поет по утрам в клозете». Ну, еще из американской литературы как в переводе К. Чуковского, так и в оригинале:

– Том!

Ответа нет.

– Том!

Никакого ответа.

* * *
Вечерами читаем вслух «Соборян» Лескова. Почему-то дела складываются так, что между чтениями случаются большие перерывы и забывается прочитанное в прошлый раз. Это дебютный роман Лескова, и его словечек, прославивших неповторимый стиль, мало. Я когда-то, очаровавшись лесковским языком, прочел все его тома. В больших дозах он оказался избыточным: обнажился прием, чаще всего – народная этимология, и нажим на бывшие нечаянными, а потом искусственно создаваемыми открытиями.

Мы такое заметили и у Бунина, но у Лескова назойливее.

* * *
Если говорить об обязанности искусства (и литературы в первую очередь), то она всего лишь одна: просветительство. Конечно, я знаю, что ничего не знаю, но кое-чему за свою жизнь успел научиться. И продолжаю в процессе писания, поскольку пишешь, пытаясь в работе над фразой найти истину. Знаешь, что не найдешь, а все ж приблизишься. В такие моменты испытываешь восторг. Впрочем, восторгу верить нельзя – графоманы его испытывают не в меньшей степени. Равно как и изобретатели вечного двигателя.

* * *
В сумерки заливаются соловьи, по утрам скворцы. Благодать!

Как часто бывало, и в этом году не застали вишни в цвету. Цвели, судя по завязям, обе. Сажал их ради цветенья, но этой поры не заставал. Что ж, насладимся плодами. И похоже – обильными. Зато успели к ландышам и сирени. Ладыши собирали первый раз за все годы жизни в Устье. Когда я работал в музее, сезон и начинался где-то в районе 10 июня. И первые цветы – ночные фиалки и колокольчики.

* * *
Как и ожидалось, сумасшедший урожай подберезовиков. Подосиновик всего один, как и в прошлый раз, но и это чудо – их время еще не пришло. Белых пока ни одного. Но и они скоро появятся. И вот что странно: совсем нет пластинчатых, тех же сыроежек. Внучка Алиса научилась искать грибы. Поначалу мы подводили ее к найденным, чтобы она сама увидела, как растут грибочки. Потом навострилась находить уже без нашей помощи. В итоге собрали целую корзину.

* * *
Какой сильный и точный образ – «Королевство кривых зеркал». Удивительно смелые люди писали в самую мрачную эпоху – Тамара Габбе, Евгений Шварц, Ильф и Петров, Андрей Платонов… Мы уже пятнадцать лет, как снова оказались в королевстве кривых зеркал. Опять «все тонет в фарисействе».

* * *
В полночь явился чужой кот жрать Марысин корм. Прогнал, конечно. Этот нахал уже две недели покоя не дает. Иногда добивается своего. Позавчера разбудил меня в половине четвертого. Миска была опустошена. Насыпал, дождался, когда Марыся вернется с ночной прогулки и захрустит. Только тогда позволил себе закрыть глаза, призвать сон – не тут-то было: часа полтора вертелся.

Марыся вчера два с половиной часа бродила со мной по лесу, вернувшись, улеглась в кресле на крыльце, откуда взял ее уже ночью, ложась спать. Дома она тут же бросилась к окну – только я ее и видел. Вместо нее явился похититель жратвы – бело-серый кот.

* * *
Боюсь ли я смерти? Нет, не боюсь, да и странно было бы бояться, дожив до семидесяти с лишним лет. Страшны тяготы умирания, физическая боль и бессилие. А там – просто-напросто переход в иное состояние. Мы так и не знаем, что делается с нашими душами. Ушедшие иногда являются к нам во сне. Но вызвать их, засыпая, – пустое дело. Они если и приходят, то без спросу. Да, в последние минуты бодрствования можешь вызвать их образы, поговорить… Но погружение в сон отметает все надуманные представления и о живых, и о мертвых. Мои сны чаще всего безóбразные.

Случается, ранним утром проснешься, повертишься, прикроешь веки на минутку – бац! – двух часов как не бывало. Куда они провалились? Ни событий, ни каких-либо образов – полная тьма и небытие.

* * *
Вот оно, счастье! Сын Слава и дочка Вита приехали!

* * *
Человек – животное ритмическое. Он привыкает к самому скотскому существованию, когда оно вошло в свой ритм и подчинилось ему. Солженицынский Иван Денисович привык и смирился с лагерем, потому что он уловил ритм, однообразный изо дня в день. Так и выживали, что в Дахау, что на Колыме. Выживаемость не всегда зависела от физических сил. Богатыри ломались не реже, чем слабаки. Зеки, дожившие до реабилитации, несмотря на 18 лет тюрьмы и каторги, удивляли своим долгожительством, как, например, Анна Михайловна Ларина-Бухарина или Анастасия Цветаева. Сила оказалась в характере, а не в мускулатуре.

* * *
Дрова трещат в камине. Идиллия. Меньше, чем через месяц райской жизни придет конец. Всей природы – ясень перед восточными окнами да тополь – перед западными. Отдаленные седой зимы угрозы первым принимает именно ясень: и желтеет раньше других, и облетает. Будем радоваться тому, что природа показывает сегодня – василькам и цикорию, чистоте синего в васильках и голубого в цикории. Цикорий тем еще замечателен, что цветки его в произвольном порядке разбросаны по стеблю. К тому же на ночь он закрывается, засыпает, и вечная тревога – проснется ли завтра?

* * *
Красота есть и на любой вкус, а мир все никак не спасется.

* * *
Так называемая «сильная рука» вовсе не обеспечивает никакого порядка. Главное для нее – видимость. И репрессии обрушиваются не на виновников бардака, а на мальчика из «Голого короля». Надо делать вид. Что все боятся, а потому – решительно всем довольны, какие бы издевательства ни придумывала власть. При Сталине и бардак был, и воровство. Технология достаточно подробно описана в «Золотом теленке».

* * *
Феномен академика Сахарова. Собственно, странно одно: кроме Капицы, и то не во всем и с оговорками, никто в Академии наук не поддержал его, а потом иные со злорадством подписывались под осуждением Сахарова и Солженицына. Академики, герои труда – чего они так испугались? Государство от них, особенно от атомщиков, больше зависело, чем они от государства. Сахаров долгое время был самым молодым академиком, а потому страх перед ночными гостями был ему неведом.

Ничего нового в его публицистике нет. Все, что он писал, было темой наших кухонных разговоров, песен Галича и Высоцкого. И академики, процентов 80 из них, думали точно так же и так же оценивали «мудрую политику партии». Только чего ж они боялись?

* * *
В поле созрел овес. И вот следствие: Марыся каждый день таскает мышек. Расправляется со своей жертвой уже дома. Та еще жива и пищит. Драмы животного мира.

* * *
В Интернете ужасающие кадры уничтожения еды бульдозерами. А ведь на глазах еще не старых людей был в силе анекдот: «Что такое – длинное, зеленое, пахнет колбасой? – Электричка Москва–Тула (Ярославль, Рязань, Владимир, Калуга…). Для политика шаг самоубийственный. Это следствие Крыма, безнаказанности аннексии. Раз рейтинг 86 %, значит все дозволено.

* * *
По просьбе Алёны попытался нарисовать карту с обозначением заветных мест: Перекурочной березой, Аллеей Красных героев, Патриотической полянкой, Апельсиновой рощей. Но я тот еще картограф. Получилось нечто уродливое и к тому же совсем не похожее на действительность. Хотя интересные в нашей местной топонимике есть названия. Например, Телефонная будка. Это память о тех временах, когда мобильники уже перестали быть экзотической принадлежностью, но сюда сигнал доносился слабый. Эмпирическим путем была найдена точка в углу березовой рощи, откуда можно было поговорить по-человечески. Иногда труд восхождения к нашей Телефонной будке вознаграждался кучкой белых грибов.

* * *
Бедный Михаил Евграфович! Небось извертелся в гробу от зависти. Всей его могучей фантазии не хватило, чтоб какой-нибудь Угрюм-Бурчеев додумался до истребления еды бульдозерами. Мало того, к вящему удовольствию публики это варварство демонстрируют по телевидению.

Оказывается, я уже об этом писал. Но впечатление настолько сильное, что невольно повторяешься.

Еще новость: премьер наш возвращает страну в хрущевский 1958 год, возмечтав запретить крестьянам держать лишних коров.

* * *
В России чиновничество ненавидит интеллигенцию, но при этом всячески пытается под нее подделываться. Это еще Салтыков-Щедрин заметил. Он был в обеих шкурах: и вице-губернатор, и издатель «Отечественных записок», запрещенных Александром Третьим.

Пролетарии и крестьяне, ставшие после революции чиновниками, вели себя точно так же, как свергнутые царские, только лоском, обкатанным двумя веками просвещения, не обладали. Хамство их было более откровенным, хотя с годами тоже как-то подтушевывалось. Если в 20–30-е годы рядились в полувоенное, то с конца 40-х стали засовывать себя в пиджаки. Очень смешно переодели труп Ленина в Мавзолее: похоронили в песочного цвета френче английского покроя, а в 1936 вдруг вздумали облачить в цивильное – пиджачок с галстучком, как на портретах, развешанных по советским учреждениям.

Сталинская бюрократия захотела выглядеть по-буржуазному, хотя из начальственной моды еще не вышли полувоенные френчи и начищенные сапоги.

* * *
Как редко в одной голове умещаются тактика и стратегия! Тактики – хитрецы, они ловко плетут интриги, манипулируют как простодушными, так и равнодушными, но не видят последствий. Как правило, это люди, чье интеллектуальное развитие завершилось в 13 лет. Стратеги видят последствия, но легко поддаются сплетенной паутине, как в царстве лилипутов Гулливер. Все мировые мерзавцы были прекрасными тактиками, но, как точно сказано об одном из них: «Такой завел порядок, хоть покати шаром».

XX век знавал и стратегов, сохранивших тактическое мышление: Ататюрк, Ленин, Черчилль. Первые двое отличились еще кровожадностью. Великим стратегом, абсолютно лишенным тактических качеств и даже принципиальным врагом всякого рода тактики был академик Сахаров. Его тени боятся до сих пор. Даже увековечили как-то двусмысленно, назвав его именем единственную безжизненную улицу Москвы – там на обломках Домниковки ни одного жилого дома.

Тактики никогда не бывают свободными. Они рабы обстоятельств, рабы собственного властолюбия.

* * *
Принято восхищаться спартанским воспитанием и их аскетическим образом жизни. Но для спартанцев не существовало мира, то есть нормальной плодотворной жизни. И если б не их вечный враг – памятливые Афины, что б осталось от этого мужественного государства? Хоть один завалящий стишок! О трагедии и мечтать нечего. Комедия ж вообще немыслима у тупых целенаправленных воинов. Чувство юмора для них разрушительно: какой же я капитан? Скорее всего, экономика Спарты – сплошной ВПК, мечи, ножи и стрелы. И никакое оружие не спасло от гибели.

* * *
Что совершенно не ласкает моего слуха, так это панмонголизм. Судя по красной волнистой черте, моему компьютеру он тоже чужд. Потомки хана Батыя – а кто из нас ему не потомок? – унаследовали страсть к разрушению. Даже не столько к разрушению, сколько мелкому вандализму – спереть обломок мрамора из Колизея, наделать кучку в бойнице Псковского кремля. Не будь строгой охраны, и московскому Кремлю бы досталось. И доставалось в незабвенном 1917-ом. И Кремлю, и Зимнему дворцу…

Тут еще и рабство в сотнях поколений. Уж очень больно его выдавливать. На Севере в феврале совершенно сумасшедшее солнце. Истосковавшиеся по свету и теплу скидывают одежды и бросаются загорать. Результат – чирьи по всему телу. То же самое происходит, когда сквозь мрак тоталитаризма сверкнет на исторический миг солнышко свободы. И чтобы загар впитался в организм, надо выдавливать гнойники.

Очень по-докторски писатель Чехов построил образ свободы.

* * *
Противоречие языка и действительности: самец именуется в женском роде – карамора, а самка – в мужском – комар. Они, гады, кровь нашу выпивают, но до чего ж красивы! Изящны. Пожалуй, комар – самое изящное творение из насекомых. Тонкие ножки, прозрачные крылья, рубиновое, когда моей кровушки напьется, тельце.

А вчера меня навестила бабочка траурница. Присела на кнопку delete. Хотела, видимо, уничтожить мои благоглупости. Весу не хватило.

* * *
К 8 часам вечера отдаленными громами приблизилась гроза, поначалу робкая, из туч выдавливались капли, а потом вдруг хлынуло, разверзлись хляби небесные, и льет до сих пор. Так внезапно нагрянула осень. Из окна террасы заволжский лес в мягкой дымке, небо опустило на его поверхность серую тучу. Только верхушки будто вырезаны ножницами Творца-эстета. Небо не сплошь серое, с белесыми пятнами.

Вода льется с желоба в лужу, поет отходную пролетевшему лету.
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